Все реки текут к морю. Широкими потоками и узенькими, перепрыгнуть можно, ручейками. Таща на спинах груженые баржи, баркасы или надувные лодченки, кому как придется. С ревом свергаясь со скал, проваливаясь в карстовые трещины, тихо просачиваясь сквозь болотца. Выныривая из-под земли и снова прячась в нее. Сливаясь вместе, чтобы чуть позже разбежаться в разные стороны. Забывая свои истоки. И каждая река так или иначе добирается до своего моря. Даже если мы этого не видим. 
   Все реки текут к морю. 
   Всегда.
     Девочка стоит на краю длинной насыпи, врезавшейся в реку. Насыпь ничем не продолжается, когда-то очень-очень давно здесь был мост, но его нет, разрушили в войну, только серые каменные опоры, быки, словно бредут через воду к тому берегу. И вода закручивается вокруг них, она коричневая, почти рыжая, такого же цвета как конь Орлик, что возит на телеге ящики с продуктами в их магазин. И как конь, река задирает голову и машет гривой, и с этой гривы летят пенные гроздья. Вдоль реки дует ветер, и трава на склонах насыпи колышется и шуршит. Девочка слышит, как ее зовут по имени, тихонько-тихонько. Кто ее зовет? Ветер? Трава? Река?  
   Нет, это мама зовет. Она осталась там, сзади, где на склоне насыпи есть маленький песочный пляж и затон, и где можно купаться, там совсем нет течения. Девочка разворачивается и вприпрыжку бежит назад, к маме, своему плавательному кругу, такому новому и красивому, синему с красными рыбками, к своему ведерку, лопатке и формочкам. Она уже не помнит про реку, она занята более важными мыслями: «Как сделать так, чтобы вода, налитая в яму, не просачивалась в землю, сколько «блинчиков» можно сделать, если найти правильный камень, почему не тонут водомерки». 

   Но когда вечером девочка ляжет спать и закроет глаза, она снова увидит реку, и та превратится в табун рыжих лошадей, бегущих где-то у нее под ногами. И тогда девочка медленно раскинет руки и полетит сквозь ветер через реку, прямо на тот берег, где нет ничего кроме зеленой травы, зовущей ее по имени.




Лиза






Музейные мышки

    Однажды теплым солнечным днем   в одном провинциальном русском городе... Нет, все это уже было. Сначала солнечный день, потом перистые облака, которые, если бы, конечно, снизошли до мелких человеческих дел, могли бы увидеть, как по аллее сквера...  Или вот еще того лучше: легкий ветерок, игравший листьями готовой расцвести сирени, вдруг отвлекся и полетел вслед за... Бросим все эти экивоки и начнем четко, без лишних красивостей.  Хотя и перистые облака, и ветерок действительно присутствовали.
    Итак, теплым солнечным днем 28 мая 201… года по аллее расположенного прямо за железнодорожным вокзалом сквера шли пятеро девушек(?). Нет, всех пятерых назвать девушками никак нельзя. Если для двоих из этой компании закат девической юности догорел не так давно, и привстав на цыпочки, можно даже разглядеть последние розовые сполохи этого самого заката, то еще парочка из этой компании на девушек совсем не смахивала. Пожалуй, их стоит считать дамами. Пятую особу тоже можно отнести к дамам, но тогда уж к дамам постбальзаковского возраста, чей стаж девической юности перешел уже в пенсионный. 
   Ну и как нам объединить их в единое целое? Пятеро женщин? Суховато. Что-то среднее между советской очередью за дефицитом и женской консультацией. Пятеро особ женского полу? Вы меня простите, но это уже какой-то протокол в полицейском участке года этак 1913-го, пожалуй. Подрастеряла русская словесность многое на своем тернистом пути, теперь вот даже не знаешь, как и вывести своих героинь в люди. Ну да ладно. В общем, они шли. 
   Шли весело, воодушевленно, нагруженные букетами пестрых тюльпанов, большой коробкой с тортом, чем-то еще скрытым в матерчатых сумках, но наверняка вкусно-домашним. Впереди всех шествовала та самая постбальзаковская дама, высокая полнотелая, обтянутая сиреневым плюшем спортивного костюма, на спине толстовки пайетками вышита фраза "EASY GIRL". Наталья Николаевна - старший («самый старший!» - как она говорила гордо) научный сотрудник отдела древнерусской живописи местного музея. Через ее пышное плечо были перекинуты связанные шнурками некогда белые, а теперь вытертые, потерявшие былой лоск, фигурные коньки.          
    Собственно, не с Натальи надо было начинать, ну шла она впереди, ну и что. Только начали, а действие уже какими-то кругами поехало. Вон она, сзади всех шлепает, как-то прихрамывает, или нет, не прихрамывает, а просто подтаскивает левую ногу — лопнул ремешок босоножки, и та, превратившись в шлепанец, все время норовит теперь свалиться с ноги и тормозит Лизу.    Лиза — главная наша героиня. Елизавета Юрьевна Вихрова, 26 лет, образование высшее, исторический факультет местного университета. Как легко появлялись в девяностые университеты. Вот были в городе пединститут и политех. Думаете, этого достаточно?  Не-а.  А вот если еще и медучилище было, тогда успех.  Медучилище быстро в мединститут трансформируем, сливаем все три вуза и ура! — университет готов. Вот его Лиза и окончила. Младший научный сотрудник. Понятно, чего. Выше уже сказано. Внешность обыкновенная. Таких девушек принято описывать с "не". Например, так: была она НЕ высока, но как-то по-особому стройна и легка .., или вот так: НЕльзя назвать ее красивой, но в ней все счастие мое... Это все НЕ о Лизе. А о Лизе скажем так: НЕ затейливого вида девушка, НЕ накрашена, НЕ слишком модно одета, в общем, НЕ блещет и ничем таким особым НЕ отличается. НЕ выделяется в толпе, таких тринадцать на дюжину. И далее: НЕ глупа, достаточно образована, но НЕ любит выскакивать как чертик из коробочки с бойкими сентенциями.

— Лиза, ну что там у тебя, чего отстаешь-то? — это Женя, вторая девушка в этой компании, она оглядывается, пытаясь поторопить подругу, но, видя, что у той обувная авария, останавливается:
— Ну как всегда у тебя, не понос, так золотуха. Ну давай сюда, — она забирает у Лизы сумку, где брякают о большой термос с чаем две бутылки кинзмараули, ставит ее на скамейку и роется в кармане своих джинсов.
— На вот, — Женя вытаскивает из кармана веревочку, — свяжи оба конца ремешка.
— Как?
— Да просто. Поставь ногу на скамейку.
Женя ловко связывает своей веревочкой разорванный ремешок босоножки.
— Вот, не Версачи, конечно, но дойдешь.
— Спасибо, Женечка, у тебя всегда под руками какой-нибудь ремкомплект найдется.
— А ты как думаешь. Веревочка — первое дело. Я вот, помню, колготками глушитель у машины подвязала, неделю еще так ездила.
     Женя высокая и стройная, но Лизе кажется, не красивая, такая «девочка-мальчик». И фигура, и ухватки мальчишеские, да и увлечения, пожалуй. Гонять на машине или гулять свою собаку. Собака у нее — огромный черный ньюф, девочка, зовут Шерри. Такая же толковая, как и хозяйка, даже умеет в звонок квартирный звонить. Но вот ключами пользоваться пока не научилась. Зато Женя все умеет. Даже с дрелью управляется, что по мнению Лизы, является вообще неким запредельным уже умением. 
   Как-то карниз со шторой в отделе рухнул. И Лизу послали к завхозу, Еленьмитревне. Еленьмитревна — крепкосбитая, даже на вид, надежная, как свая, тетка. И так же крепко держит вверенное ей хозяйство. Только сама решает менять ли сдохший у смотрительниц полотер на новый или еще раз чинить, давать ли взамен рассыпавшегося от ветхости стула такой же раритет или выдать из только что закупленной новой партии. И каждый квартал устраивает перепись всего вверенного ей добра, «а то мала ль кто-нить чево-нить». Несмотря на то, что проторчала она в музее, можно сказать, на передовом крае культуры, с лихом тридцать лет, ухитрялась сохранять свой нижнеломовский говорок. Среди музейных дам имела она прозвище Кулак. Через десять минут Лиза вернулась в отдел с ответом: «А не нада таки шторы тяжаленны весить… Все в отпуску… Я тееМ сама на стенку лезти буду?.. Через неделю Михалыч с дачи воротице, павесит».
    Перспектива   ждать неделю никого не устроила, и Женька домой за дрелью метнулась и, раз(!) все сама сделала. Быстро и ловко. Куда там Михалычу, дачнику-пенсионеру, тот бы полдня копался. Может, как раз поэтому и живет Женя одна, ну в смысле, вдвоем со своей Шерри, в крохотной однушке. То ли ей никто не нужен, то она никому не нужна. На такие темы Лиза с подругой старается не говорить. О чем тут говорить, вся личная жизнь у самой-то в отделе проходит, даже собаки, и той нет.

***

     Вернемся к остальным. Хотя они не будут присутствовать на этих страницах слишком долго, все-таки надо сделать дамам одолжение и представить их, покрутить перед нашим мысленным взором так и эдак, чтобы было понятно, среди кого Лизе приходится проводить свое время. Тем более, что идти им еще где-то с полчаса, времени нам хватит. 
   Вот ее начальница. Это она несет в одной руке букет тюльпанов, а в другой – большой торт, гордо демонстрирующий свои кремовые прелести сквозь прозрачную крышку.  
    Анна Леопольдовна всегда устраивает корпоратив отдела в конце мая — как она говорит, перед началом горячего сезона — а на самом деле совмещая ставший в последние годы обязательным офисный праздник с собственным днем рожденья, что приходился как раз на одно из последних чисел месяца. Женщина она одинокая, приглашать на день рожденья ей особо некого, а тут все свои, девочки из отдела, знакомые уже не первый год. 
   Хозяином дома Анны Леопольдовны и ее домашним тираном стал кот, пятилетний сибирский красавец, крупный, кругломордый, серый с палево-персиковым подшерстком. Лапы широкие, мужицкие, хвост султаном, глаза желтые, наглые, хозяйские или, как говорит сама Анна Леопольдовна, бестрепетные. Такой кот был вполне достоин имени Лорд или, хотя бы Милорд, но носил самое простецкое кошачье имя Васенька. 
   Был Васенька не то, чтобы избалован, нет. Свой нрав он начал проявлять сразу, еще когда примерно месячным тощим котенком был обнаружен Анной Леопольдовной на лестнице перед дверью собственной квартиры. Откуда только берутся котята на лестницах в подъездах, закрытых на замки, а то и с консьержкой внизу? Мамаши-кошки что ли пристраивают своих подросших деток в добрые руки, выводят, так сказать, в люди?
    Анна Леопольдовна взяла мяукающего почти на ультразвуке малыша в ладони и пошла обходить квартиры. Понятно же, что котенок сбежал у кого-то, а иначе откуда бы ему взяться в закрытом подъезде в декабре. Дом ее был старым, послевоенным, трехэтажным, квартир в подъезде всего девять. Она честно обошла всех, но соседи, все как один, отказались признавать котика своим. Пока Анна Леопольдовна ходила вверх-вниз по лестнице, пушистик пригрелся у нее на руках, заурчал и, приобняв крохотной лапкой ее за грудь, заснул. "Ладно, сегодня пятница, пусть останется у меня на выходные, а в понедельник пристрою кому-нибудь в музее, смотрительницы может возьмут или уборщицы," — и, бросив на пол в прихожей старую кресельную накидку, устроила сироту рядом со "скорбной" скамеечкой, присев на которую, обычно разувалась. Но не тут-то было, проснувшийся котенок немедленно отправился осматривать квартиру и, пройдя по периметру прихожей — кухни — комнаты, устроился в кресле у телевизора. Сколько не сгоняла его оттуда Анна Леопольдовна, котенок немедленно возвращался обратно. 
   Когда поздним вечером Анна Леопольдовна устроилась в своем кресле смотреть "Аббатство Даунтон" по Культуре, сброшенный в очередной раз на пол котик впрыгнул ей на колени, потоптавшись, улегся и свернулся клубком. Так она и смотрела фильм, поглаживая мягкую серую шерстку, пальцами чувствую под ней тоненькие хрупкие косточки: "Эх ты, Васенька." 
    В понедельник вопрос, как пристроить котенка, даже не поднимался.
      Как-то не заметно для хозяйки кот вырос. Большую часть дня он проводил на окне, активно наблюдая со второго этажа за весенней жизнью двора. Он непрерывно мел хвостом, вскакивал и ходил взад-вперед по подоконнику, как лев в клетке. И тогда на пол летело все, что Анна Леопольдовна имела неосторожность там пристроить: программа и очки, текущая книга и кофейная чашка, забытая утром. Иной раз Васенька издавал звуки. Вообще он был на редкость молчалив, возможно потому, что не приходилось ему ни просить хозяйку, ни приказывать ей — еда, вода и прочие необходимые для кошачьей жизни атрибуты подавались всегда вовремя и как надо. А сейчас на особо волнительные сцены дворовой жизни кот реагировал эдаким утробным подвыванием, начинавшимся где-то в животе, тянущимся на одной ноте и вдруг взлетающим в верхний регистр диким индейским воплем. 
    Да, реальность за окном возбуждала. И Васенька решил вмешаться.
    Тихим мартовским вечером Анна Леопольдовна спешила домой. Она поднялась на свой второй этаж, не выпуская из рук сумку и пакет с продуктами, нашарила в кармане пальто ключ и открыла дверь. В ту же секунду под ноги ей кинулось что-то бесформенное-серое и, превратившись в ее любимого кота, помчалось вниз по ступенькам.
   — Васенька! — ошалевшая Анна Леопольдовна, швырнула через порог сумку и пакет. Она даже не вспомнила, что там в пакете лежали четыре стеклянные баночки с йогуртом, и помчалась вслед за котом. 
   "Куда он из подъезда денется-то, дверь на замке," — думала она, остывая и постепенно сбавляя прыть. Но на беду сегодня была открыта подвальная дверь под лестницей. Расписание открытия и закрытия этой самой двери было тайным знанием коммунальщиков и до сведения жильцов подъезда не доводилось никогда. Смысл периодического открывания маленькой дверцы тоже оставался ведом лишь служителям коммунального культа. Сквозь этот сакральный портал и проскочил Васенька. 
   Анна Леопольдовна на автопилоте влетела туда же, но тут же резко затормозила. Найти хоть какое-то подобие выключателя ей не удалось, темнота в подвале казалась непроглядной. Вернувшись в квартиру, Анна Леопольдовна решительно перешагнула валявшиеся на полу сумку и пакет, под которыми потихонечку расплывалось белое йогуртовое пятно, взяла фонарик и, надев на всякий случай резиновые сапоги, вернулась в подвал спасать. Она сделала массу неожиданных открытий о жизни в подвальных углах и закоулках, многое узнала о системе подключения дома к теплу и водопроводу, но кота так и не нашла. Он уже давно выскользнул на улицу через отдушину. Прогулка по двору, обход ближайших помоек и гаражей тоже не принесли результатов. Ей оставалось только ждать...	
     Весь вечер с периодичностью в полчаса Анна Леопольдовна открывала входную дверь, выходила на улицу, постояв у подъезда и покискискав, возвращалась в квартиру. Сначала она переживала: мало ли что может случиться с бедным котиком. Потом начала злиться: это ведь надо же, какое глупое животное, на волю его, видите ли, потянуло. А под конец обиделась: подлая скотина, променял меня и домашний уют на сомнительные помоечные радости. И обидевшись, уселась смотреть какой-то очередной сериал. Но смотрела, надо сказать, не внимательно, и когда за входной дверью раздался утробный кошачий вой, мгновенно подхватилась и понеслась открывать. По коридору неслась разгневанная фурия, брошенная Медея, предвкушавшая сладость мести. В прихожую примчалась, победно трубя в рог, Валькирия, прекрасно осознающая, что таких как она не бросают. А дверь открыла донельзя счастливая мамочка: вернулся сыночек любимый.
      — Васенька! — взять на руки, прижаться щекой к влажной, пахнущей последним снегом и первой землей шерсти. 
   Счастье.
   Но за всякое счастье надо платить. И Анна Леопольдовна заплатила нервами и своим поражением в борьбе Васеньки за личную свободу. Еще раза три или четыре пыталась она стать плотиной на Васенькином неуемном стремлении к воле, но в итоге сдалась, и между ними был заключен договор. Договор скрепили ошейником с круглой медалькой, на которой был выгравирован телефон Анны Леопольдовны. Теперь, уходя утром на работу, она выпускала кота на улицу, а когда вечером возвращалась домой, Васенька обычно ждал ее у подъезда. Кстати, опозданий он не терпел.
 
      Сторонница здорового образа жизни, Лизина начальница никогда не соглашалась на тривиальные посиделки в ресторане, а стремилась в этот день устроить своим девочкам какое-то интересное и полезное мероприятие. Например, в прошлом году они играли в пейнтбол. Правда, Лизу не очень вдохновила беготня и прятки в лесу. Подстрелить она никого не успела, потому что первой подстрелили ее, и дальше она уже готовила стол для продолжавших охоту друг на друга и визжащих от возбуждения музейных мышек. Но все остальные были очень довольны. 
   Теперь же Анна Леопольдовна решила поставить весь свой отдел на коньки — они пойдут в недавно открывшийся в городе Ледовый дворец.
    Эту мысль подсказала ей Верунчик. Та всегда была в курсе всех городских новостей, приносила их на хвосте в отдел, и бодро стрекотала целый день, создавая легкий звуковой фон, на который, как на белый шум, никто уже не обращал внимания. Достаточно было иной раз подать ответную реплику или просто поугукать, и речь Верунчика катилась дальше, как ручеек по камушкам. Анна Леопольдовна пересекалась с Веркой Новиковой всю жизнь, та с завидной и абсолютно непредсказуемой периодичностью выскакивала перед ней. Жили в соседних дворах, но не дружили, Верка гоняла с пацанами на велике, тихая Аня воспитывала своих кукол под большой деревянной горкой.  Когда Анна уже училась в Ленинграде на третьем курсе истфака, на общежитской кухне она вдруг нос к носу столкнулась с Веркой, первокурсницей. А на пятом, Анна тогда была в комитете комсомола факультета, ей пришлось принимать участие в разбирательстве личного дела Верунчика. Та едва не вылетела из института. А все ее длинный язык и, как всю жизнь считала, Анна Леопольдовна, короткий ум.
    С ними училось тогда много колумбийцев. Колумбийцы были ребята дружные и веселые, постоянно собирались в общаге большими компаниями, и – песни-пляски до утра. Ясно дело, кое-кому и спать мешали. И Верунчик заявилась однажды на этот вечный праздник жизни и в порыве борьбы за справедливость и спокойный сон бухнула, что ночь уж на дворе и пора заканчивать этот ихний КОЛУМБАРИЙ. И кто-то из них оказался настолько знающим русский язык, что понял смысл, и изобиделся. И нажаловались колумбийцы на Верку, и получила она по полной программе за нарушение принципов интернационализма и оскорбление, наоборот, национального достоинства и чувств наших иностранных товарищей. Но все-таки не вылетела, потому что, хоть осуждали вслух строго, но в душе было смешно. И кстати, словечко то, «колумбарий», надежно закрепилось в общежитской среде, но произносилось теперь лишь среди своих. 
    А непотопляемый и неунывающий Верунчик рулил по жизни дальше. На пятом курсе она вышла замуж за какого-то араба, сирийца, кажется, и уехала с ним. Нет, вовсе не в жаркие страны. Молодожены рванули в Финляндию, Верка вдруг вспомнила, что она финка по бабушке, и даже знает пару детских песенок на родном языке. А с мужем-иностранцем все выходы из Союза открыты. Прожили они там не мало лет, но, видимо, муж ее так и не адаптировался к холодам, и покорный зову крови и пустыни, однажды засобирался на родину. И Верунчик тоже решила ехать на родину. На свою. Наскоро разведясь, побросав немудрящие шмотки, к которым всегда была равнодушна, в пару чемоданов, она приехала в их тихий город, в свою старую квартиру к своей старой матери. И однажды опять выскочила перед носом Анны Леопольдовны прямо на пороге отдела древнерусской живописи.
    Кататься на коньках Верунчик не умела, но она всегда с готовностью хваталась за любое, казавшееся ей увлекательным, дело, даже если не петрила в нем ни уха, ни рыла. Так что, можно сказать, сегодняшняя идея отправиться в Ледовый, это была ее, Веркина идея.







Первая тайна

     Все, добрались, получили прокатные коньки, сгрузили все сумки с вкусняшками в камеру хранения («Часок покатаемся и поляну накроем, я, девочки, местную кафешку забронировала», — воодушевила всех Анна Леопольдовна) и покатили. То есть по-настоящему покатила Наталья. Высказав все подходящие к случаю сентенции: «Старый конь борозды не испортит», «Талант не пропьешь», а заодно и «Красоту, ее не спрячешь», она плавно поехала по кругу, широко разведя руки. Все быстрее и быстрее, словно сначала приноравливаясь ко льду, а надежен ли, а не коварен ли, и вот поверила и полетела, и вдруг закружилась на месте здоровенной сиреневой юлой, поехала спиной вперед и раз(!) прыгнула. Может быть кто-то сказал бы, что похожа она больше всего на циркового тюленя, но Лизе казалось, что это очень красиво. Сама она обувала белые высокие ботинки с длинными-предлинными шнурками, путалась в них, и, если бы не Женя, проколупалась бы с ними половину отпущенного им времени. Когда Лизе удалось, перебирая руками по бортику, дойти до калитки, туда как раз подъехала Наталья. Она улыбалась, раскрасневшись и помолодев лет, бог его знает, на сколько лет, все равно это запредельная старость:
— Ну что, Лизавета, поехали?
— Да я не умею, Наталья Николаевна.
— Да ты не бойся, девонька, на льду все падают. И ты упадешь. Так что и бояться нечего. Упадешь и поднимешься. В детстве что ли не каталась?
— Не каталась.
     Куда ей. Мама не разрешала. Ленуся, тетя Лизочкина, взяла ее один раз на каток зимой, Лизе тогда лет десять уже было. А потом у нее воспаление легких случилось. Как мама тогда ругалась! На Ленусю, конечно, не на Лизочку. И больше ни-ни, ни коньков, ни лыж: «Девочка слабая, пневмония три(!) раза уже была, в гроб ее вогнать хочешь?!» Лизочку с четырех лет на танцы водили, это и красиво, и для фигуры хорошо, и в помещении. 
   Лиза танцы ненавидела. Девочек в купальничках черных и юбочках из тафты ненавидела. И себя в такой же юбочке в зеркале ненавидела. Но не спорила, ходила. Пока мама с Ленусей на какой-то их концерт в местном ДК не пришли и не посмотрели. У них преподавательница была на Айседоре Дункан помешана: «Импровизация… Слушаем музыку, чувствуем ее… Видим образ… танцуем его…» Эту импровизацию к концерту они репетировали полгода. И вот на первом плане девочки постарше красиво движутся под какой-то ноктюрн, а во втором ряду те, что поменьше, и Лиза крайняя слева. В музыку она не попала ни разу, двигалась угловато, поворачивалась не в ту сторону, куда все. В общем, Ленуся потом смеялась, а мама тащила ее за руку домой, бежала рысью, будто опаздывала куда, и молчала. И дома уже: «Это, вообще, что? Ты сколько лет уже на эти танцы? И что? Ты же пляшешь с грацией прострелянного навылет шезлонга!» Когда в маминой речи возникла пауза, Лиза тихо сказала: «Айседор из меня не вышел» и демонстративно вздохнула. Она ликовала: «Конец! Конец танцам! Больше мама ее туда не поведет. Позориться не захочет». 
— Вот, держись, — Наталья подтолкнула к Лизе большого пластикового мишку, с двух сторон из него торчали черные ручки, — только не дави сверху сильно, опрокинется.
   Лиза толкнула слегка медведя вперед, переступила ногами. Не поехала, нет конечно, пошла по льду. Наталья не отставала:
—  Присядь пониже, ноги-то согни в коленках, на прямых не поедешь. Еще пониже, будто попой стул ищешь. Вот, молодец. Теперь одной ногой толкаешься, на другой скользишь. Вот, вот, умница. И так все время, раз-два… Раз-два…
    И Лиза действительно поехала. Чуть-чуть, но скользила. Потихоньку вдоль бортика, но ехала же. Чудо. Теперь у нее была возможность оглядеться. Наталья умчалась к другим. Вон Анна Леопольдовна с Верунчиком, опираясь на таких же мишек, потихоньку ползут. Вон Женька, эта и тут не сплоховала. Она взяла себе не фигурки, а хоккейки, и сейчас лихо носилась, нагнувшись вперед, огромными шагами переставляя длинные свои ноги, тормозила на скорости так, что из-под конька поднимался фонтан ледяной трухи. 
    На льду они были не одни, хотя народу не много, человек пятнадцать, да еще в одном углу группу совсем маленьких ребятишек тренировала девушка. Каждый раз проезжая мимо малышни, Лиза притормаживала. Подумать только, совсем крохи, лет по пять, сами-то чуть выше конька, а выделывают всякие фигуры, перепрыгивают с ножки на ножку, повороты, вращения, «пистолетик», «ласточку», «фонарик», «дорожку». А тренерша, молодая совсем, младше Лизы, им показывает, как делать, и все время: «умничка, зайка», «вот так, зайка, смотри…», «прыгай, зайка, не бойся, у тебя получится…» И улыбается им. И видно, что искренне. «Вот бы и мне так», — думает Лиза, и, проезжая мимо, тоже улыбается и малышам, и этой девушке. 
     Когда сеанс закончился, Лиза догнала уходящую со льда тренершу и окликнула ее:
— Подождите!
     Та обернулась, стоя в открытой калитке:
— Да?
    Лиза подъехала со своим медведем, с грохотом врезалась в борт, судорожно схватилась за него:
— Вы не могли бы со мной так позаниматься?
Девушка явно удивилась:
— С вами? Я только маленьких тренирую… Если хотите, я вам дам телефон, вам подберут инструктора.
    Лиза сразу увяла, поняла, что зря и заговорила. Подберут инструктора… Она не хотела какого-то инструктора. Она хотела с этой улыбчивой девушкой.
— Спасибо… Не надо.
    Она снова уцепилась за медведя, развернулась догонять своих.
— Постойте, — девушка окликнула ее, — если только по вечерам… Вам вечером удобно?
   Лиза резко крутанулась, оперлась на мишку, и тут он рухнул, увлекая ее за собой. Лиза упала, больно стукнулась локтем, уселась на лед. Девушка подъехала к ней:
— Не ушиблись?
— Ушиблась. Больно очень. Вот локоть.
— Заниматься не передумали?
— Не передумала.
— Тогда вставайте на коленки, с колен подниматься удобнее.
   И только, когда Лизе удалось встать сначала на четвереньки, а потом на колени, протянула ей руку, помогла встать.
— Ну вот, первый урок, как вставать, вы уже прошли. На втором научу вас падать правильно. Давайте во вторник что ли, приходите в шесть. Меня Вероника зовут.
— А меня – Елизавета.
 
   Она всегда хотела быть Елизаветой. Гордо нести царственное имя. Но не получалось. Никто не звал ее так. Мама с папой звали Лизонькой, Ленуся вслед за бабушкой Томой – Лизок, Лизочек. Ну а все остальные – Лизой. Но представлялась она всегда Елизаветой. 
   С Вероникой тоже не получилось, уже на первом занятии она стала «Лиза, зайка». 

***

    Все лето Лиза бегала по вечерам на тренировки. Три раза в неделю, по вторникам, четвергам и пятницам. Получалось у нее не особо, но она не переживала. Даже гордилась своими успехами, вот прошлый раз перебежка никак не шла, а сегодня, пожалуйста, получилось. То вообще не могла ногу даже приподнять, «страшно, как я на одной задом поеду?», а теперь едет, и даже чуть прогнувшись в спине, и руки красиво разведены. Лиза считала, красиво. И Вероника, Ника, хвалила: «Умничка, зайка, у тебя получается». Ну и ругала, не без того: «Лиза, зайка, это же ласточка, а не вешалка, прогнись, ногу выше. Давай, зайка, постарайся».
     Отпуск летом Лизе не предложили, но в этот раз она не огорчилась, ей было хорошо. А дома она ничего про свои занятия не сказала. Незачем. Мама переживать будет: «Это очень травматичный спорт. Ты понимаешь, что ты делаешь? А если ногу сломаешь? Перелом шейки бедра, и все: ты – инвалид на всю оставшуюся жизнь». 
   Новые, очень дорогие, за двенадцать тысяч, коньки, купленные в профессиональном магазине «Фигурист»: кожаный белый ботинок, гелевое нутро, индивидуально на твою ногу формируемое, стальные австрийские лезвия, грамотная профи-заточка, настоящее богатство — хранились у Ники. 
— Понимаешь, не хочу домой нести, сразу начнут меня воспитывать. Можно, нельзя. Мне скоро тридцатник, но я же единственный ребенок, я одна, а их много: мама, папа, Ленуся, бабушка Тома. Вот они до сих пор и играют в меня. В дочки-матери. Не хочу их огорчать. Игрушку отнимать.
— Да не вопрос, зайка. Я на машине. Буду возить твои конечки. Не на горбу же таскать.
     Эта тайна, первая в ее сознательной жизни настоящая тайна, словно поднимала ее над окружающими. Они думали, перед ними все та же Лиза, та, которую они прекрасно знают, видят каждый день, та к которой они давно привыкли и не ждут от нее каких-то сюрпризов. Но она-то знала, что она вовсе не та серая музейная мышь. Серая музейная мышь осталась далеко, прошедшие три месяца превратились для Лизы в сотни световых лет, и разглядеть из своего настоящего ту невзрачную мелочь она была не в состоянии. 
   Как-то вдруг Лиза осознала, что дружит с Никой. Не просто занимается с ней на льду, а именно дружит. И разговаривать с ней было гораздо интереснее, чем с Женей. Она была другая, смотрела совсем другие фильмы, читала другие книги. Умберто Эко, не читать которого было дурным тоном, Ника отрицала всего и целиком: «Такие талмуды читать? Ну уж нет. Я за всю свою жизнь через один не проползу. Что «Имя Розы»? Ну да, я фильм видела. Класс! Нет читать не буду. Зачем сравнивать? Я что, зарплату за это получаю? КинаМ вполне достаточно».  Простенькая и незамысловатая, неспособная долго задерживать внимание на серьезном предмете, поскакушка? Да, именно такой она и казалась Лизе поначалу. Но ведь она была спортсменкой, настоящей, даже медали брала в молодежке в танцах на льду. А этого с кондачка не ухватишь. Годы работы в загородке. Одна и та же работа каждый день, одна и та же ледяная загородка, одни и те же элементы. Элементы те же — уровень выше, всё выше.  Повтор за повтором, раз за разом, год за годом. 
   Но была в этой девушке легкость, та легкость, что так не хватало самой Лизе.  Ника жила словно бегом, все куда-то спешила, и всему радовалась. Сначала Лиза думала, что ей просто нравится работа, тренировать детишек, но потом ей стало казаться, что Нике вообще все нравится. Солнце светит – ура! Дождь зарядил на целый день – класс, машинка помоется. Полная группа на занятие собралась – круто, лишний червонец карман не тянет. Почти никто не пришел, гриппуют или по дачам поувозили — о, вообще песня, смогу ребятишек новому элементу обучить, в толпе-то трудно, а так до каждого доберусь. И все время у нее звонил телефон, все время она была кому-то нужна. «Да, зайка, да, конечно..., обязательно..., заметано», — она всегда соглашалась с чем-то в трубку, Лиза ни разу не слышала, что бы она кому-то в чем-то отказала. Соглашалась, бежала куда-то и улыбалась. 
    Зато музыку Ника слушала самую мрачную, тяжелую, вязкую, неблагополучную, зовущую в темные миры, в вывернутую реальность, в опасную глубину подсознанья.
     Как-то после тренировки они вышли на улицу одновременно. И одновременно остановились в стеклянных воротах Дворца. За прозрачной стеной города не было.  А была буйная круговерть воды, тьмы и ветра. Дождь не шел, а валил из провисших, сизых от натуги туч тугими струями-канатами, они перекручивались между собой, с силой лупили по асфальту, разбегались во все стороны бурными потоками.
— Армагеддон, — Лиза стояла, опустив руки. 
Тащиться под таким дождищем до остановки или подождать, может выльется? Что-то не похоже, чтобы он собирался заканчиваться.
— Да брось ты, ерунда. Побежали, я тебя подвезу, — Ника подтолкнула ее в сторону улицы, — Вон моя ласточка, всего-то метров тридцать, давай бегом.
    Но и тридцати метров хватило с лихвой. Когда девушки запрыгнули в крохотную красную машинку и захлопнули за собой двери, обе они были мокрыми, Лизино платьице прилипло к телу, а Никина футболка казалась совершенно прозрачной.
— На вот, — Ника порылась в огромной сумке, где были складированы ее и лизины коньки, спортивный костюм и бог знает, что еще, вытащила фибровое голубенькое полотенце, — волосы вытри, а то с головы течет. 
    Потом оттуда же выудила сухую футболку, встряхнула ее и, ничтоже сумняшася, скинув с себя мокрую майку, переоделась.
— Ну вот, порядочек. Поехали. Тебе куда?
   Лиза назвала адрес. Оказалось, им по дороге. Сама Ника жила на той стороне. В этом городе «та сторона» — противоположный берег реки. Старый городской центр с Кремлем находился на одном берегу реки, а часть города, выросшая за рекой, с покон веку называлась «той стороной». А мост через реку был как раз недалеко от Лизиного дома. Крохотный форд Ка вывернул со стоянки, Ника включила музыку. Чистый, манерный, слегка надорванный женский голос ввинчивался в мозг:
 

…В золотых цепях я утопаю в болоте
            Кровь моя чище чистых наркотиков…

 
    Потом еще что-то неразборчиво, и рефреном: 
 
Смерти больше нет, 
Смерти больше нет, 
Смерти больше нет... 
 
— Что это? – Лиза бы не сказала, что ей это нравится, но голос цеплял, не отпускал, тянул за собой:
 

…Я заливаю глаза керосином
           Пусть всё горит, пусть всё горит…

 
— Песенка такая, «Смерти больше нет» называется.
— А кто поет?
— Настя и Коля. Не слышала? Группа Айспик.
— Страшноватенько.
— Да, мне тоже очень нравится. 
— О чем они вообще? – Лиза пыталась понять смысл песни, но его было не много, на ее взгляд, повторялись одни и те же фразы.
— Да неважно, какая разница, о чем. Важно настроение.
— И какое же тут у них настроение? – продолжала допытываться Лиза.
— Какое у них настроение, мне без разницы. Важно какое у меня создается настроение, когда я слушаю.
— И какое?
    Ника задумалась, погримасничала: вытянула губы трубочкой, потом оскалилась и снова сжала рот куриной гузкой, нахмурила брови. Наверное, пыталась понять, какое же все-таки в ней возникает настроение.
— Протестное.
   Неожиданный ответ. Уж на что, на что, а на человека протестующего Ника совсем не была похожа. Она спорила ли хотя бы с кем? Лиза такого не помнила. А уж протестовать… 
— И против чего ты протестуешь? Что у тебя не так? Что тебе не дается? И где? Марш протеста? Или ты с одиночным пикетом торчишь по выходным у мэрии? 
— Нет, не так. Не социальный протест, не политический. Ерунда — все эти марши «за» и «против». Дурачки туда ходят. Умники руководят, дивиденды с этого стригут, а дурачки ходят. Я про другое совсем. Это мой личный протест. Внутренний. Против мира, против всего. Всего, что есть, понимаешь?
— Не вполне.
— Протест, как способ идти вперед. Даже не совсем протест. Скорее отрицание. Ну я не знаю, как словами, чтоб понятно было. Я так чувствую. Вот знаешь, мне не надо, чтоб было дадено. Чтоб на тарелочке с голубой каемочкой. Я возьму сам.
— Сама.
— «Я возьму сам» — это книжка такая. Олди. Не читала?
— Нет. Это фантастика вроде какая-то? Фэнтази… Гоблины, хоббиты… Я не люблю.
— Нет, зайка. Это фэнтази, конечно. Но эта правильная правда. Почитай, сама увидишь.
   Лиза пообещала прочитать. «Ладно, возьму как-нибудь в отпуск что ли. Не понравится, там и оставлю». Она предпочитала читать бумажные книги. Листать, загибать уголки там, где остановилась, оставлять перевернутой, чтобы края мягкой обложки поднимались плавными крыльями. И стыдно сказать, ей нравилось даже пачкать их, если оставалось кофейное пятно или намертво прилипал всунутый между страниц цветок, книга становилась более личной, более ее собственной, своей.
    Доехали до Лизиного дома.
— Во двор не заезжай, пожалуйста. Мои из окна увидят, замучают расспросами «кто да что». Я добегу.
Фордик тормознул на углу дома.
— Ну пока, Лиз.
— Ну пока.
     Лиза побежала прямо через раскисший газон, все равно босоножки промокли.  
— Господи! Лиза! Ты вся мокрая! Немедленно в горячий душ, и хорошенько разотрись полотенцем! – бабушка, как всегда, безапелляционна, — опять будешь две недели сопли гонять!
— Где тебя носит в такую погоду?! Того и гляди гроза начнется. Разве можно по городу шляться, — мама вступила. 
    Ответов от Лизы никто не ждет. 
    Где же Ленуся? Почему она пропускает свою партию? Она должна выйти с репликой: «Что зонтиков еще не придумали? С утра дождь обещали, могла бы взять», или что-нибудь в этом роде. Но, видимо, ее нет дома, опять укатила куда-то. Вот ей не надо ни перед кем отчитываться и, уж тем более, отпрашиваться. Захотела, на турбазу свою поехала, захотела, к отцу рванула. Деду Жоре сколько лет-то уже? За восемьдесят, а он все на охоту по лесам ходит. Они, когда с бабушкой развелись, Лиза еще и не родилась тогда, дед из города уехал, жил на хуторе один, там лес кругом, озеро большое, хозяйство охотоведческое, он егерем устроился. Ленуся ее возила туда в детстве.  Лиза помнила большую темную избу, печь прямо посредине, баню. Баню дед топил жарко, Лиза ее боялась, куксилась, не хотела туда ходить. Вот сейчас бы в эту баню – греться. Она не замечала до сих пор, что замерзла. А сейчас, когда вокруг нее причитали мать с бабкой, стаскивали с нее промокшее платье, босоножки, совали в руки полотенце, включали воду в душе, «погорячее давай, а то простудится», почувствовала, как холодом колет ладони, кончики пальцев, почувствовала какие зябкие у нее ноги, как у лягушки. И картинка встала у нее перед глазами: дед плещет воду на каменку, и горячий пар кидается Лизе прямо в лицо, обжигает все ее голенькое худенькое тело, она визжит, вырывается из цепких дедовых рук, орет: «Ленуся-а-а, домой поедем сейчас же!» А Ленуся, сидя на полке с веником на коленях, прикрылась от отца, хохочет.

***

     В сентябре в музее устраивали новую выставку. «Крещеные огнем». Это Анна Леопольдовна такое название красивое придумала. В фондах лежало немалое количество медного литья, кресты, складни, иконки нательные, старообрядческие в основном, много всего. Наконец, руки дошли, все было систематизировано, каталогизировано, приведено в порядок. А тут еще музейщики из соседней области предложили свои фонды выставить вместе, и получилась выставка. И вот день открытия уже озвучен, местные власти приглашены, фуршет заказан, а подготовка – конь не валялся: тексты   не написаны, экскурсия не составлена. На все про все неделя осталась. Потом – вилы, надо материалы в типографию сдать, чтоб стенды сделали.
— Наталья Николаевна, вы когда мне материалы для стендов дадите? 
— Сей минут, мне не много совсем осталось, начать и кончить.
— Мне не до шуток, в четверг надо все передать в типографию, в крайнем случае в пятницу, в самом крайнем, —   Анна Леопольдовна, уже получившая по шапке от вышестоящего начальства, была непреклонна.
— Я вот Лизочку попрошу, она мне поможет, — Наталья положила на Лизин стол пачку исписанных от руки листов, — надо отредактировать.
— Но у меня же текст экскурсии… — Лиза подняла глаза на двух нависавших над ней начальниц, —  и почему в бумажном виде, Наталья Николаевна, что в электронном нельзя было?
— Ну, я — старая школа, мне так удобнее, на бумаге.
    «А мне – нет! Это мне сначала почерк разбирать, редактировать, потом в ящик перебухивать. Старая школа... Старая лошадь!» Но вслух только:
— Когда же я этим буду заниматься?
— А мы с тобой завтра вечерочком останемся и все окучим, — Наталья мило улыбалась.
    Всегда, если нужно было остаться «вечерочком», речь шла о Лизе. Жене – собаку гулять, это святое, у Анны – Васенька, еще более святое, Верунчик найдет уважительную причину отвертеться, то у нее курсы психологические, то астрологические, то йога, то она билеты на концерт заезжей знаменитости аж за два месяца купила. Поэтому сложился тандем Наталья – Лиза, они и закрывали все хвосты, приходящиеся на «вечерочки». Завтра вторник — тренировка. Коньки, о которых в отделе никто ни сном, ни духом. Лиза заметалась. Отменить тренировку? Можно, ничего особенного. Ника не обидится. Но почему она должна отменять то, что ей нравится. Только потому, что Наталья не справилась сама? Нет, помочь она всегда готова. И даже вечером остаться. Оставалась же раньше. Но только не завтра.
— Нет, завтра я не могу.
    Они смотрели на нее оторопело. Замерев. Как на заговорившую вдруг колонну. Или на пылесос, который заявил, что не будет больше чистить эти драные ковры и немедленно, прямо сейчас улетает в Монте-Карло.
— Завтра не могу… Могу послезавтра… или сегодня. 
    Начальницы отмерли… ожили… Чуда не случилось, пылесос не стал настаивать на отлете к лазурным берегам.
   Но вторник Лиза выиграла. Она считала, что да, выиграла. Ничего страшного, посидит в среду с Натальей вечером, отредактируют они эти несчастные стенды, а в комп она и дома может это все забить, не вопрос.
Спокойно забить стенды в комп не получилось. Дома, как всегда, гремел гром и сверкали выпускаемые бабушкой молнии. Ей вдруг понадобилось найти какой-то документ, бог весть, какой и зачем. И конечно, она его не могла найти. И конечно, виноваты в этом были все, кроме нее. Ведь она прекрасно помнит, что эта бумажка, голубенькая такая, лежала вот здесь в серванте в старой коробке из-под туфель: «Слушайте, какие это были туфли! Из Риги привезла, из командировки. Кожаные, бордовые... Да где же эта чертова бумажка?»
— Это, наверняка, твой муж взял. Вечно сует нос, куда не просят!
— Мама, ну зачем ему?
— Ну не взял. Значит, потерял. Ремонт делал, сервант двигал, все вытаскивал и потерял. Никогда не смотрит, что вокруг происходит!
— Мама, мы ремонт шесть лет назад делали. И ты ни разу не хватилась этого... чего ты там ищешь.
— Не хватилась, потому что не надо было. Ты, Эля, всегда его защищаешь. Лучше бы о матери подумала.
Эту тему бабушка могла развивать бесконечно. Папе было все равно, он отсутствовал, спасался на очередной стройке.
Все трое, мама, бабушка и Ленуся ползали около старого серванта. Выгребали из него все, что долгие годы сохраняло его необъятное деревянное нутро. Этот был еще прабабушкин сервант, даже, пожалуй, буфет: снизу две деревянные дверки, вечно запертые на ключ, а выше застекленное отделение для посуды. С закругленными краями. Мода середины прошлого века. 
Когда-то давно, Лиза еще в школе училась, бабушка решила выкинуть все старье на помойку и приобрести новую белорусскую мебель. Ей хотелось «воздуха». 
— Все эти древние гробы вон отсюда: и сервант этот, и стол, урод какой, ножищи как у слона, и шкаф из прихожей, его еще отец сам делал после войны, тогда ничего не было. Закажем шкаф-купе. 
Но тогда неожиданно воспротивилась мама. Эля никогда не спорила с матерью, это был едва ли не первый раз в ее жизни. Но она встала на защиту «старья». 
— Это антиквариат, мама. На вот, посмотри, — она сунула матери под нос открытый ноут со страничкой какого-то, выбранного наугад, антикварного магазина, — стол почти как у нас. Ты видишь сколько он стоит?
— Вот и прекрасно! Значит, не выбросим, а продадим. 
Но дочь не позволила. Произошла некоторая перетасовка мебели в квартире. «Старье» переселилось в комнату Лизиных родителей. Прадедушкин шкаф остался на своем месте в прихожей, а сервант — на своем, впритык к Лизиному диванчику. На помойку отправились выношенные до дыр кресла-кровати, на которых в детстве спали двойняшки Эля и Ленуся. А бабушка стала счастливой обладательницей небольшой гомельдревской стенки, середину которой занял новый телевизор. Прибавилось ли от этого «воздуха», Лиза затруднялась сказать, все-таки пять человек в двухкомнатной квартире оставляли для него не особо много пространства.
И вот теперь обе дверцы серванта были распахнуты, и оттуда выгребалось и тут же перебиралось все подряд: коробки с забытыми намертво вещами, пакеты с бумажками, баночки с чем-то брякающим внутри и другие сокровища. Лиза не могла это пропустить и присоединилась к ползающей по полу троице.
— Ой, моя коллекция монеток, — Эля открыла металлическую...  Что это? Баночка? Пудреница? Или сюда пуховку совать? Или в старину волосы вычесанные дамы собирали на шиньон, может для этого?
— Не, ты лучше сюда посмотри, — Ленуся открыла старый альбом с фотографиями. — Элька, мы с тобой в первом классе! Да смотри ты, училка наша Маргарита Николаевна, девчонки, а вон, — ее палец накрыл какого-то мальчишку в последнем ряду, — Юрка.
— Где? Да! Смешной какой. Лиза, глянь, это папа.
Они совали альбом друг другу в руки, листали, тыкали пальцами в знакомые лица. Лиза никогда не видела его раньше. А может видела, но не помнила.
— А это что такое? — отвлекшись от старых фотографий, Лиза потащила из недр сокровищницы что-то плоское, завернутое в пожелтевшую газету.
Зацепила за что-то, и газета с готовностью разъехалась, рассыпалась яичной скорлупой, выпуская наружу непонятную деревяшку. Доску? Фанерку?
Что это?
Лиза вертела деревяшку в руках. Это была доска, небольшая, как лист А-4, толщиной сантиметра три, с одной стороны на ней был какой-то рисунок. Очень темный, замызганный. Здесь, на полу, в темнеющей комнате, никто не догадался включить свет, почти ничего не разберешь. Другая сторона доски была замазана зеленой краской того противного оттенка, какой создает выросшая втихаря на забытой горбушке плесень. Замазана щедро, так, что зеленые потеки заляпали и лицевую сторону. Лицевую сторону иконы. Это точно была икона. Вернее, ее часть. С правой стороны от нее был отрублен кусок. Видимо, топором.
— Это материна, — бабушка мельком глянула, что там у Лизы в руках, — странная штука. Мать ее всю жизнь хранила, прятала. Чего там прятать-то. Старье, хлам. Наверное, еще из Тотьмы привезла. 
Эля взяла икону из рук дочери, натянув на кулак рукав свитера, попыталась протереть. Толку не было. Вековая грязь въелась прочно. Колупнула ногтем:
— Люся ее забрать хотела. Помнишь, мама, она на бабушкины похороны приезжала. Мы тогда искали... Не нашли...
Люся — это еще одна Лизина тетка. Сестра Эли и Ленуси. Старшая. Лиза ее не помнит. Вот только что фотографии в старом альбоме смотрела, мама пальцем тыкала: «Люська в школьном спектакле, мы с Люськой во дворе, это сосед снимал, муж тети Зины. Мама, ты тетю Зину помнишь? Со второго этажа, почтальоншу». Но эта девочка на черно-белых снимках ей, Лизе совершенно незнакома, а взрослых фотографий Люси у них почему-то нет. А ведь она живет не слишком далеко, в Питере. Два с половиной часа на «Ласточке», и ты там. Но они не ездят.
Утраченная бумажка, наконец, нашлась. Не в коробке из-под давно окончивших свой век туфелек, а в черном плотном пакетике. В таких раньше фотоснимки держали, чтоб не выгорали. Теперь надо было засунуть все обратно в недра хранителя старины. Но вещи, выйдя наружу, словно расправили плечи, увеличились в объемах, растопырились и никак не хотели залезать обратно в темноту и многолетнюю забытость. Заталкивая очередную коробку в сервант, бабушка отодвинула замызганную икону в сторону:
— Да пора уже выбросить эту дрянь. Теперь она никому не нужна, только место занимает.
— Не, не, не, — замотала головой Эля, — пусть Лиза ее в музей отнесет. Там почистят. Посмотрим, что это.
— Да нечего там смотреть. Мать говорила, что у них в Тотьме, в ее детстве, считалочка или песенка была. А потом оказалось, что считалочка с этой иконой связана. Ерунда какая-то.
— Нет, мам, погоди. Какая считалочка? Ты ее помнишь? Мне ж это прям в строку. Я ж статью пишу по вологодскому устному, по поговоркам, приговоркам. А ты молчала. Это какого времени?
Поднявшись с трудом с колен, бабушка ответила:
— А шут его знает, какого, может еще с девятнадцатого века. Да я не помню...
Но Эля уже цапнула ручку и листок бумаги:
— Диктуй!
— Ой, погоди-ка... Толстый... Нет. Сейчас вспомню... Она ж мне еще в войну, когда я в детском садике, повторяла, хотела, чтоб я выучила наизусть. Я и выучила. Зачем? Не знаю. 
Бабушка замолчала. Она явно пыталась вспомнить что-то давнее, забытое, связанное с далеким временем. Она даже стала отбивать зажатым в пальцах ключиком от серванта по ладони какой-то сидящий очень глубоко, в подкорке ритм.
— Вспомнила!
Старый Петр сидит на куче,
У него на шее ключик.
С ним... не помню... какой-то петушок.
По реке плывет челнок.
Трам-пам-пам... в яме золота мешок...
Еще что-то в конце, но уж, прости, совсем не помню. Да ты, Эля в интернете посмотри, там же все есть. Найдешь.
Эти разговоры про считалочки Лизе совсем не интересны. Мама — этнограф, собирает всякие прибаутки-благоглупости. Каждому свое. А икону эту, ладно, можно реставраторам подкинуть, пусть почистят. Какая-никакая, а все ж фамильная ценность. В левом верхнем углу был неопознаваемый святой. Он протягивал руку вправо, скорее всего кого-то благословлял. Кого-то, кто остался на отрубленной части доски. Как раз по руке святого икона и была перерублена. Ниже был город, вернее его половина. Выписано схематично: домики на холме и церкви между ними. Когда-то, возможно, церкви были белыми, но сейчас под слоем грязи они казались желтыми, болезненно, гнойно-желтыми. Ниже города — извилистая полоса. Дорога? Река? Не разберешь. Лиза сунула доску в пакет от «Пятерочки», аккуратно завернула, убрала в свой письменный стол и тут же забыла о ней. Надо было заниматься стендами к выставке.







Игорь, Игорек, Игореша

    Октябрь в этом году выдался прекрасный. На удивление теплый и солнечный. Настоящее бабье лето. Шуршали под ногами кленовые листья, но деревья не спешили оголяться, ведь можно еще пофорсить роскошными полупрозрачными нарядами. Лиза, загребая ногами сухое шуршащее («шершавое?») золото, шла по аллее сквера в Ледовый Дворец. Сколько раз она ходила по этим ставшим уже привычными, знакомыми как собственная комната, дорожкам с того дня, как Анна Леопольдовна вывела их на очередной корпоратив? И не сосчитать.  Ей казалось, она может пройти здесь с закрытыми глазами. Вот сейчас за поворотом будет клумба, в честь осени обсаженная астрами, а тогда в мае на ней цвели нарциссы. За клумбой – кусты с французским именем «бульдонеж», за ними – скамейка, манерная, с витой кованой спинкой, очень неудобная по прямому назначению, зато смотреть – красиво. На скамейке будет сидеть девочка в красной куртке. Она бросает теннисный мячик своей болонке, снова и снова, собаке надо двигаться, а то от обжорства сама уже превратилась в волосатый мяч. Девочка всегда в это время выгуливает свою Бейли. Лиза с ней здоровается.
— Привет!
— Привет!
— Как Бейли? Не похудела?
— Нет. Лопает все время. А не дашь, — плачет. Жалко ее. Я и кормлю. Пусть будет толстая. Зато счастливая.
    Бейли подбежала к хозяйке, радостно сунула ей в ладонь обслюнявленный мячик. Девочка швырнула его на газон, и собака белым лохматым протуберанцем кинулась за ним.
     Сегодня Лиза не торопилась. Рабочий день закончился на пару часов раньше, чем положено, в музее отключили электричество, рядом меняли кабель. Радуясь «концу света», музейщики разбежались кто куда. Лиза знала, что, если явится домой, будет уже не вырваться. Там со вчерашнего дня дым коромыслом, вернулся папа со своих «строек», мама с бабушкой дружно его воспитывают и ее заставят, ну попытаются, по крайней мере, заставить поучаствовать в этом процессе. Ну хотя бы молчаливого одобрения от нее будут добиваться. Она зашла в кафе, чашечка капучино с пирожным не повредят, и потихоньку двинула на тренировку.  Но как ни растягивала свой привычный маршрут, сколько ни притормаживала, фотографируя на телефон космически-фиолетовые астры, перевернутое в луже отражение тонкой раскрасневшейся осинки, безмятежность низкого осеннего солнца, развалившегося на перине облаков, во Дворец она пришла раньше времени, до занятия было еще минут двадцать. «Ладно посижу там на трибуне, в фейсбуке пошарюсь».
     На катке было почти темно, свет приглушен, только пара наклонных световых столбов, тянувшихся из-под высокого потолка, пересекалась на льду, выхватывая из мрака скользящую под музыку пару. Фигуристы, высокий парень и хрупкая, от силы до плеча ему, девушка, оба в черном, самозабвенно танцевали под Адажио Альбиони. Рыдала труба, партнеры тянули друг к другу руки, пытались слиться в единое целое, но музыка разводила их, разбрасывала в разные стороны. Вот им удалось сойтись, он подхватил ее, поднял ломкое тело над головой, закружил, опустил к самому льду, стараясь укрыть собой, спрятать от этой безжалостной всепроникающей музыки. Но музыка не сдавалась, она снова и снова вставала между ними, снова и снова уносила девушку, как пушинку, от ее надежного защитника. И сколько он ни пытался догнать, удержать свое счастье, неумолимая мелодия обрекала влюбленных на вечную разлуку. «Счастья больше нет», — плача, выпевала труба. И вот она, наконец, умолкла, оставив в холодном серебристом круге два скорченных тела, так и не сумевших соединиться.
     Лиза стояла в темном проходе. Стояла и смотрела зачарованно. Она сама была там, в этой безнадежной музыке, в этом безнадежном стремлении обрести любовь. Стояла, не шевелясь. А может быть, и не дыша, она не знала. Но музыка стихла, чары развеялись…  Парень и девушка поднялись, подъехали друг к другу, обнялись.
— Эй, свет давай, — крикнул парень, глядя вверх, махнув кому-то в темную высоту. 
    И вспыхнул свет. Лиза зажмурилась. А когда снова глянула на мир, оказалось, девушка – это Ника. И вот она уже едет прямо к ней, улыбчивая как всегда, будто и не умирала только что на льду от любви и безысходности.
— Лиза, зайка, привет. Ты что-то прираниМлась нынче. Видела? Понравилось?
   Лиза только кивнула в ответ, разве такое могло не понравиться. 
— Это наш показательный номер. Мы с ним на Европе выступали. Четвертое место тогда заняли.
— Я бы первое дала.
    Ника рассмеялась:
— И я бы дала, да меня не спросили. Я тогда в обязательной напортачила, ну и все, пьедестала – не видать. Да ладно, проехали уже, сто лет в обед.
   И повернувшись, крикнула парню, который, оставшись у противоположного борта, натягивал на себя толстовку:
— Игорь, давай к нам, я тебя с ученицей познакомлю.
   И снова Лизе:
— Игорь, мой последний партнер. Оттанцевали, все, конец спортивной карьере. Пенсионеры. Это он меня сюда из Питера перетащил. Там работы не найти, таких как мы – полон двор. Разве что в Варшавском Экспрессе инструктором подрабатывать, там каточек с кошкин лоб, и лед – бр-р, мерзость. Я ходила, думала устроюсь все же. Нет, сил не хватило. Это знаешь, как если бы ты всю жизнь была капитаном роскошного парусника, ну «Катти Сарк» к примеру, а потом тебе говорят: «Теперь будете по этому пруду с тиной и лягушками в жестяном корыте плавать». А тут у вас мы нарасхват, мастера, элита тренерского коллектива. Пока еще свои вырастут. На пенсию успеем с почестями и оркестром уйти.
    Лиза слушала ее вполуха. К ним приближался Игорь. Высокий, очень красивый. Очень. Даже с избытком. «Ну пусть бы у него нос был что ли картошкой или уши оттопыренными. Нельзя же чтоб так. Чтоб так похож». 
   В зале музея висела икона XIII века «Никола Липный», большая доска, выше Лизиного роста. Почему-то ей он особенно нравился. Аскетичное, с высокими скулами лицо. С легким изломом приподнятые дуги бровей делали его слегка удивленным, словно не нагляделся он на людей за восемьсот лет, не перестал дивиться им. Он не казался старым. Завитки бороды были не седыми, скорее белокурыми. И волосы тоже. Только легкие залысины и морщины на лбу от переживаний и улегшихся страстей, выдавали возраст. Медово-коричневый образ притягивал ее. Приходя по утрам на работу, Лиза обязательно заходила к Николе, здоровалась с ним, пробегая мимо по своим делам, мысленно махала ему рукой как старому приятелю. Она и не думала молиться, просить его о чем-то, просто смотрела ему в лицо, в строгие вишенья глаз, говорила с ним.  С ним ли? Скорее сама с собой. С той другой собой, что жила внутри, за веками закрытых глаз, в темноте сжатого висками разума. С той, что спорила, что оценивала, что смотрела на Лизу, слегка усмехаясь. За четыре года это стало для нее и привычкой, и потребностью. 
   И вот теперь навстречу ей скользил по льду Никола Липный, только еще молодой, еще не траченый проведенной в христианских подвигах жизнью. Те же татарские скулы на узком лице, те же изломленные тонкие брови, та же белокурая вьющаяся бородка, такие же блондинистые волосы, только забраны в хвост, перетянуты пестрой резинкой. И тот же строгий застылый темно-карий взгляд. Но вот подъехал, улыбнулся широко, и иконописный лик пошел трещинами, рассыпался, слетел шелухой. Перед ней стоял самый обычный тридцатилетний парень, сразу видно, спортсмен, натренированное тело, широкие плечи, сильные руки.
— А давайте после занятия ко мне поедем? Лиз, ты как? Посидим, музычку включим, поболтаем. Суши закажем. Игорек, давай, а?
— Да, Ничка, знаю я твою музычку. Наслушаешься, всех убить хочется. И тебя первую.
— Да ну тебя, — Ника толкнула его кулачком в бок, — мы сто лет не виделись.
— Конечно сто, полгода меня и не было. Но если ты столь исскучалась, поехали, согласен.
     Лиза слушала их болтовню и думала, ехать ли. Вот они очень свои между собой, ясно дело, столько лет вместе, тренировки, сборы, соревнования, общая жизнь. А она? Да, с Никой они уже точно подруги, Лиза и дома у нее бывала не по разу, и «музычки» Никиной смертоносной уже наслушалась, привыкла. Но своя ли она Нике — еще вопрос. А уж этому красавцу запредельно прекрасному всяко чужая, не своя. Нет, не надо ехать. Отговориться чем-нибудь, дескать опаздываю, и домой — на семейное ристалище. Но уже приняв это решение, уже открыв рот, чтоб отказаться, поняла, что, отказавшись, пропустит что-то крайне важное, определяющее. «Но тогда мы можем опоздать на всю жизнь», — эта фразочка из старого детского мультика выскочила из пыльных глубин подсознанья, и Лиза выдохнула:
— Поехали.
    Она позвонила маме, сказала, что опять задержится на работе, попросили помочь систематизировать фонд прикладного искусства, что делать, не откажешь ведь, а потом они с Женей пойдут в кино, сегодня в «России» ретроспектива Тарковского. Мама повздыхала, разве можно быть такой безотказной, и пусть Женя тебя обязательно домой довезет, одна по городу не ходи так поздно. «Да, мамочка, конечно, мамочка… Когда я превратилась в такую врушку? Смешно, более чем взрослая девица, а вру матери как старшеклассница, спешащая на первое свидание», — Лиза вздохнула. Она всегда чувствовала себя некомфортно во вранье, ей казалось, что сразу это все видно, как нижнее белье, надетое поверх платья.  Но дома вроде бы ничего не замечали. Пока, по крайней мере.
    И после «трынпроцесса», как сказал Игорь, они втиснулись в Никину ласточку и поехали. 
 
    Когда Лиза, наконец, добралась на цыпочках до своей постели, раскладного икеевского диванчика, предусмотрительно разобранного для нее, чтоб не гремела среди ночи, бабушка уже спала, похрапывая через раз, и Ленуся тихонько сопела в две дырочки.  Комнату они делили втроем, во второй спали родители. Устроившись, закрутившись в одеяло и водрузив на ухо думку, она решила, что не будет вот так сразу спать, а переберет, передумает все нынешние события. А ведь это были СОБЫТИЯ! 
   В маленькой съемной никиной студии, нарочито полупустой в пользу простора хоть какого-то, они сидели на стянутых на пол диванных подушках, ковыряли китайскими палочками суши с картонных тарелочек, запивали белым итальянским вином. Бутылка и самые простецкие, чуть ли не граненые стаканы тут же под ногами.
— Пино гриджио могут делать только итальянцы. То ли у них земля подходяща для этого сорта, то ли сам виноград несколько иной, — со знанием дела рассуждал Игорь. — У французов ихний пино гри – сущая байда, кислятина жесткая, шмурдяк. А здесь, вы сами, девчонки, почувствуйте, покатайте каплю на языке, из самого заурядного сорта получается тонкое, нежное вино, Никакой лишней кислотности.
   Ника подтрунивала над ним:
— Слышу речи начинающего алкоголика. Ох, Игорек, сопьесси, — подперев щеку кулачком, причитала, — потеряет тебя обчество, лишится солнца своего незакатного.
    Бормотала из динамиков Настя:
 
Мир подарит сколько просишь, заберёт, когда не ждёшь
Не играю в твои игры, ты когда-нибудь умрёшь…
 
Но веселья не портила.
В одиннадцать Лиза засобиралась.
— Надо двигать. Согласно легенде, сеанс в кино закончился. Минут через сорок я должна быть дома.
— Контролируют? – Игорь слегка усмехнулся в кулак, сделал, вид, что треплет завиток бороды.
— Не то слово, — махнула рукой, — сейчас начнут названивать.
   Лиза вытащила телефон из сумочки, включила звук. До этой поры он мирно спал, вроде как в кино звонки не приветствуются. Не успела выпустить его из рук, сразу зазвучало: «Та-та-та-та-а-а…», бетховенская тема Судьбы. «Да, мамочка… Уже еду… Да, Женя подвезет», — отключилась, сунула поспешно мобильник в сумочку, будто он жег ей руки.
— Все, побежала. Всем – пока.
     Игорь поднялся:
— Провожу.
— Да не стоит, доберусь.
— Не должно барышне одной в нощи рыскать, аки тать али зверь лютай.
— Господи, это откуда?
— Да ни откуда, сам сейчас придумал.
    «Если бы он знал, как подходит ему эта «старославянская» ахинея, как она у него звучит. Автохтонно. Все-таки похож, похож на Николу».
   Ника начала собирать посуду:
— Ладно, идите, сама тут как Золушка виться буду. Целых три стакана вымыть, да еще две тарелки. Хорошо хоть вилок вам не дала, а то до утра бы провозилась. Игорек, ты завтра на лед придешь?
— Не знаю даже. Завтра может матерь на дачу повезу сезон закрывать. Как она решит. Позвоню.
— Ладно.
    На улице уже, когда из подъезда вышли спросил:
— А Женя – это кто?
    И Лиза ответила:
— Друг.
   И замолчала. 
   Начал сеяться мелкий, невидимый в темноте дождик. Только под фонарями в белых пузырях света он колыхался легкой почти прозрачной пеленой. До моста шли без слов. Только что в тесной Никиной квартирешке болтали, смеялись. Он рассказывал, где пропадал полгода. Ничего особенного, не в кругосветку ходил. Сначала к отцу в Питер, да там еще всякие дела надо было закрыть, это он уклончиво обрисовал, Лиза не особо поняла, что-то со спортом. А Ника, видать, поняла с полуслова, сразу так с прищуром холодным: «Ну-ну… Оно тебе надо? Не заморачивался бы…»
    А потом с парой приятелей они устроили «пивной тур», поехали по Европе: Бухарест – Будапешт – Братислава – Вена – Прага – Берлин. Автобусами, электричками, где и автостопом, ночевали в хостелах, самых дешевых, где по пятнадцать рыл в комнате, причем обоего полу. Вот тут уж смешных случаев было не счесть. Где-то, Лиза забыла где, в Румынии что ли, уже набравшись пива, как Игорь сказал, «по верхнюю рисочку», они ночью полезли в чей-то яблоневый сад. Лезли через высокий забор, пыхтели, потом оказалось в десяти метрах – открытые настежь ворота, но в темноте-то не видать. И вот крадутся они по саду, а весело, потеха прям, смехом давятся, шикают друг на друга, яблоки обрывают и за пазуху напихивают. Зачем им эти яблоки, они и сами не знают. Приключение. Тихо кругом, темно. 
   И вдруг в лоб им свет бьет, мужик какой-то, за светом не видно, как заорет чего-то, явно матерное, хоть и иностранное, и собака залаяла. Они, не сговариваясь, развернулись и дёру. Забор перелетели, как и не заметили, неслись в полном мраке через какие-то буераки, спотыкаясь, срываясь в ямки, куда, бог весть. Наконец, остановились, отдышались, а в рядах – недостача, одного, Лёнчика, не хватает. Весь хмель сразу сдуло. Пошли обратно искать. Мобилками светят, зовут: «Лёнчик, Лёнчик…» Без толку. 
   Вернулись к самому тому саду, на этот раз прямо к воротам. Там тишина, как не было никакого шухера. За воротами кондейка небольшенькая, в окошке свет занавеской притушеный. Ну чего, надо идти. Подошли, тут из будки псина вылезла. Здоровенная, собака Баскервиллей. И не лает. А так потихонечку их обходит и от ворот отжимает. Обратной дороги нет. Собакина цепь об какую-то железку звякнула — дверь в домушке открылась, мужик вышел. Давешний. В руках винтарь. Он винтарем махнул, заходите, мол, и сам – в дом вернулся. Ну вошли. Знаешь, так на полусогнутых, стремно все-таки. Угробит тут и в саду своем зароет, чтоб яблоки крупнее росли. Короче вошли, а там Лёнчик сидит за столом и с мужиком этим, это сторож был, ракию распивает. 
   Тогда сидя на полу и привалившись спиной к дивану, Лиза смеялась этим байкам. И ребята, Ника и Игорь, казались ей своими, и она сама тоже была здесь своя. А сейчас, когда они молча шли через мост, рядом, но не вместе, Лиза чувствовала – чужая.
    Во двор Лиза его не пустила, предпочла расстаться на углу, в мертвой для обзора из окна зоне. Остановилась в темном сыром проходе между стеной и кустами сирени, черными, практически уже облетевшими. 
— Пока. Спасибо, что проводил.
   Махнула рукой. Он поймал ее ладонь, притянул к себе и быстро поцеловал. Так быстро, что она не успела отпрянуть. Напряглась, уперевшись свободной рукой ему в грудь, и тут же обмякла, перестала сопротивляться, сама потянулась, отдавая свои губы: «на, пожалуйста, мне не жалко». Они целовались долго, Лизе казалось очень долго, вечность, до звона в ушах, до легкой щекотки в горле. Он делал это умело. Главное, он делал это так, как ей нравилось. Тот невеликий опыт, что она приобрела в этом деле раньше, когда еще была студенткой, был не слишком успешным. То ли партнеры ее сами толком не умели целоваться, а оказалось, это тоже нужно уметь, то ли просто не нравилось им, или жалко было время терять на пустяки, надо по-быстрому к главной фазе переходить. 
    Наконец, насытились, отпрянули друг от друга, задохнувшись. Но совсем он ее не отпустил, по-прежнему сжимал ее правую ладонь.
— А как же Женя?
— Что Женя? – не поняла Лиза, «Женя? При чем здесь Женя?»
— Женя, твой друг?
— А-а, — Лиза смотрела на него снизу-вверх, но сейчас ей показалось, будто наоборот сверху, — Женя – да. Это подруга моя, мы работаем вместе. Она не будет против.
    Лиза засмеялась. И он тоже. И поцеловал ее ладошку. И ушел. А она полетела домой. И крылья ее были легки и прозрачны, и осыпалась с них волшебная золотая пыльца.

***

— Я поеду одна!
— Ты с ума сошла, Лизок. Куда ты поедешь одна? Зачем? Ленуся поедет с тобой. Подожди неделю.  Всего одну неделю, семь дней, — бабушка настаивала.
    Она артистически выдерживала паузы, она расставляла ударения: «КУДА ты поедешь одна? ЗАЧЕМ?» Бабушка была неумолима. Как Судьба. «Та-та-та-та-а-ам…».
— Она сдаст свои дела на базе и поедет с тобой. Ее уже отпустили. Тебе же все равно, когда ехать.
— Я поеду одна!
— Может ты с Игорем собралась ехать? Тогда так и скажи.
— Я… поеду… одна!
— Эля, ты же мать! Скажи ей! И где твой муж? Позови его. Что он там в комнате сидит? Пусть скажет ей. Она поедет с Ленусей!
    Лиза сидела на кухне за столом, в самом углу. Вырваться оттуда она не могла, выход перегораживали своими телами мать и бабка. Они взывали к ней. Они воздевали руки. Они поднимали очи гореМ. Это была высокая трагедия. «Электра». Представление длилось уже двадцать минут и готово было перейти в стадию «У меня давление разыгралось. Где тонометр? Господи, я этого не вынесу. – Мама, приляг, я сама с ней поговорю. Юра, иди сюда, скажи хоть слово, что ты всегда молчишь, тебе нет дела до собственной дочери? ...» После этого страсти утихнут. 
    Обычно такие представления разыгрывались в сторону отца. Прожив более четверти века со своей тещей, он до сих пор не научился соглашаться с ней. До сих пор высказывал свое мнение по всяким там семейным вопросам. А кто, звиняйте, этим его мнением интересуется? Кому оно надо? Засуньте его себе, сами знаете, куда. Но ему было проще, он все время был где-то, дома реже, чем в отъезде. В девяностые, когда те, кто не умел ничего, ни таскать тачки с заграничных автопомоек, ни выстраивать финансовые пирамиды, ни покупать-продавать все подряд по принципу «товар отдельно, документы отдельно», все те, кто был готов работать, но не мог понять где, ушли в ремонты-стройки. «Отделка квартиры (офиса) под ключ» — стало их жизненным кредо. 
   А что? Какой мужик дрель в руках не держал? Ты что, Петрович, обои клеить не умеешь? Кафель класть?  Я как-то сам на кухне положил, нормально, жена не жаловалась, ничего не попаМдало. И там оказались все: вчерашние мальчики-мажоры, которым сломала бизнес свобода торговли, учителя, инженеры, пенсионеры, задыхавшиеся от безденежья, мужики и бабы со строек: маляры, каменщики, сантехники. Кто попало. Квалификацию у них никто не спрашивал. 
   Там же оказался и Лизин отец. А где еще он мог зарабатывать со своим образованием: местный кулек, культпросветучилище, спецуха – художественная роспись по дереву. Да он и не работал по ней никогда, опять же теща пристроила на «Полтинник», завод по производству полупроводников имени Пятидесятилетия Октября, мастером. Там платили не плохо. А потом все схлопнулось. Никому эти полупроводники и микросхемы («самые большие микросхемы в мире») стали не нужны. Но Юрка Вихров – молодец. Выкрутился. Сначала его приятель пристроил в бригаду, что новый бизнес-центр строила. Ну не строила, конечно, приспосабливала старое заводское здание под бизнес-центр. Заказчик был богатый, платили хорошо и почти вовремя. Правда должность тогда у него была «подай-принеси». Но осмотревшись, он сам раскрутился. Как центр тот сдали, Юрка самых дельных мужиков подговорил, они из бригады ушли и свою контору открыли. По ремонту. Под тот самый ключ. И ничего, дела пошли. Он и руководить, и заказы добывать наловчился, сначала ТОО, потом ООО открыл, бухгалтершу нанял, все чин чинарем. А главное, сам руками научился все делать. Пришлось. Чтоб не вкручивали: это сложно, это дорого, а это вообще невозможно. И квартиру сам отремонтировал, обои, плитка, ванная, сортир, сантехника, даже мебель на кухне сам собрал. Тут уж теща ничего не могла сказать, уесть нечем.
     Сегодняшний сыр-бор разгорелся из-за Лизы. Она заявила, что взяла в счет отпуска две недели и уезжает в санаторий в Беларусь. Не хочет, не собирается, не думает о том, чтобы..., а уезжает. Послезавтра. Одна. В конце ноября. В эту гриппозную пору. Чёрти куда, на перекладных, сначала поездом, а потом еще автобусом. Зачем? Почему? Ничего нельзя понять. Она и не ездила никогда одна. Всегда либо с мамой, либо с Ленусей, либо с ними обеими. А тут на тебе. Какой-то каприз. 
    Это был не каприз. Они просто не понимали. Это все Игорь. Игорь, Игорек, Игореша. Это все из-за него. Бежать, спрятаться, забиться в нору, скулить, зализывать рану, ловить слезы языком. Остаться одной.  Не здесь, не на виду, подальше отсюда. Чтобы не достали, не видели, не говорили ничего, не жалели. Перетерпеть, привыкнуть, жить дальше. Улыбаться.
   После того поцелуя под бесстыдно голым и мокрым кустом наступило счастье. Счастье, это когда он звонил ей по несколько раз на дню, все время присылал в мессенджере какие-то смешные картинки, и каждый раз какую-нибудь свою подпись. Когда ждал ее после тренировки и подвозил до дома на своем ниссане. Когда таскал ее по кафешкам, кормил то каким-то невообразимым стейком («Уверен, ты такого никогда не пробовала, это мраморная говядина»), то мелкими корзиночками из слоеного теста с чем-то похожим на сладкий омлет («Ты что, это же португальские народные паштелки, это не омлет никакой, это крем-брюле, жареные сливки. Ты вообще-то знала, что у нас в городе есть настоящая португальская кафешка?»). Когда бродили по пожухлой траве, вдыхая прелый осенний запах, далеко за городом. И к резиновым сапогам прилипали бронзовыми денежками березовые листики. А потом, сидя в салоне машины, пили очень сладкий чай из термоса, осторожно передавая друг другу единственную горячую кружку. 
    Уже через два дня он встретил ее после работы и отвез в гостиницу. В номер с почасовой оплатой. И она не отказалась. Все вышло очень просто и естественно, без долгих рассусоливаний. Он решил, она согласилась. Теперь Лиза жила так: три раза коньки, два раза гостиница. Выходные дома с ноутом в обнимку. 
    Он ничего не говорил ей о любви, о будущем, которое могло быть позже, чем через неделю. Он весь был здесь и сейчас. И там, где был, захватывал всё и всех. Заставлял людей вращаться вокруг себя. И они вращались. Радостно. 
    Через две недели она привела его домой. И он понравился всем. Бабушка была вообще в восторге, он подарил ей камею. Почему ей, а, например, не маме, Лиза не могла понять. Может сразу понял, кто у них тут генерал? Теперь, если дома знали, что она с Игорем, все были спокойны. За город — пожалуйста, на пару дней на Ленусину турбазу – на здоровье. Игорь – это надежно.
   Однажды он пришел к ней в музей. В первый раз. А ее не было на месте, услали на другой конец города, в филиал, посмотреть кое-что там в фондах.  Он заказал себе индивидуальную экскурсию по картинной галерее. Ходил по залам с Натальей, внимательно слушал, кивал головой, расспрашивал. Поход по залам растянулся на два с половиной часа. Наталья заливалась соловьем, давно ей не попадался столь внимательный и столь интересующийся искусством экскурсант. И это она, заметьте, предложила ему выпить чашечку кофе в отделе. На правах самого старшего научного сотрудника пригласила его в музейное нутро. Когда Лиза подошла к дверям кабинета, оттуда доносился дружный женский смех. С удивлением открыла дверь, нечасто у них бывало такое веселье без всякого на то повода. И что же? За Натальиным столом вольготно расположился Игорек, он что-то рассказывал, дирижируя маленькой белой чашечкой, вокруг него – все музейные дамы, включая и Анну Леопольдовну. Все дружно попивали кофеек, да не просто так, а сдабривая его коньяком. Начальница не поскупилась, выдала его из своих «репрезентативных» запасов. 
— А, вот и Лиза! – все разом обернулись к ней.
— Лизавета, мы тебя отпускаем, — Наталья, раскрасневшаяся, то ли от мензурки коньяка, то ли воодушевленная своим недавним выступлением, замахала на Лизу пухлыми ручками, — идите, идите. Завтра отчитаешься.
   Игорь поднялся из-за стола, и (О! все были сражены окончательно и бесповоротно, теперь он мог повести их за собой куда угодно, в бой, на край света, в космические дали…) поцеловал руку сначала Наталье, а затем Анне. Слегка поклонился, подхватил свою куртку, пошел навстречу все так же стоявшей в дверях Лизе, взял ее под локоток и увел. Она даже пикнуть не успела, даже «до свидания» сказать. Так и ушла остолбенелая.
— Что ты им сказал?
— Сказал, что я американский продюсер и увожу тебя в Голливуд.
— Нет, ну правда…
— Что я твой побочный брат… Вновь обретенный. Такой, знаешь, индийский сюжет.
— Ну врешь же. Ну что ты им наговорил? – она пыталась на него рассердиться. 
   Надо же, не предупредив, явился к ней на работу, сидел там полдня, болтал всякую чушь. Но сердиться не получалось. Она тоже вращалась вокруг него. Сама чувствовала это. И отказаться не могла. 

***

     Лиза стояла у кассы в зале вокзала, ее послали покупать билеты, начальство отъезжало в столицу на конференцию. Можно было купить билет через интернет. Но начальство уперлось: «А как я буду подотчет в бухгалтерию сдавать? Кто у меня компьютерную распечатку возьмет. Это же финансовый документ!» Идти пришлось, конечно, Лизе, другие варианты не рассматривались. Касса была закрыта, технологический перерыв. Лиза смотрела в окно на перрон. Там маялись бездельем встречающие питерскую Ласточку. И тут она увидела, как на платформу вышел Игорь. Тоже ждет ее? Кого же он встречать собрался? Лиза хотела выйти к нему на улицу, но тут как раз вернулась кассирша и убрала прозрачную загородочку с окошечка. Лиза стояла первой, значит прямо сейчас отойти не получится. Но ничего, сейчас она возьмет билеты — и к нему. Как назло, кассирша долго возилась, забивая в систему паспортные данные Анны Леопольдовны, что-то напутала, стала исправлять…
    Когда Лиза с билетом в руке снова обернулась к окну, питерский поезд уже подошел, из открытых дверей стали выходить пассажиры. Она поискала Игоря глазами. Вот он заглядывает в окошко, машет кому-то рукой. Из вагона вышла девушка, и Лиза сразу поняла, это ее встречает Игорь. Поняла за мгновение до того, как увидела: он широко раскинул руки, а девушка, завизжав, бросилась навстречу, подпрыгнула и повисла на нем, обхватив и руками, и ногами, и он закружил ее. Девушка была совсем молоденькая, девчонка, лет шестнадцать-семнадцать, ну восемнадцать от силы. Джинсики с дырами на коленях, («не холодно же ей»), ярко-розовая курточка, рюкзачок за спиной, личико мелкое, только глаза большие, цвет не разглядеть, рыжие лохматые патлы во все стороны. Не фотомодель. Он прижимал ее к себе, а она целовала его куда придется, в лоб, в нос, в бороду. Он смеялся. 
   Он смотрел на эту девчонку так радостно, будто держал в руках великое сокровище. Смотрел с любовью. Издалека было видно, что это любовь. На Лизу он так никогда не смотрел. 
   А потом они ушли с платформы. Ушли обнявшись, тесно прижавшись, поглощенные друг другом, светящиеся счастьем. 
   А Лиза осталась стоять за стеклом. Замороженная. Одна. В темноте. 
   Только где-то далеко, за гранью вселенной, звучали шаги уходившей судьбы: «Та-та-та-та-а-ам…»







Курс лечения несчастной любви

   Лиза лежала на шезлонге, закрыв глаза. Сквозь веки и темные очки все равно чувствовался горячий ослепительный свет. Шум прибоя, далекие крики чаек, легкий бриз щекотал разогретую кожу. За окном хлопьями падал снег. Окно в Комнате Солнца было огромное, во всю стену. Казалось, можно встать на границе этого игрушечного лета с нарисованным на стене морем, протянуть руку сквозь прозрачную пленку, разделяющую две реальности, и в ладонь доверчиво опустятся мохнатые снежные зверики. 
— Елизавета, вы бы не загорали так долго, солнце хоть и искусственное, а сгореть можно по-настоящему.
   Села, спустив ноги на пол, пошарила ими в поисках шлепанец.
— Да, пожалуй. Спасибо, Людмила Георгиевна, пойду поплаваю.
   Она приехала сюда под вечер, к самому ужину. Заселилась в свой роскошный номер, студию с полустенкой, отделяющей кровать от гостиной зоны с диваном, телевизором, журнальным столиком и парой пейзажиков неизвестных никому художников. Дополнительным роскошеством был комплект посуды: ложки, тарелки, чайные чашки. Правда, чайника в номере не водилось. Зачем тогда чашки? 
   Под окном –  газон, на него белой полупрозрачной вуалью ложился по утрам снег, чтобы уже к обеду исчезнуть, раствориться в зелени невянущей даже поздней осенью травы.
   В огромной, как спортзал, столовой, набрав себе всякой еды в тарелку, Лиза блуждала из конца в конец, ни одного свободного столика не было. Наконец ее окликнула какая-то женщина:
— Девушка, вы мимо нас уже третий раз дефилируете, присаживайтесь, у нас свободно.
   За столиком у окна сидела пара: пригласившая ее женщина, а правильнее, пожалуй, дама, лет пятидесяти, стройная, в светлом свитерке, стрижка современная, ассимметричная, слегка разлохмаченная, нарочито небрежная, волосы, видимо, крашеные, каштановые, и ее спутник, про таких обычно говорят «настоящий полковник»: красиво вылепленная голова, крупное строгое лицо, расправленные плечи, хотя было ему верных шесть десятков.
— Спасибо.
   Познакомились. 
— Людмила Георгиевна.
— Борис Семенович.
— Елизавета.
   Попозже, когда Лиза вышла прогуляться по санаторию, посмотреть, что где, она встретила их обоих у бильярдного стола.
— Сыграйте с нами, Елизавета.
— Да я не умею. Никогда не играла.
— Тогда откуда вы знаете, что не умеете? Попробуйте.
    Ну что ж попробовать можно. Борис Семенович очень толково все ей объяснил, как держать эту штуку, которая кий, куда смотреть, как пальцы ставить. Она ударила. Шарик выскочил через борт, с грохотом рухнул на пол.
— Ну вот видите. Я же говорила, не умею.
— Давайте еще раз. Получится, я уверен. Не боги горшки обжигали.
   И правда, стало получаться. И даже один шар ей удалось закатить в эту тряпочную сеточку в углу стола. И тогда Лиза почувствовала азарт. А еще ей понравилось смотреть на них. На этих стариков. Нет, ну не то, чтобы совсем стариков, особенно она, но... Да, не важно. Они были так предупредительны друг к другу: «Боренька, может окно прикрыть? Дует. У тебя же еще вчера горло болело», «Людочка, я принесу тебе палантин? Нет? Не холодно?» Это выглядело трогательно. 
   «Они прожили вместе, рядом, бок о бок огромное количество лет, притерлись друг к другу. Давным-давно они страстно любили друг друга, может им пришлось преодолеть какие-нибудь трудности, разлуку... Теперь их любовь выплавилась в обоюдную нежность. Лебединую. Мне бы так, много-много лет, целую вечность... рядом...» — в груди заворочалось, заскребло лапками, заскулило брошенным щенком горе — «у меня так не будет... никогда... Игорь, Игорь, Игорек, прощай...»
   На следующее утро на завтраке Бориса Семеновича не было, Людмила Георгиевна сидела за столиком одна.
— Доброе утро, Елизавета. Присаживайтесь.
— Здравствуйте. А где Борис Семенович?
— А он уехал. С утра пораньше.
— Как уехал? Куда? Что случилось?
   Лиза опешила: уехал куда-то без своей Людочки, вот дела. Глядя в ее удивленно вытаращенные глаза, Людмила Георгиевна рассмеялась:
— Домой уехал. К себе в Тверь. 
   Помолчала, еще посмотрела на Лизу, кивнула самой себе, будто поняла что-то, и добавила:
— Вы видимо решили, что мы – пара, супруги или любовники. Ничего подобного. Просто приятели. Познакомились здесь в «Соснах» четыре года назад. И с тех пор приезжаем сюда примерно в одно время, списываемся, согласовываем свои варианты и вперед. Еще парочка друзей у нас есть из Москвы. Только они нынче еще раньше уехали. Я одна осталась. 
    «Вот те на», — думала Лиза. Она сидела, опустив лицо пониже в тарелку, чтобы не видно было как она покраснела. «А я-то понапридумывала с три короба: страсть, разлука, Ромео и Джульетта, песня лебединая... Дура набитая. Господи, до чего неудобно получилось».
  Людмила Георгиевна не то, чтобы шефство над Лизой взяла, но снабдила ее кучей полезных советов для санаторной жизни.
— Вы, Елизавета, возьмите себе побольше процедур всяких. Тут кроме как на процедуры ходить, да в столовой отъедаться – делать нечего. А так не заскучаете. Я вон не просыхаю с ура до вечера: бассейн, жемчужные ванны, грязи, водный массаж. Так и бегу по коридору от одного корыта к другому, зажав трусы и лифчик в кулаке и капая с головы себе за шиворот.
   Лиза так и сделала. И не пожалела. Пока носилась с процедурной книжкой туда-сюда, мусолить свои несчастья было некогда. Жалеть себя, плакать о доле своей несчастной некогда. Образ вероломного обманщика Игорька отступал, потесненный массажем воротниковой зоны и водорослевыми обертываниями. После ужина устраивали концерты, в санаторий приезжали местечковые знаменитости: певцы в стиле молодого Хиля или Витаса, камерные ансамблики: пара мандолин и виолончель, хоры с народными песнями и шлягерами прошлого века. Если концерта не было в самом санатории, подавался автобус для доставки всех желающих на такие же зрелища к соседям.
   Лиза ходила на концерты, на все, будто обязана была отсматривать эти номера, будто она на работе. Это помогало. 
   Сердце потихоньку заживало, затягивалась ранка, зарастала корочкой. Главное не дергать, не царапать воспоминаниями. На ночь, уже лежа в кровати она читала Олди. Дрязги и страсти в семействе древнегреческих богов ее не трогали, но она старалась читать внимательно, пристально, не отвлекаться от страниц, чтобы не унестись ненароком в свои мысли. Главное – не распускать крылья. Главное – не взлететь в холодную пустую высоту одиночества. Главное – привыкнуть. Она вцеплялась в книгу как в якорь: «Держи меня». 
«Это герой должен быть один. А почему я? Я – не герой. Я не хочу быть одна», —молча кричала Лиза. 
«Не хочешь, а будешь» — тихо отвечала ей та, другая, внутренняя. 
   Рано или поздно приходилось закрывать глаза. 
   И тут накрывало. Бежать, спрятаться, забиться в нору, скулить, зализывать рану, ловить слезы языком. 
   Она скулила. Ей снился Игорь. Она бежала за ним, звала, он уходил куда-то... Она кричала, громко. Господи, как громко она кричала. Она и не подозревала, что умеет так громко кричать. Он оборачивался. Улыбался. Смотрел по сторонам: кто это его зовет(?) — он не видел ее. Она подбегала, вставала рядом, заглядывала ему в глаза. Там, у него в глазах, было солнце... луг... трава шелестела... двое шли, взявшись за руки... далеко, почти у горизонта... Но, если приглядеться, видно – это Игорь и та девчонка, мелкая, рыжая. Рыжая смеялась. Громко. Поэтому он и не слышал, как Лиза звала его.
   Лиза просыпалась. То ли от своего крика, то ли от этого грохочущего смеха. 
   Потом засыпала опять. 
   Карусель. Лошадки. Бегут по кругу. Музыка, одна и та же повторяющаяся звуковая фраза: ля-ляля-ля... Как шарманка. Лиза, почему-то маленькая, лет пяти, на лошадке... Кружится. Она счастлива. Музыка, лошадка, карусель. Парк возле Кремля. Река недалеко. Запах воды.
   Игорь. Он в центре карусели. Лиза кружится вокруг него. И никакая она не маленькая. Взрослая. Вращаться вокруг Игоря – счастье. Она счастлива. 
   Игорь не смотрит на нее он смотрит вверх. Там, вверху ничего нет. Просто небо. Лиза тоже смотрит вверх. Там девушка. Смешливая рыжуха. Ямочки на щеках. Игорь поднимается к ней. Куда? Лиза смотрит вниз, в центр карусели. Там пусто. Совсем пусто. Черная дыра. Холод. Лиза вращается вокруг пустоты, холода, дыры. Каждый радиус короче предыдущего. Лизу ждет дыра. Черная. Холодная. Пустая. Навсегда.  Страшно.
   Лиза просыпается от своего крика. Или от воющей в дыре пустоты.
   Потом не уснуть. Долго.
   Потом наступает утро. И снег плетет свою холодную кисею на газоне под окном.
   
— Вы знаете, я первый раз одна поехала. Без мамы, без Ленуси. Это тетя моя, Ленуся. Они никуда меня не отпускают. Может это и хорошо. Уютно. Я не жалуюсь.
Что она хотела донести до этой совершенно чужой женщины, зачем начала рассказывать про себя? Может просто «эффект купе»: вывалить, то что гложет, не отпускает, и разойтись. Исповедь. Чтобы не в пустоту. Чтобы живому, теплому. Чтобы человеку. Чтобы слышал, кивал, соглашался, а потом забыл.
— Мама исторический закончила. В нашем институте. Она в Питере хотела учится, но ее не пустили, мама не разрешила, ее мама, в смысле, бабушка моя. Они даже поехали поступать, документы подали, а потом вернулись. Как-то сразу. Не знаю почему. Не говорили. И я тоже на истфак поступила. Тогда уже это университет был. Я в музее...
Они вдвоем стояли на пустом берегу озера. Издалека по холодной чуть наморщенной глади плыл к ним лебедь. Озеро было огромным, дальний берег едва угадывался более темной полоской между одинаково серыми небом и водой. Лебедь, изогнувший шею, белел точно посредине этой глянцевой открытки. Привыкший к подачкам, он торопился к берегу. Рассчитывал получить свою порцию булки или еще чего-нибудь человечьего.
Лиза рассказывала, глядя на картинного лебедя. Потом перевела взгляд на свою спутницу. Та улыбалась. Чуть склонив голову к плечу, слушала, смотрела пристально и улыбалась. Того и гляди, расхохочется. «Что смешного-то? Она надо мной что ли смеется?» — Лиза остановилась посреди предложения.
Не дождавшись продолжения, Людмила Георгиевна хмыкнула. Помотала головой: «Ну и ну!» и сказала:
— В музее, Лизок? Как мама Эля? 
«Лизок» резанул ухо: откуда она...? Это только для внутреннего пользования... больше никто ее так не зовет... 
— Лизок... Я ведь тебя последний раз видела..., да, тебе года четыре было. Ты в комнате спряталась. Так и не вышла. Боялась чужих.
Слово «чужих» прозвучало как-то очень печально, хотя она продолжала улыбаться. Наверное, Лиза выглядела оторопело. Людмила Георгиевна похлопала ее слегка по плечу и добавила:
— Я тетка твоя. Сестра Эли и Ленуси. Старшая. Неужели не слышала?
И обалдевшая Лиза выдохнула:
— Вы Люся? — И спохватившись: — Ой, простите, Людмила Георгиевна.
— Зови меня Люсей. Ладно?
Лиза кивнула:
— А вы меня — Елизаветой. Пожалуйста.

***

Через два дня ее вновь обретенная родственница собиралась уезжать. Она складывала вещи, Лиза сидела рядом в кресле. Люсин номер не отличался скромностью: две комнаты, в гостиной — белая мебель, едва смахивавшая на стиль кого-то из Людовиков, стеклянная витринка с сервизом, большой телевизор, в спальне — кровать с резным тоже белым изголовьем. Правда тумбочка только с одной стороны, а ночника вовсе нет. Уютом эта провинциальная помпезность похвастать не могла. Эти два дня Лиза и Люся провели вдвоем с утра до вечера. Лиза рассказала про себя все, ну почти все: и про Нику, и про коньки, и про то, что это страшная тайна, и дома об этом не знают. Про Игорька не стала говорить, болело до сих пор. Она узнала много нового про свое семейство. Правда, почему ее тетя, как уехала сразу после школы из родного дома, так почти ни разу и не возвращалась, она не поняла. Та только отмахивалась: да ну, что там делать, в Питере гораздо интереснее. Но видно, что-то там все-таки было, какая-то черная кошка пробежала между нею и всеми остальными. Давно. А раз давно, то это не Лизино дело. Нечего и лезть. 
— Слушай, Елизавета, а у тебя еще сколько дней осталось? Ты когда уезжаешь?
— Через пять дней.
— А поехали со мной! Чего ты тут будешь. Скучища же. Развлечения для старперов. Поехали. Я тебе Питер подарю. Не покажу. Именно подарю. Весь твой будет, начинай поглощать с любого конца.
— Нет, я... Как же? — Лиза замешкалась.
Ей никогда не приходило в голову, что можно запросто сойти с маршрута. Ну да, было запланировано одно: сидеть в лесной глуши в одиночку, мучиться, выздоравливать потихоньку от своей неудачной любви. А теперь вот предлагается совсем внезапно: ехать в Питер, гулять там, бродить под зонтом по набережным, заглядывать в незнакомые подворотни, пить капучино на Невском. А театры? А в Русский метнуться? И это показалось ей таким заманчивым, таким вкусным.
— А что я дома скажу? Они же с ума сойдут. Меня сюда-то со скандалом выпустили.
— А ничего не скажешь. Про свои коньки же не сказала. Приедешь домой, когда положено, день в день. А пока эсэмэски слать будешь: «Все в порядке». Ну что, поехали?
— Поехали!
 
Лиза сидит в Люсиной машине. Они едут в Питер. Дорога не близкая. Оставим же ее здесь, тем более, что она, кажется, задремала. 
Лиза спит, и не знает, что перестала быть главной героиней нашего сумбурного повествования. Теперь у нас есть новое лицо. Люся. Давайте же посмотрим на нее более внимательно. 






Люся






Дорога в Ленинград

    Девки сидели на подоконнике в большой комнате, а Люся на коленках на стуле перед ними, она раскачивалась, старый венский стул скрипел. Люся учила наизусть стихотворение. Она бесконечно повторяла, то по учебнику, то, подняв от него глаза: «...Блестя на солнце снег лежит...» Девки внимательно слушали. Они смотрели на нее своими круглыми пуговичными глазами, а Люся смотрела поверх двух темноволосых головок в окно. Там было солнце, и на этом солнце что-то блестело во дворе, может и снег. Там, во дворе, было хорошо. Но надо было учить, и Люся снова и снова повторяла: «...Пора, красавица, проснись, Открой сомкнуты негой взоры...негой взоры... чего-то там... Авроры». Стул скрипел, Элька и Ленуся слушали.
   Вдруг одна из девок завыла. Вот только что все было хорошо, и вдруг это «А-А-А!» Выла Ленуся, а Элька испуганно уставилась на нее, и было понятно, что сейчас тоже завоет.  Ленка давно уже сосредоточенно сосала канцелярскую скрепку, вертя ее так и этак в цепких маленьких пальчиках. Но скрепка коварная, она вдруг наделась на передний зубик и застряла на нем. Намертво застряла. Увидев торчащую из распахнутого ленкиного рта скрепку, Люся испугалась. Она уже хотела позвать бабушку, но ее нет — ушла в магазин. Значит, надо самой. Она же за них отвечает. Она подергала скрепку: та сидела прочно. Ленуся прибавила обороты, и тут же в унисон взвыла Элька. Двойняшки сидели на окне и орали.
— Тихо вы, оглашенные, — прикрикнула Люся. 
Потащила малышку на себя, усадила на колени и полезла пальцами ей в рот, пытаясь раскачать скрепку. «Не проглотила бы». Скрепка передумала сопротивляться, и, отпустив молочный зубик, осталась в Люсиной ладошке. Ленусин рот захлопнулся. В тот же момент перестала орать и Элька. Люся вытерла им обеим мокрые от слез мордашки:
— Пошли, кафенти дам.
Ей нравились детские слова. Своих она, конечно, помнить не могла, а за сестренками повторяла: «кафенти» — конфеты, «паткуда» — откуда, «блякоко» — глубоко, «телемпатула» — температура.  Она полезла в комод, где бабушка прятала от них леденцы или подушечки. Бабушка перекладывала их каждый раз на новое место, но Люся всегда безошибочно находила сладости. Пошарив в верхнем ящике, для этого ей пришлось придвинуть стул и влезть на него, она выдала сестренкам по барбариске. Те уселись на полу и начали сосредоточенно разворачивать леденцы.
— Пойдем, лучше погуляем, — решила Люся. 
Стихи и на потом можно оставить. А в школу — во вторую смену, времени еще навалом.
— Гулям, гулям, — обрадовались двойняшки.
Оставив фантики от конфет посреди комнаты, они понеслись в прихожую. Толстые рейтузы, вязаные носки, кофты... — девочки старательно одевались. Наконец, обе были почти готовы. Люся завязала веревочки связанных бабушкой красных капорочков, застегнула пуговицы на пальтишках, натянула варежки на четыре ладошки, завязала шарфики сзади под воротники.
— Идите на лестницу, а то вспотеете.
Пока Люся одевалась сама, быстро-быстро: «Как бы с лестницы там не сверзились» — рейтузы-кофта-носки-сапоги-пальто-застегнемся по дороге, близняшки на лестнице не скучали. Поехали по ступенькам на фанерках: грохот и детский визг. Путаясь в шарфе, с шапкой в зубах Люся выскочила на лестницу, маленькие ползали на нижней площадке на четвереньках, прилаживались съезжать дальше. «А может и мне?» — и, усевшись на свою фанерку, Люся покатила следом за двойняшками.
  На шум открылась дверь на втором этаже, и оттуда выставилась на площадку тетя Зина, толстый живот обтянут новым фартуком с ромашками, руки в муке:
— Люська! Это ты тут бабахаешь? Я уж думала, землетрясение. Гуляйте, гуляйте, девчата. Потом зайдите, я вас булочками угощу.
   Тетя Зина добрая, она не заругается. Больше никого сейчас в подъезде нет, на работе все. А тетя Зина — почтальонша, она рано на работу уходит, зато и приходит рано, вон уже дома и булки с корицей печет. На весь подъезд запах.
   Люся повела своих сестер на горку, каждая тащила свою фанерку. Фанерки у них — залюбуешься — гладкие, заноз не нацепляешь, углы скругленные, это папа такие им сделал. Лучше любых санок катятся. А горка во дворе высокая деревянная. Летом на ней и под ней дети во что только не играют, и в пиратов, и в дочки-матери. А зимой горка — королева. Как морозы начнутся, всем двором ее заливают и катаются с утра до вечера. После школы так вообще на ней, как в переполненном автобусе — толкотня.
 
Когда три года назад двойняшки родились, в доме такой сыр-бор начался, я вам дам. Люся помнит: мама с роддома вернулась, этих двух кукляшек запеленутых на кровать положили. Это дедушки с бабушкой кровать. Высокая. До верху только Люсин нос достает. С металлическими спинками, с блестящими шариками. На кровати — подушки под накидкой. Накидку бабушка сама делала, «мережка» называется. Под кроватью — банки с вареньем. Люся любит туда забираться, ползать там в пыли за стеной из банок, как в лабиринте. Пока мама ее не вытащит: «Опять вся изгваздалась!»
— Бабушка, покажи сестричек.
Бабушка взяла одну кукляшку, опустила пониже, чтоб Люсе видно было. Малышка молчит, только глазки хлопают, кукла и есть. И вдруг ротик открыла, маленький, розовый, игрушечный. Бабушка говорит:
— Кушать хочет.
Их сначала в ящике от комода устроили. Вытащили ящик, на пол поставили, одеялко старое бабушка разрезала, перешила, сделала матрасик. Туда обеих и положили. Потом уже, пару лет спустя читала Люся «Денискины рассказы», и там тоже девочку в ящик от комода укладывали, как ее сестричек. 
И сразу вся жизнь в доме пошла наперекосяк. По ночам девки орали. Заплачет одна — за ней другая. Мама их к себе в кровать уложит на подушки: одну с одного бока, вторую с другого. Папа стал в прихожей ночевать, там тахту ему поставили и телевизор. Ему же на работу, а он не выспится. Люся понимает. Она сама тоже в одной комнате с малышками спать не могла; по сто раз за ночь орут, будят. Ее бабушка к себе в комнату забрала, теперь Люся там на диване ночует. 
А еще купать их каждый вечер. В бабушкиной комнате; а это большая, главная комната в квартире: там стол — старинный, с толстыми фигуристыми ногами. Люся вокруг него на велике ездит, а под ним, под столом, за стеной свешивающейся скатерти — у нее дом. Она там играет. Вечером на стол ванночку ставят, воду приносят и купают их, кукольных малышек, но настоящих, живых. Люся смотрит. Ей даже разрешают полить этих беленьких пупсиков из кувшина. 
А еще ходить на молочную кухню за кефиром. Им специальный кефир нужен, не тот, что в холодильнике в бутылке. Мама уходит туда внутрь, стоит там в очереди долго, а Люся на улице ждет, с двухместной синей коляской. Смотрит как стекает вода из водосточной трубы. От нечего делать сует под струю рукав своей новой, купленной на вырост, шубы. Гладкий мех на рукаве закурчавился от тех купаний. Шуба большая, тяжелая и неудобная, Люсе ее не жалко. Потом мама выходит. У нее в руках белые бутылочки с детским кефиром. На них натянуты рыжие резиновые соски, длинные как морковки. Мама видит мокрый Люсин рукав, ругается. Потом они идут домой.
 
Девочки отнимали у мамы все время. Ей было не до старшей дочери. Да к тому же измотанной и от этого постоянно раздраженной маме лучше не попадать под руку. Теперь Люся старалась все время проводить с бабушкой Юлей. А если той не было дома, она сбегала на улицу.
Улица. Огромный мир лег Люсе под ноги. Не только двор, где она гуляла каждый день. Нужно пройти его насквозь, завернуть за гаражи и кочегарку, потом быстро пробежать через чужой двор. Как можно скорее, чтоб не заметили его обитатели, не привязались, чего она здесь ходит. Завернуть за угол магазина «Подписные издания» и оказаться прямо перед универмагом. Универмаг, двухэтажное здание с широким парадным крыльцом — по ступенькам можно прыгать на одной ножке — полно всяких сокровищ. Ходить от прилавка к прилавку, разглядывать женские шляпы, сумочки, разноцветные коробочки неизвестно с чем. Потеряться среди вешалок с платьями или пальто. «Надо обязательно привести сюда подружек со двора, будем играть в прятки». Забраться в пустую будочку кассирши, найти здесь круг бумажной ленты, на которой печатают чеки, и тихо играть, пока тебя не обнаружит уборщица: «Девочка, ты чья?»  И тогда быстро убежать: «Ой, меня мама ждет!»
А можно равнодушно пройти мимо универмага, перейти дорогу и спуститься на берег реки. Здесь на дебаркадере стоит магазин водников «Поплавок». Сюда Люся ходила с дедушкой. Он работал в портовой конторе кем-то, кем она не знала. Дедушка был «инженером» и «водником», значит, это его магазин. Он покупал ей подушечки — маленькие квадратные леденцы в сине-белую полосочку с повидлом внутри, шершавые от сахарной обсыпки, Люсины любимые. Дедушка умер через полгода после рождения сестренок. Бабушка тогда еще так непонятно сказала: «Скорпионы... Когда рождаются, кто-то уходит...» Люся не поняла, но запомнила.
От «Поплавка» можно пойти берегом. Пройти под мостом, ведущим на ту сторону. В воде мелькают рыбьи спинки. На песке валяются сточенные рекой обломыши кирпича, тонкие рыжие пластиночки. Ими можно рисовать на асфальте. Это если лето. А если зима, здесь можно кататься на лыжах. Лыжня проложена вдоль реки, она уходит куда-то в дальние дали мимо Кремля к виднеющейся чуть ли не у горизонта монастырской колокольне и еще дальше к скиту. Что это за скит такой, Люся не знала. Все говорили: «Скит», и ладно.  
Если есть в кармашке двадцать копеек, можно подняться от реки в парк. Тут прямо на горке карусели всякие. Чашки, что водят хоровод друг за другом, качели-лодочки и на высоком столбе карусель «Ромашка». Сядешь, цепь перед собой на крючок накинешь, и полетели... Над рекой, над зелеными верхушками деревьев, над красной стеной Кремля.

***

— Люсенька, ну почему опять тройки? И по русскому, и по геометрии. Восьмой класс же. Ну как отчислят. Ты же умная девочка! А пойдешь в пэтэу с троечниками, — бабушка ворчала потихоньку, вздыхала.
Мать только что как следует отругала Люську за тройки. А чего такого-то? Год еще только начался, успеет еще исправить. Ни в какую путягу она не собирается. Она в Ленинград уедет — в театральное. И тройки, кстати, потому что некогда было. Придумали контрольную по геометрии в начале учебного года давать. А у них — спектакль ко Дню учителя. Суперский. По «Ревизору». Подкороченный слегка, чтоб в тридцать минут уложиться. Другие же тоже выступать хотят. Называется «Сцены из...» А у Люси самая главная роль: городничиха. Ну да, главная. На ней все действие в этих «Сценах» держится. Каждый день после уроков репетируют. Не до геометрии.
Но бабушку жалко. Она переживает. Сама-то всего три класса в школе успела закончить. Не до учебы было: сначала матери помогала, та слегла на несколько лет, ноги отказали, потом вообще — революция. 
— Ну ба-а, девки вон вообще на одни тройки учатся. И ничего. Их не ругаете.
Бабушка печет булочки с маком. Сейчас уже будет доставать противень из духовки. Поэтому Люся с кухни не уходит, терпит ее ворчание.
— Так что ж, Люсенька, у них-то одна память на двоих. Им трудно. А ты, вон, еще в четыре года «Бородино» наизусть рассказывала. На елку к нам в театр придешь в костюмчике гусарском... Помнишь костюмчик-то? Как начнешь: «Скажи-ка, дядя...», дак тебя не остановить, пока до конца не дойдешь. Дед Мороз, Василий Петрович наш, уж и так тебя, и этак: «Молодец, девочка, вот тебе пряничек...» А ты, знай, шпаришь.
Люся помнит. И костюмчик, его бабушка сшила по портрету Лермонтова: ментик с эполетами, мундирчик коротенький, темно-зеленый, кивер. Каждый год она в нем на Новый год фотографировалась. От снимка к снимку костюм становился все меньше. Нет, конечно, не так. Это Люся росла. И как на елках с «Бородино» выступала — помнит. Это еще что. Вот ее одноклассница Светка Трифонова, та с «Железной дорогой» Некрасова отжигала. Надоумил же бог родственничков, родителей или бабку, читать маленькой девочке это страхопудило. Встанет ангелок в беленьком платьице с блестками на стульчик и оттуда: «Сё там? Тайпа мейтвецов!» — «Представляю, как народ веселился».
 
Люся выросла в театре... Нет, к сожалению, к артистам, к этому уникальному, замешанному на особых дрожжах, племени она не имела никакого отношения. Она жила там, за сценой, в кулисах. Вряд ли кто-то замечал маленькую девочку, прошмыгнувшую темным коридором, или играющую в одиночестве среди реквизита. Ее время начиналось утром, пока артистов в театре не было, и заканчивалось с их приходом. Бабушка Юля работала в театре дежурной и гардеробщицей. Была одной из тех незаметных женщин, что играли Его Величество Театр, как короля играет свита. А вы думали, театр играют только артисты? Ха-ха. Люся с самого детства знала театр с изнанки. Задний двор за высокой кирпичной стеной: здесь выбивали костюмы — фашистские мундирчики со свастикой и средневековые камзолы, шитые серебряной тесьмой. Полутемное фойе с роялем и картиной Айвазовского «Девятый вал». Буфет для артистов на втором этаже, куда простым смертным хода нет, и где в очереди за граненым стаканом чая и бутербродом с сыром стоят Баба Яга – тот же Василий Петрович — Дед Мороз и соседка по дому Полин-Митревна — костюмерша. В костюмерной Люсе доставались самые красивые лоскутки.
Она показывала сестрам, Эле и Ленусе, свой театр. Здесь, в ее театре всегда было тихо и сумрачно. Только дежурное освещение. Большие пространства кутали углы в серые тени, теплые и пыльные. За сценой можно было найти огромную мягкую куклу Шапокляк, дублершу живой артистки на тот короткий момент, когда рассвирепевший лев Чандр швыряет ее в оркестровую яму. Поиграться с ней, перебрасывая тряпочное чучело друг другу. Пройти полутемным коридором второго этажа между высокими дверями «Директор», «Художественный руководитель», зайти в репетиционную и побрякать на пианино. Можно шуметь сколько угодно, в театре никого нет. И весь он принадлежит сейчас Люсе.
Она видела все спектакли. Не по разу. И приключения семейки каких-то придурочных грибов, этот спектакль показывали на новый год, и она смотрела его день за днем, стоя в самом дальнем углу зрительного зала, там, куда ее запускала билетерша. А сидя ей, маленькой, было ничего не видно за чужими спинами. И местные постановки: «Коварство и любовь», «Соломенную шляпку», «Дом», и спектакли заезжих гастролеров. 
Однажды, она тогда училась в пятом классе, в город приехала французская пантомима. Настоящие французы. Всего один спектакль. Билетов, конечно, было не достать, да они и не пытались. Бабушка пообещала пропустить Люсю с мамой. Но они опоздали. Все из-за мамы. Она прособиралась: причесаться, нагладить платье, накрасить глаза. Чего там краситься-то? Все равно в темноте сидеть. В результате они пришли поздно: в дверях служебного входа встал цербер-администратор: много вас тут, халявщиков, идите за контрамарками. А контрамарки — не для всех, для родственников и знакомых лиц, гораздо более значительных, чем театральная гардеробщица. Но Люся сдаваться не собиралась. Оставив маму на улице у входа в театр, она обежала здание, открыла калитку в кирпичном заборе. «Золотой» ключик ей дала бабушка, провести не смогла через кордон, но путеводную ниточку подкинула. Пробежала задним театральным двором и позвонила в звонок на неприметной, совсем не парадной дверце. Это вход в хозяйство костюмеров и бутафоров: швейку и склады костюмов и реквизита. 
— Ты чего тут, Люська? — костюмерша открыла дверь.
— Полин-Митревна, пустите нас с мамой. Мы на спектакль пришли, а там уже не пускают.
— Да? А ну как поймают? Мне за вас по шапке получать не охота.
— Ну, вы просто дверь пока не закрывайте. Мы проскочим. Я дорогу знаю.
Костюмерша, тетка по натуре добрая, но боявшаяся любых неприятностей как огня, подумала, пожевала губами, вздохнула.
— Ладно, Люська. Я счас уйду, а потом приду через пятнадцать минут и дверь запру. Успеете?
— Успеем! Спасибо, Полин-Митревна!
— Спасибо... Спасибо на хлеб не намажешь. С тебя пряничек, Люська.
Это был такой театральный пароль: «С тебя пряничек». Подразумевать он мог что угодно. В данном случае — ничего, это Полин-Митревна обычно угощала Люсю и ее сестренок то пряничками, то конфетками.
И Люся понеслась обратно за мамой. Пока ее не было, к маме пристроилась еще какая-то мадама в шляпе и с ней — взрослый мальчик. Оказалось, с маминой работы, можно даже сказать, ее начальница. Пришли на лишний билетик. А никаких лишних билетиков и в помине нет. Пришлось Люсе тащить их за собой, и мадаму эту, и ее сынка. Почти бегом они бросились к задней двери. Оттуда Люся повела свой отряд на второй этаж: лестница... коридор... Надо торопиться, спектакль уже начался. Люся махала рукой своим спутникам: «Давайте, давайте, не отставайте!» — и неслась вперед. Коридор вывел их на сцену. Да-да, прямо на сцену. Но сбоку, в кулисах. Из зала их было не видно, а вот артист, дядька в классической для мима полосатой майке-тельняшке, очень удивился. Сквозь его белый грим было заметно. Он даже бормотнул что-то, хотя в пантомиме слова не полагались. 
На сцену выходили две ложи. Та, что справа, если смотреть из зрительного зала, была просто ложей, там сидели зрители. А вторая считалась «правительственной», билеты в нее не продавались, и со стороны зала она всегда была заперта. Зато со стороны сцены ложа закрывалась на простой откидной крючок. Именно сюда, Люся и вела свою команду. И вот они, как воры, наконец, пробрались в «правительственную» ложу и устроились там на «правительственных» стульях. 
 
Люся всегда знала, что будет артисткой. 
А кем еще? Что она зря что ли столько лет ходила в кружок в ДК Профсоюзов? А в школе? Как только Эля и Ленуся пошли в школу, пятиклассницу Люсю назначили вожатой первоклашек. И она организовала театр. Не настоящий, само собой, куда малышне — кукольный. Сами делали кукол для «Теремка». Сначала лепили головы из пластилина: медведь, зайчик, лисичка и остальные. Потом обклеивали эти болванки мелкими обрывками мокрой газеты, сверху — кусочками белой бумаги. Это называлось «папье-маше». Потом аккуратно разрезать эту голову бритвочкой. Вытащить пластилин, и снова склеить уже пустую. Раскрасить. Сшить «тело» куклы, то, что будет надеваться на руку. Тут очень пригодились лоскутки, натащенные Люсей из театральной костюмерной.
В общем, несколько лет Люся летела к своей цели, сверкая звездой на школьных подмостках и в кружке дома культуры.
И вот, благополучно закончив школу: никаких троек, только четверки и пятерки, она едет в Ленинград поступать в театральное училище. Ленинград — самый лучший город на свете. Сколько раз они приезжали сюда на экскурсии с классом. Автобусом. Рано утром выезжали, три часа в пути, потом Петродворец или Пушкин, вечером — в театр. Ну еще обязательно в гастроном какой-нибудь большой: всем же дали денег на колбасу и сыр. А еще можно купить пепси-колу или фанту. Фантастика!
Ей до сих пор не нравится вспоминать этот день. Этот экзамен. Полное фиаско. Она была абсолютно уверена в себе, точно знала, что поступит. И стихи выучила так, что от зубов отскакивало, и станцевать могла вполне прилично: у них во Дворце Профсоюзов был преподаватель сценического движения. Дядька, правда, даже не второй свежести, но двигался, и их учил двигаться так, как на сцене полагалось. Выступила она здорово. И не стеснялась. Никакой зажатости.
И что? Ее срезали сразу. Откуда ей знать, что она понравилась комиссии, даже очень. Но, простите-извините: никто, и звать никак, провинциальная девочка, а надо принять того и этого, сына или племянника, или еще кого. А эта... Если будет настойчива, придет на следующий год... Всегда так было... Нормально...
Откуда ей знать.
Она обиделась.
Жестко и горестно. И не найдя себя в списках допущенных к следующему экзамену, опустошенная, пошла не в общежитие вещи собирать, пошла куда глаза глядят. Понимая, что этот красивый чужой город только поманил и посмеялся над ней, «поматросил и бросил». И поедет она, Люся, обратно домой, и мама скажет: «Я так и знала». Мама всегда так и знала. Как ей, Люсе, надо себя вести, что делать и куда поступать. В институт водного транспорта, куда же еще. Мама его закончила. И дедушка. Там все схвачено. А театральное: «Ля-ля-ля-тополя — кому это все надо — это не профессия — фигня на постном масле». Может и, правда, фигня. Они же ее, Люсю, не оценили. Сидели кобры очкастые и козлы слюнявые, старые, смотрели: «Читайте... Покажите...» Что она не прочитала, что ли, не показала? Что вы еще хотели? 
Она все шла. Погода хорошая. Солнышка не видать, все в дымке серебристой. Тепло. От асфальта марево поднимается. Такой день — акварельный, полупрозрачный, слегка смазанный. Прекрасный — если бы не Люсины горести. Она на набережную вышла. Потом мост. Нет, она не по первому мосту перешла. По следующему. От Эрмитажа — на Васильевский остров. И опять вдоль воды. Снова мимо мостов, одного и второго. 
Она не очень-то и соображала, где идет, куда... Обиду из себя выветривала. Смирялась. С тем, что домой поедет. Ни в какой водного чего там институт поступать не будет. Лучше дома в кулек, в культпросвет. Туда-то возьмут. Год проучится и снова попробует в театральное... Или ну его совсем... Домой не хотелось. Там ее жалеть будут: как же, замахнулась... а ей по носу. 
...По носу. А что это такое перед носом? Объявление: «Приглашаются монтажники телевизионной аппаратуры... Предоставляется общежитие...» Кто тут? — Производственное объединение имени Козицкого.
Люся стояла перед низким, как это часто было в Ленинграде, окном, и на уровне ее лица висело объявление о наборе. Да мы уже сказали кого. Мы только не сказали, ну не пришлось к слову, простите, что там у себя в городе в последних двух классах средней школы Люся, как и остальные ее одноклассницы, проходила практику на местном телевизионном заводе. Сидели девчонки на конвейере, совали связки проводов в блоки питания будущих телевизоров, паяли эти проводки. Люся называла это «хвосты вязать телятам». Но хвосты там или не хвосты, а корочки им всем выдали. Так что оказались девчонки, и Люся в том числе, теми самыми монтажниками телевизионной аппаратуры, которые вот прямо сейчас посреди улицы требовались. И могли рассчитывать на общежитие.
И Люся понеслась. По указанному в объявлении адресу. Со своими корочками. Слава богу, взяла из дома все, что имела, не только аттестат.
Уже вечером того же дня, что начался так бездарно, что пытался вышибить ее обратно домой, Люся стала ленинградкой. Ну не совсем еще. Но место в общежитии она получила. А все формальности – на завтра. А работа? Да лучше на заводе в Ленинграде, чем ... Чем где угодно. 
Еще нужно было позвонить домой и сказать. Это не так просто. Радостно маме в ухо: «Нет, не поступила... да, провалилась... нет, домой не приеду... устроилась на завод...» И получить порцию вечных маминых «ятакизналов» и еще кое-чего: «Немедленно домой! Какой завод! Ты с ума сошла! Я приеду завтра!» Можно потянуть время. Сегодня сказать, что сдала. И после следующего экзамена через три дня, когда она соберется с силами, да и уже отработает пару дней, вот только тогда позвонить домой и признаться. Нет. «Померла, так померла». И Люся отправилась звонить. 
Она знала только один междугородний телефон — на Московском вокзале. Прямо как с платформы входишь в большой зал с памятником Ленину, по правую руку были три или четыре полукабинки, облицованные черным кафелем. Если бы кафель был белым, то получились бы душевые в их городской бане на Инженерной улице. Только вместо жестяной леечки под потолком — телефонный аппарат на стене. Когда ее сестренки были совсем маленькими, в ванной постоянно было что-то замочено, то детские шмоточки, то взрослое постельное белье. Бабушка стала ходить с Люсей в баню по субботам. Вот в такую вот кабинку. Ходить в общее отделение мама им не разрешала: там грязь, грибок и микробы.
Люся пристроилась в недлинную очередь и уже через десять минут закрыла за собой высокую прозрачную дверь, сняла трубку, набрала номер и, зажмурившись, сказала: «Алё».

***

    Мелкий-мелкий дождичек субботним вечером — это привычно: «Даже не моросит, а сочит какой-то». Воздух сочится влагой, направления нет, мельчайшие капельки воды прилипают к лицу, к волосам, к плащу со всех сторон. Люся идет на курсы кройки и шитья. Она ходит на них уже три месяца. Ходит в заводской клуб. Клуб у них шикарный. Четырехэтажное сталинское здание, серое и строгое, с пилястрами, верхушки которых словно переполненные ковчеги. Тут и крученые завитушки, и листья, а еще и звезды с серпами и молотами в самой звездной середине. В клубе очень хорошая столовка, вкусно и дешево. Кроме рабочих «Козы» сюда вся округа ходит, студенты из соседней универовской общаги, а еще автобусы с туристами на обеды привозят, и тогда вообще не протолкнуться. Сюда же они с девчонками в кино часто бегают. Но сегодня — курсы кройки и шитья!
   Люсины соседки, обе, и Ольга, и Лариса, в театральный кружок записались. И Люсю звали:
— Ты ж в театральный хотела. А мы спектакль ставим.
— Какой?
— «Васса Железнова» Там женских ролей много, и тебе что-нибудь найдется. Не из главных, конечно, но...
— Нет, девочки, хватит с меня театра. Я лучше на курсы кройки и шитья пойду.
— Ой ли! Не пойдешь. Скукотища это. Вон лучше на гитаре иди учись.
— Сказала, кройки и шитья, значит —  кройки и шитья.
«И чего это я, правда, такую ерунду придумала, шить чего-то, время тратить».
    И вот уже четвертый месяц каждую субботу вечером Люся и еще пять девушек сидят в небольшой комнате на третьем этаже клуба — комнате со швейными машинками, портняжными метрами, картонными лекалами и престарелой преподавательницей Алефтиной Петровной. Люся привыкла ладить со старушками, разговаривать, а главное слушать их. Она уже давно поняла главную беду старости: прожито много, рассказать есть что, да некому. Дети взрослые не слушают, до того ли им, они свою жизнь проживают, внуки не у всех под рукой. Амплуа внимательной слушательницы Люсе удавалось всегда, и за это старушки ее любили и баловали. Но не Алефтина. Неулыбчивая, вечно поджимавшая тонкие, нарисованные красной помадой, губы, сухонькая, начавшая уже горбиться от старости Алефтина Петровна смотрелась дамой. Этакой старой дамой. Говорили, что в прошлом портнихой она была знатной, шила наряды не самым простым заказчицам, а одно время работала закройщицей в знаменитом ателье «Смерть мужьям». Сейчас ей было далеко за семьдесят, и кружок в клубе «Козы» — это всё, что ей оставалось.
   Алефтина всех своих учениц звала исключительно по фамилии, замечания раздавала щедро, а самой сильной ее похвалой было: «Ладно. Сойдет». А больше всех доставалось Люсе, и швы у нее кривые, и выкройку она строит не так, и даже за машинкой сидит неправильно. «Да какая разница, как я сижу, это что, урок чистописания в гимназии в присутствии Их Императорских Величеств что ли». В общем даже Люсиному упрямству подходил конец: «Все хватит с меня швейки этой чертовой. Если руки не тем концом вставлены, нечего и время терять. Вот дошью этот халатик дурацкий, и все, аривидерчи».
— Верховцева, ты куда такую петлю разбабахала! Ты на халат медали за доблестный труд нашивать собираешься? — Люся и не заметила, что за ее плечом уже некоторое время стоит Алефтина.
— У меня будут крупные, яркие пуговицы. Халатик блеклый, тусклый, а пуговицы его зажгут.
Были вытащены из кармана и разложены по недошитому халатику пермамутрово-белые не совсем ровные, а будто выточенные вручную из раковин пуговицы, большие, размером с пятак. И бледно-голубой, как застиранные джинсы, ситчик вдруг прикинулся то ли летним небом, то ли летним морем, теплым и ласковым.
— Ладно. Сойдет, — поджав губы, грозная старушенция проплыла мимо.
«Сойдет... Не сойдет, а красота». Люся искала пуговицы целый месяц, обегав кучу пуговичных лавок, а нашла случайно в комиссионке, совсем рядом с их общагой. Увидела эти шесть перламутровых красавиц и сразу поняла, что только они должны быть на ее халатике.
   Занятие закончилось, и она уже укладывала почти готовый халатик в сумку. «Всё, на следующем петли доделаю, и прости-прощай, Одесса-мама, больше сюда не приду». Вдруг:
— Верховцева, останься на пять минут.
«Выгнать меня собирается. Ну тут наши желания совпадают».
— Алефтина Петровна, вы мне хотите сказать, чтоб я больше не приходила? Дак я и собираюсь больше не приходить. Петли только доделаю, не бросать же. Не надо мне ничего говорить. И руки у меня кривые и то, и сё, сама знаю.
  Алефтина сидела на стульчике, школьном таком стульчике с фанерным сидением, у большого раскроечного стола. Маленькая старушка с седыми завитыми кудряшками. Старомодная голубая блузка, отложной воротничок подколот брошкой-камеей, юбка серая, какого-то блестящего, «струящегося» материала, почти в пол. Классная дама? Графиня с тремя картами? — Старая портниха. Совсем не страшная, несмотря на тонкую ниточку поджатых губ и принахмуренные выщипанные бровки.
— Ты, Верховцева — наглая девица и глупая корова. Ничего не поняла. И пытаешься мне хамить, подняв плечико. Я этот кружок веду уже лет десять, на косоруких девиц насмотрелась. И, честно сказать, впервые вижу здесь такую как ты.
— Такую особо косорукую?
— Такую особо талантливую. Ты, Верховцева, если захочешь и работать будешь, как лошадь, можешь настоящим мастером стать. Я же вижу, ты из вот этой нашей детской ерунды, из ночнушки, из халата этого убогого пытаешься построить настоящую вещь.
— Я? Вы же сами мне... Швы кривые... Выкройку не той стороной... И вообще...
— Кривые, кривые. Но главное не это, это азбука. Научишься. Небось и читать-писать не сразу научилась. Главное, что ты в отрезе, в материи сразу вещь видишь. Это дорогого стоит. Это только мастер может. А на машинке строчить, что ж, это не диво, даже обезьяну выучить можно.
   «Вау, я — мастер! Звучит круто. Ну Алефтина... Ты фрукт! Ругала меня, ругала, и здрасьте».
— Если хочешь, я с тобой дополнительно поработаю. По-настоящему научу с материей дело иметь, и платье, и пиджак, и даже пальто построить сможешь.
   Алефтина никогда не говорила «ткань», «материал», всегда только «материя», и словом «шить» не пользовалась, — «построить» — только так: «построить платье, построить халат».
— Ну, ты вообще слышишь меня, Верховцева?
— Что? А, да. Слышу, конечно. 
«Алефтина — фея-крестная, обхохочешься. А я — Золушка. Сейчас поеду на бал. Построю себе бальное платье в рюшах и лентах, и поеду». 
— А вам-то это зачем, Алефтина Петровна?
— А просто интересно. Интересно, сумею ли тебя обучить. Интересно, сумеешь ли ты... Все-таки что-то новое. У меня нового-то, сама понимаешь, не много уже может случится. Ну что, по рукам? Или ты еще раздумывать будешь?
— Не буду. По рукам.
И неожиданно для самой себя Люся протянула Алефтине свою ладонь, и та, вроде чуть усмехнувшись, или показалось(?), пожала ее.
«Я пою под дождем... я пою под дождем...» — какие там дальше слова, Люся не знала, шлепала по мокрому асфальту опустевшей темной улицы, мурлыкала одну и ту же фразу.
А дождь тем временем превратился в первый несмелый снег. Он кружил мушиными стайками под фонарями, будто боялся опускаться ниже: «А надо ли?» Нехотя снижался и исчезал где-то на уровне колена. Фонари пристально смотрели вниз: «Где он там?» Заглядывали в лужи, но снега уже нигде не находили. Печаль...
   А Люсе было весело, или нет, пожалуй, более правильное слово «радостно». «Я пою под дождем, — она взмахивала рукой, мысленно кружась в легком танце, —  я — мастер, я — известная портниха. Я строю прекрасные платья». Она не заметила, что уже переняла Алефтинин лексикончик.







Алефтина и Манька Катерпиллер

— А тетя Паша где? — Люся сунула свой пропуск в окошечко заводской вахты.
В будочке всегда сидел один из четырех вахтеров. Мумия — абсолютно равнодушная к происходящему по другую от нее сторону стекла сухая старуха в вечной и зимой, и летом вязаной шапке. Михалыч — склочный дед, знавший в лицо весь завод, но всегда требующий пропуск. Селедка — особа неопределенных лет, вечно уткнувшаяся в какую-нибудь книженцию, непрестанно при этом жующая кусок батона, но при этом худющая. Люся даже думала, что прозвище ей дали не по рыбе, а в честь другой «селедки», сабли городового. Четвертой была тетя Паша — круглая, маленькая, напоминавшая сдобную плюшку, улыбчивая тетка. Сколько ей лет, определить было трудно, уж больно гладкое личико у нее было, а руки, наоборот, старые, измученные, с толстыми веревками синих вен. Она говорила — помороженные. 
С тетей Пашей Люся подружилась как раз из-за пропуска. Она его потеряла. Отработала одну неделю, и потеряла пропуск. А хватилась только возле этого самого окошечка проходной. Рылась, рылась в сумке — нет, хоть ты тресни. Вчера с этой сумкой в клуб с девчонками ходила смотреть «Седьмую мишень». Классный фильм. Какие мужики! А музыка! Промо через душу. В буфете еще молочные коктейли пили. Там, наверное, и выпал гаденыш. А она не заметила. И что теперь делать? Бежать в клуб искать? Идти в бюро пропусков временный выписывать? Так у нее паспорта с собой нет. За паспортом в общагу двигать? А-а-а! Куда ни кинь — всюду клин: так и так на смену опоздает. По ушам получит: только появилась на заводе, еще никаких бонусов не заработала, а уже такое разгильдяйство.
— Чего застряла, девушка? 
Это ее вахтерша спрашивает. Вышла из будочки, стоит в дверях по ту сторону турникета, короткие ручки калачиком на груди, на жилете стеганном, сложила, ухмыляется:
— Дай людяМм-то пройтить. Стоит — дорогу перегораживает.
Люся отодвинулась, не переставая в какой уже раз перерывать свою несчастную сумку. Вот все уже и прошли, одна она тут осталась.
— Долго стоять-то будешь?
— Да я пропуск найти не могу.
— А и как найтить-то, чего нету. Потеряла что ли?
Люся кивнула. 
— Ну и сказала б: «Тетя Паша, я пропуск потеряла».
И Люся послушно повторила:
— Тетя Паша, я пропуск потеряла.
— Ну дак иди уж, Маша-растеряша. Токо завтра без него не приходи, — и вахтерша открыла турникет,
Пропуск нашелся тем же вечером в клубе. Забежала в кабинет с табличкой «Администрация», и вот он: паспорт покажи и забирай. Ура и ура. А тете Паше в следующее ее дежурство — респект в виде шоколадки «Аленка». Шоколадку та взяла и сказала Люсе:
— После смены заходи, чайку попьем. Как раз начальство по домам разъедется, а мы с тобой почаевничаем. Не возражаешь?
Люся не возражала.
Она частенько теперь коротала вечерок здесь в будке вахтерши. Пила чай с тетей Пашей, слушала ее рассказы. Жизнь Пашина была длинной и на события богатой. Три мужа, пятеро сыновей, да еще две падчерицы. А до этого работа в колхозе под Томском с юных лет: коровы, заготовка зеленого корма зимой в лесу. Вот тогда и поморозила молодая девчонка Параська свои рученьки. Хорошо хоть резать не пришлось. Вербовка на стройку — Сталинград восстанавливать, первая свадьба, рождение двоих сыновей-погодков. Смерть мужа — несчастный случай: лопнул котел в котельной, а он кочегаром был. Переезд в Мурманск, погналась за длинным северным рублем. Второе замужество, еще пара сыновей своих да девчонки нового мужа-вдовца. Долгая спокойная жизнь — целых девять лет. И снова, как сглазил кто, муж умер. Сепсис. Слово-то какое мерзкое, шипит-сипит как змея. И такое же коварное. На ржавый гвоздь наступил. Делов-то. Разве от этого помирают? А ее Аркадий помер. Хорошо хоть падчерицы к тому времени выросли, старшая педучилище закончила, работать начала, а вторая только-только из школьных ворот выпорхнула. «Я, — говорит, — в Ленинград хочу поехать, там учиться». Чего одной там мытариться, собрала Паша все свое семейство, подхватилась, и понеслись они в Ленинград. Комнату сняли, она на Севкабель устроилась. А мужик, что им угол сдал, возьми, да и позови Пашу замуж. Она подумала: мужик справный, не пьет, серьезный, участковым работал, пока на пенсию не вышел, и согласилась. Мужик в доме — всегда хорошо. Да и на старости лет вдвоем лучше. Дети вырастут и разлетятся, что ж ей одной куковать. И тут, уж на что не рассчитывала, в сорок пять лет родила Паша еще одного сынка, последыша. Старшему уж двадцать лет, а вот опять в семействе младенец. Много чего было. Разного. А теперь вот, как и положено, вдвоем с мужем старость коротают.
Все у Паши хорошо. Всем она довольна. Приятно с ней чайку попить. 
Зачем мы так подробно рассматриваем эту вахтершу? Подробно, да все же побыстрее: уложить всю ее длинную жизнь в один абзац. Что нам с нее? Вот только-только узнали мы про вечную лимитчицу Пашу, а она уже исчезла, укатилась румяным колобком за грань нашего повествования. Просто хочется показать, с кем же теперь девушка Люся, приехавшая в Ленинград поступать в артистки, а вместо этого вкалывающая уже почти год на заводском конвейере, с кем она общается. И видим мы, как подтягиваются к ней, кружат вокруг нее старушки: Алефтина, Паша... Может, и еще кто подтянется... 
Конечно, «девчонки» тоже присутствуют. А как же! Вон ее соседки по комнате в общаге, Оля и Лариска — они и в кино вместе ходят, и на танцы как-то пошли в Дом офицеров. Это Лариска потащила: ей уж к тридцатнику, она жениха активно ищет. Не обязательно ленинградца, офицер тоже годится: по гарнизонам помотаешься, зато потом в генеральши выйдешь. Но больше Люсю в это шапито не затянешь, туда даже в брюках не пускают, и свет яркий горит, как в операционной, никакой светомузыки. А про саму музыку и говорить нечего: чуть ли не Амурские волны. Старье, короче, допотопное. И кавалеры такие же — допотопные.
На выходные и на все праздники соседки по домам разъезжаются, одна в Бабаево, вторая в Подпорожье. И Люся остается одна. Она домой старается пореже ездить. Каждый раз одна и та же песня: зачем ты все это придумала..., какой завод..., надо к институту готовится..., или ты всю жизнь собираешься... Лучше письма писать. Маме отдельно, папе отдельно, бабушке отдельно и сестренкам одно на двоих. Самые длинные бабушке получаются, хотя от нее почти не бывает ответов, пишет она медленно, старательно, да и времени у нее особо на это нет. Обычно в письме от Эли и Ленуси идет приписка: «Бабушка говорит, что...» Больше всего Люся скучает именно по бабушке Юле, по тому теплу, что она распространяет вокруг себя, по ее историям. Чего только она не рассказывала: как у староверов жила в поселке на севере, как в войну в Вологде на лендлизовском складе работала, а больше всего про детство свое в далеком городе с мягким, плюшевым названием «Тотьма». Может потому, что привыкла Люся терпеливо слушать чужие рассказы, старушки и тянулись к ней. А она взамен получала малую толику домашней заботы. 
Сегодня, как раз собиралась Люся вечерком после смены задержаться у вахтерши, уютно посидеть с чашкой горячего чая возле ее сдобного бока. Притащила с собой печенье курабье, уж очень та его уважала: масляное, сладкое. «Как моя жизнь, Люська», — скажет и смеется, мелкими колокольцами рассыпая.
А нынче вместо круглой, вечно улыбающейся тети Паши в будке оглоблей торчала какая-то здоровая девка.
— А тетя Паша где?
— Я за нее. А чего хотела?
«Ишь сразу вцепилась. Тебе-то что?»
— А чего случилось?
— Откуда мне знать, — девка пожала плечами, — я первый день на работе. Да ты хотела-то чего?
— Да ничего. Так. Чай пить собирались.
Та улыбнулась:
— Так заходи после смены, попьем. Меня Маней зовут.
— Зайду, пожалуй. 
И она зашла. Высокая, здорово выше Люсиной, стриженной под модное каре, головы, и какая-то прямоугольная Маня оказалась студенткой Репы — института, где учили на художников и скульпторов. Маня была скульптором. Еще бы, с такими-то ручищами. Не ладонь, а лопата. Они быстро познакомились, много ли надо времени, чтоб пересказать свои коротенькие незамысловатые жизни. Сидели, пили горячий крепкий чай с курабье и бутерами с сыром и колбасой, новая вахтерша к своей первой рабочей смене подошла со всей ответственностью. Не хватало еще голодать. Люся показала ей Пашино хозяйство. У той в тумбочке были припасены кастрюльки и кипятильник. «Шо ж сутки одним чаем нутро полоскать, желудок портить. Я кашку сварганю, картошечку, яички сварю аккуратненько, никто и не заметит, — говорила тетя Паша, —  Михалычу тож предлагала: бери, пользуйся, мне не жалко, помой токо, да ему лень».
Две общежитские девчонки быстро нашли общий язык. Маня рассказывала про свой Свердловск, байки про Репу и про преподов, Люся про свой провал в театральном, про завод, швейку и Алефтину.
Тогда Люся не понимала, не чувствовала, что вот эти две совершенно не похожие, никогда так и не узнавшие друг друга, особы изменят направление ее жизни.  Алефтина и Маня — Манька Катерпиллер, как звали ее многочисленные приятели — станут тем камнем, что падает однажды в реку и поворачивает ее течение. И побежит река, не туда, куда собиралась, а совсем в другую сторону. Но так или иначе, а все же к своему морю. Хоть и кругами, и загогулинами. А как еще? По-другому у них, у рек, не бывает.

***

Время шло. Такая расхожая фразочка: «Время шло». И не поспоришь, что бы ни происходило — время идет да идет. И в настоящей жизни, и в бумажной, выдуманной, книжной. Мы, люди, очень любим время. Оно удобно, на него можно многое спихнуть: ну, как же, время не ждет, и вот, пожалуйте... Мы сами его придумали, это время, и теперь валим на него все: свои неудачи и успехи других. То оно бежит слишком быстро, и поэтому никак не успеть, что собирались... То оно, зараза такая, тянется, и можно сдохнуть с тоски и скуки, пока доживешь до вожделенного события...
Где-то в конце февраля Алефтина попросила Люсю построить к Восьмому марта платье для какой-то троюродной или еще более дальней племянницы. «Сама уж не возьмусь, руки не те, а у тебя получится, — говорила старая швея, — ты многому выучилась, пора за серьезную вещь браться». Материя лежала у нее давно: шелк гладкий, матово отсвечивающий морской с прозеленью волной, с незаметными едва розоватыми цветочками. Красивый. 
Отрез этот имел свою историю. 
В сорок седьмом вернулась Алефтина из эвакуации. Вернулась, чтобы остаться одной в просторной трехкомнатной квартире на Петроградке. Отец с матерью умерли в блокаду. Похоронку на мужа она получила еще в сорок первом, ополченцы обычно много навоевать не успевали. Маленькая дочка сгорела от пневмонии в эвакуационном эшелоне, осталась на какой-то безымянной станции за Ярославлем. В отсутствие хозяев стояла квартира пустой и нетронутой, никто не взломал дверь, никто не позарился на их имущество, самой ценной часть которого была швейная машинка Зингер. Настоящий Зингер, немецкий, купленный ее матерью на барахолке в голодном Петрограде в девятнадцатом году. Эта машинка и, конечно, руки ее матери, руки умелой портнихи, не дали им тогда умереть с голоду. В блокаду Алефтина с матерью продавали все, что могли, меняли на продукты: туфли, платья и пальто, сережки и кулончики, книги из обширной, еще дореволюционной библиотеки. Но машинку не трогали. Нельзя. 
И вот теперь, вернувшись домой, Алефтина вытащила на свет божий машинку, аккуратно протерла тряпочкой, смазала ее механизм, и принялась шить. Это она умела делать гораздо лучше, чем разбираться в делопроизводстве, которым занималась в эвакуации в конторе танкового завода нового города Чирчик. В квартире своей она недолго оставалась одна. Уже через три месяца управдомша привела сюда подселенцев. «Прости, Алефтина. Ну что я могу? — развела она руками. — Не положено, сама знаешь». Но в благодарность за перелицованное пальто, совсем как новое теперь, да и просто по доброте душевной, оставила она за Алефтиной самую большую комнату, двадцать три квадратных метра. А в две другие вселила не абы кого — молодого бравого полковника, вся грудь в орденских планках, и его жену, стройную яркую брюнетку с пунцовыми крашенными губами, тоненькими выщипанными бровками и ухоженными ногтями. И не скажешь, что прошла эта красотка полвойны, да не где-нибудь, а в санитарном поезде фельдшерицей. И будущего мужа своего встретила именно там. Сама под бомбежкой грузила в вагон носилки с обмотанным кровавыми бинтами телом.
Нинель, так ее звали, и имя это очень ей шло, была женщиной, веселой, шумной, звенящей. Она словно пыталась забыть, вытряхнуть из себя полностью все воспоминания о войне: ведь закончилась, проклятая, все — мир. Мир навсегда, и значит, надо радоваться каждый день. Дальше только счастье. У них постоянно собирались гости: застолье, патефон, танцы. Красиво одетые женщины, степенные мужчины. Алефтина видела, что публика не простая. Именно Нинель устроила Алефтине новую клиентуру. Теперь уже не надо было перешивать старые тряпки, перелицовывать пиджаки и брюки за копейки. Теперь у нее появились совсем другие заказчицы. С другими запросами и другими возможностями. 
Этот зеленый шелковый отрез, явно из немецких трофеев, принесла одна из приятельниц Алефтининой соседки — артистка, жена какого-то исполкомовского чина. Алефтина только успела снять с заказчицы мерки да обсудить будущий фасон. А через пару дней Нинель постучалась к Алефтине в комнату. Она явно была не в себе: огромные провалившиеся темные глаза, бледное до синевы лицо, неприбранные волосы. Куталась в шаль, обхватив себя руками. 
— У вас что-то случилось, Нинель Игоревна?
Та помотала головой:
— Пока нет. Не у меня. У Лены...
«Кажется, она про свою подругу, ту что собиралась шелковое платье шить», — подумала Алефтина, и не ошиблась. Ее муж был арестован. И сама она куда-то пропала. А через три месяца исчезли и соседи из квартиры: и полковник, и его жена. Время раскручивало молох «Ленинградского дела».
Но все это мало касалось портниху. Исчезали одни заказчицы, появлялись другие. Нужно было снимать мерки, кроить, шить, и не разговаривать ни о чем кроме фасона и материи. Это было надежно. 
Вот только следующие соседи были не столь презентабельными. Сначала семейка какого-то спекулянта, да в придачу к ней отставной майор, бабник и пьяница. А этих со временем сменили лимитчики с быстро родившимися младенцами и многочисленной, постоянно наезжающей в гости родней. Квартира, в которой Алефтина выросла под стук швейной машинки среди разноцветных материй, старых книг и еще дореволюционной мебели, со временем превратилась в заурядную коммуналку.  Ох уж это время. Виноватое во всем, безжалостное время.
А шелковый отрез остался лежать в ящике тонетовского комода. И долгие годы ждал своего часа. Дождался.
 
— Я думаю, надо юбку отрезную, полуклеш, поясочек тоненький, рукавчик короткий фонариком, на длинный не хватит, воротничок маленький кругленький и пуговки совсем меленькие, — Алефтина, разложив материю на столе, водила по ней сухой ладошкой, гладила, ласкала.
— А сколько лет вашей племяннице? — Люся сидела рядышком, опершись локтями на зеленый шелк. 
В первый раз она сегодня была у своей преподавательницы дома. Они решили, что шить лучше здесь, не в клубе у всех на виду, да и машины там были расхлябанные. Разве будут эти безалаберные девицы относиться к технике с уважением? Дожидайся.
— Племяннице-то? Двадцать, вроде. А тебе сколько?
— Восемнадцать скоро будет. Через месяц.
— А-а, а ей двадцать.
— Ну если двадцать... А она работает или учится? А живет где? А рост у нее какой? А фигура?
Алефтина свернула материю, переложила на старинный комод, освобождая поверхность столешницы для раскладки лекал. Похлопала выдвижными ящичками. На свет явился портновский метр, тоже старый, потертый, без металлических оконцовок, кусок мела, синий и красный карандаши.
— Да какая разница. Ну студентка, здесь, в Ленинграде живет. Фигура какая? Обычная. Вон как у тебя. Может чуть повыше только. И мерки с тебя снимем. Пусть девочка не знает. Хочу, чтоб сюрприз был. Ты зачем спрашиваешь-то?
— Она не будет носить такое платье.
Алефтина уставилась Люсе прямо в глаза, пожевала тонкими накрашенными губами. А Люся, не отвела взгляд, будто в гляделки играла. 
Выглядевшая недоброй и занудливой, старая портниха оказалась хорошей учительницей: требовательной, но и щедрой. Она столькому ее научила! К новому году Люся сшила своим сестрам по блузочке, маме юбку-годе и платье бабушке, простое по фасону, без излишеств типа манжет или планки с пуговицами, но красивое. Собственно, на этих вещах Алефтина ее и учила. Говорила: «Хватит всякую муть кроить, материю зря переводить, надо строить нужные вещи». К делу она подходила строго. И перво-наперво требовала от Люси порядка: «Если вещи разложены правильно, если каждая на своем месте, если ты сама в порядке, не распустехой-неряхой за дело берешься, то и результат будет чистый, четкий, правильный. А если курицей в куче мусорной сидишь, то и платье твое на кучу будет похоже, в нем только помои выносить».
Даже у себя дома, в коммуналке с загроможденным каким-то жестяным хламом коридором и тесной, заставленной столами, этажерками, полками со всяческим скарбом, кухней, даже здесь эта аккуратная старушка была одета как на выход. Брючки отглаженные, блузочка и не тапки, туфельки домашние, мягкие, без каблучка, с меховыми беленькими помпончиками. Прямо красотка.
— Почему не будет? С чего ты взяла?
Люся решила не отступать:
— Такие теперь не носят. Это мама ее такое наденет. А она, племянница ваша — нет.
— А какие носят? Если такая умная, может нарисуешь?
Она подтолкнула к Люсе лист бумаги и карандаши.
— Ну, примерно, так... — синий карандаш пошел черкать по бумаге, потом в дело вмешался красный: выводить начисто, исправлять огрехи.
— Прямое, талия заниженная, широкой кулиской выделить... юбку выше колена — складками... можно встречную... ворот лодочкой, нет, сюда вперед приспустить... «качели» вроде называется, я не помню... без рукавов совсем, пройма глубокая, пусть плечо видно, это красиво... Как в двадцатые годы... стиль «нэпманша», сейчас модно, и бусы к нему длинные, до пупа. Красотища! — Люся повертела свой рисунок. — Так чего еще? Да, пуговицы! Фальшивая застежка по всей длине спины до юбки. Пуговицы розоватые, как цветочки. Вот!
Она протянула листок Алефтине. Та сидела, подперев щеки руками. Грустная какая-то. Протянутый листок не взяла. Люся опустила его на стол: «Обиделась, наверное. Чего я полезла? Какая мне разница: будет носить, не будет. Сшила бы, как она хочет, и не вякала».
— Ладно, ерунда получилась, — Люся взяла листок и, скомкав его, бросила на стул к своей сумке.
 Но Алефтина сказала:
— Ишь быстрая какая. Дай-ка сюда.
Листок был разглажен. Портниха провела по нему ладонью:
— У мамы моей почти такое было. Только голубое. Она его не носила. Некуда было. Висело, висело в шкафу. Я его примеряла. Надену и кручусь перед зеркалом. Будто я на танцах. В войну сменяли на крупу. На пшенку. Модно, говоришь? Все возвращается. Ну раз модно, так и будем шить.

***

Тогда же Манька предложила Люсе купить фирменные джинсы.
— Зайди после смены, — она высунулась из окошечка вахты, — покажу кой-чего. 
Штаны были хороши. Люся повертелась, оттопырив попу, перед небольшим зеркалом. В него только частями себя можно было рассмотреть. Но и то, что удавалось увидеть, радовало. Синие, в обтяжку, с фирменным патчем на заду. Всем были хороши. Кроме цены.
— Почем для народа?
— По сто тридцать. Тебе могу червонец скинуть. 
— Ты чё?! Это ж моя зарплата! А жить я на что буду? Чего так дорого-то?
— Дак фирмаМ. Ты, чего написано-то, видела? Леви Страус! Это тебе не безымянные финские штанцы. Хрена лысого ты такие в магазине оторвешь.
Люсе джинсы очень нравились. И швы, желтой ниткой строченные, и заклепочки на углах карманчиков, и широкая, кожаная штука на поясе сзади с буквами, лошадками и ковбоями. ФирмаМ, что еще скажешь. Но отвалить сразу столько деньжищ! Она совсем не умела экономить. После зарплаты то конфет накупит, то тортик. То в кино сходить, то в кафешку с девчонками. Туда-сюда, и все деньги — тю-тю, профукала. Попервости даже звонила маме. Но та сказала: «Нет уж, моя дорогая, ты сама выбрала, сама решила на завод идти — сама и зарабатывай. А не можешь, возвращайся домой». Вот и весь разговор. А тут сто двадцать рэ. Манька знала, когда предложить, на днях получка была. Если отдать, до аванса будешь в кулак свистеть. У Лариски можно занять. Она даст, не жадная. Да неудобно, у нее Люся в прошлом месяце занимала. А у Оли и просить не стоМит, она все деньги домой тащит, в Бабаево свое, там у нее мать болеет, брат подрастает, да старшая сестра ребеночка родила без мужа, сейчас дома сидит. Так что Оля все семейство обеспечивает.
Нет. Надо отказываться. Может в другой раз. Поднакопить деньжат, а там Манька еще предложит, она, видать, подфарцовывает. Вздохнув незаметно, Люся стала стаскивать шикарные джинсы:
— Не, не возьму. Они того не стоят. Я б такие сама сшила легко, если б материя такая была. Чего тут шить-то. 
— Ой, ладно, сшила бы она! Хрена лысого! Ты глянь, джинса какая! А заклепки? А эта фиговина? — Маня ткнула Люсе в нос патчем, — мне-то что, я продам, с руками оторвут, а ты так и будешь ходить: колхоз «Победа».
Это Манька права была, не поспоришь. Люся уже десятый месяц в Ленинграде живет, а все свои школьные шмотки донашивает. Пальто зимнее ей год назад купили, оно новое совсем, и там, дома, оно Люсе очень нравилось: прямое, серо-синяя крупная клетка, капюшон с рыжей меховой оторочкой и такие же рыжие две бомбошки на веревочках. А тут она в этом пальто выглядит провинциалкой на экскурсии. Сейчас весной ходит Люся в курточке стеганой финской, мама ей отдала. Опять же, дома суперская курточка была, хоть и не новая, кое-где простежка исчезла, рисунок нарушился. Но издалека же не видно, правда? А здесь и курточка выглядит так, что в ней только в колхоз на картошку выезжать. Но ничего. Теперь она способна сама любую вещь построить, даже такие тонкости как рубашечный манжет освоила, спасибо Алефтине. Лучше она деньги на хорошую швейную машину потратит, чем на эти штаны. Вот это правильная мысль: машинку купить. И Люся, кивнув себе, повторила:
— Нет, Мань, не возьму. Не обижайся.
 
Вот такие простые события происходили с ней: сидеть на конвейере, паять проводки, ходить в кино, шить платье в комнате Алефтины, примерять фарцованные джинсы. Незаметные события. Даже и не события вовсе, а так ерунда, и говорить не о чем. Но постепенно, капелька к капельке, ручеек к ручейку сливались эти незатейливые эпизоды в реку Люсиной жизни.
А платье для Алефтининой племянницы совсем готово. Еще раз осмотреть со всех сторон, не осталось ли где наметки, не пропущено ли что-нибудь. Прогладить аккуратно через тряпочку. И на плечики. Красота. Висит на зеркальной створке гардероба.
— Давай-ка, последняя примерка, — Алефтина убирает гладильную доску, кивает Люсе, — давай примерь, надо оглядеть со всех сторон. 
Люся скидывает футболку, надевает платье.
— Штаны сними. Некрасиво, как узбечка на базаре.
Люся снимает брюки и носки, они тоже лишние, босая стоит в желтом солнечном квадрате на натертом паркете, крутится перед зеркалом.
— По-моему, очень хорошо, Алефтина Петровна. Правда. Шик-модерн. Вам нравится? Ну скажите, я — молодец? Эх, сюда б еще бусы... Или розу в волосы. Или вот...
Она берет длинный лоскуток шелка, сворачивает жгутом и — на лоб. А волосы за уши, они высовываются вперед завлекалочками. Люся томно поводит плечами. Лента на лбу придает ей новый вид, она похожа на даму Серебряного века. Так ей кажется.
— И веют сонными поверьями ее упругие шелка, — Люся плавно поводит руками, мелко переступает на носочках.
— И машет шваброй перед двеМрями ее рабочая рука, — закончила Алефтина.
Люся засмеялась. Это у Алефтины талант, с ходу подбирать рифмы. Пока шили платье, вернее Люся шила, а Алефтина надзирала и указывала, они иной раз так играли: одна говорит строчку из известных стихов, а вторая заканчивает на свой лад. И всегда у старой портнихи получалось лучше, смешнее. 
— Ну что, Люся, вижу тебе нравится платюшко.
— А как же. Суперское.
— Ну вот и носи.
Люся перестала вертеться, обернулась к Алефтине:
— Как это — носи? А ваша племянница? Я для кого старалась?
Алефтина хитро сощурилась, похлопала Люсю по плечику:
— Да нет у меня никакой племянницы. И не было никогда. Это тебе. И экзамен, и подарок. Сама ж говорила, скоро у тебя день рожденья. Так что поздравляю.
Люся стянула с головы импровизированную ленту:
— Ну вы даете, Алефтина Петровна! Ничего себе подарочек!
Алефтина развела руками:
— Ну мне-то он ничего не стоил. Материал достался бесплатно, и работу ты всю сама сделала. Вишь, какая я экономная, — она рассмеялась и добавила, — чайку попьем? За успешную сдачу экзамена.
Они сидели за круглым столом, пили чай с пирожными, с корзиночками из «Севера», Алефтиниными любимыми, она специально их купила — и Люсин успех отметить и завтрашнее Восьмое марта. Болтали, как две подружки. Одинокая старуха, аккуратно одетая, подкрашенная, с завивочкой на седой голове и одинокая девчонка, типичная ленинградская лимитчица. Люсе нравилось у Алефтины. Нравилась ее комната, под завязку заполненная старой мебелью. Она напоминала ее собственный дом, бабушкину комнату с высоким, до самого потолка, зеркалом с мраморной полочкой, темным комодом, похожим на бегемота, венскими скрипучими стульями вдоль стены, и квадратным столом на точеных толстых ногах посредине. И теперь она думала, что вот платье она дошила, и приходить сюда больше нет причин. Ей было несколько грустно. 
Алефтине тоже было грустно. Она рассказывала смешные истории из своей жизни, хотя было их не так уж много, да и особо веселыми они не были, много ли радости в длинной одинокой жизни. Как задержать эту девочку возле себя? Чем еще заманить в свою комнату, в которой столько лет жили лишь воспоминания, тени давно ушедших в небытие дней? Стук швейной машинки... Мама протягивает ей пару пестрых лоскутков: «Возьми Алечка, можешь сшить платице для куколки»... Папа сидит в кресле: «Алька, иди, я тебе «Робинзона» почитаю»... Муж приходит из военкомата: «Уходим завтра. Собери там, что положено»... Шумит огонь в буржуйке, горит «Робинзон»... Тянет за подол маленькая Светланка: «Мама, кушать»... И снова стук машинки...
— Алефтина Петровна, а давайте еще что-нибудь замастырим. Вам.
Алефтине, в принципе, ничего нового не требовалось, она считала, что и до самой смерти сносить свои одежки не успеет, но за предложение «замастырить» ухватилась.
— Да мне-то ни к чему... Давай тебе. Ты девка молодая, должна хорошо одеваться. Подать себя... Что там сейчас у вас носят?
— Джинсы!
— А-а... Штаны портовых грузчиков... Украсят любую юную девицу.
— Ну почему грузчиков? Ковбоев. «Я еду в Монтану, овечек гоню»... А мы справимся? Там бельевой шов должен быть. У вас такой лапки нет. А еще заклепки. Без них это не джинсы, — Люся несколько сникла, не выйдет ничего.
А Алефтина, наоборот, воодушевилась. Джинсы, так джинсы, зато девочка останется с ней. Бельевой шов? Надо подумать... Заклепки? Будем искать...
В результате Люся стала обладательницей собственной швейной машины. Ты же хотела? Хотела. И не простой, а промышленной, правда, бэушной, ну и что, главное — рабочей. На такой машине что угодно сошьешь.  В том числе и бельевым швом. И еще оверлок, трехниточный, тоже профессиональный. Вообще роскошь! Спасибо Алефтине, она подняла какие-то свои старые знакомства, и раздобыла это сокровище. «Качество в деталях» — выражение старой швеи Люся быстро усвоила, а профессионально обработанный шов — это половина вещи. Вся эта техника, притащенная в комнату Люсиного общежития, заставила ее здорово ужаться: отказаться от тумбочки и журнального столика, купленного на первую зарплату, поставить стол с машинкой впритык к кровати, а оверлок засунуть под кровать. И сложенный столик – туда же, до лучших времен. Но все равно, соседки роптали: захламила всю комнату. Теперь уже Алефтина захаживала к Люсе «в гости» на освоение техники. По выходным, когда Оля с Лариской сваливали по домам.
И самое главное: материя и фурнитура, молния, пуговица и заклепки, или, как их называла Алефтина, «хольнитены». Да, еще лайба на задницу — кожаный патч. Где это взять? Надо подумать. А пока для разгона — сварганить себе «бананы» из плащевки дико розового цвета, ткань купила совершенно случайно, причем не в Ленинграде, а дома. Приехала на первомайские, и в универмаге увидела. Сначала хотела перекрасить в темно-коричневый. Потом подумала, зачем. Так круче. И тогда же, дома, неожиданно легко решился вопрос с заклепками. Просто сказала папе, он еще кому-то, и этот кто-то, какой-то папин приятель на заводе навалял ей целый мешок прекрасных латунных желтеньких заклепочек, на кучу штанов хватит.







Перемена участи

Лето. Жара. Окна настежь открыты. Хочется дождя и ветра. Хотя бы ветра. Но он убрался куда-то прочь из города, и в окна плывет только дух перегретого асфальта. Люся сидит в общежитской комнате: две кроватки с сетками и железными спинками, две разномастных тумбочки, по одной у каждого спального места, огромный шкаф, да еще стол письменный у окна. Вот и все убранство, если не считать еще одного стола, загромоздившего остатки свободного пространства. В него вмонтирована электрическая швейная машинка — как ее гордо называет Люся — двадцать второго поколения. Люся сидит за машинкой, строчит. На обеих кроватях разложены ткани: вельвет черного и песочного цветов, еще какие-то тряпочки, коробки с невидимыми нам деталями. Может пуговицами и молниями, может клепками–хольнитенами. Может катушками разноцветных ниток. Такая простая мизансцена для следующего акта. Надо еще добавить, что это не Люсина комната, и не ее общежитие вообще. Это общага Репы, Академии художеств. А комната Маньки, Люсиной подруги. Самой хозяйки в комнате нет, сессия, поэтому она пропадает в библиотеке, несмотря на выходной. 
О том, что шьется на машинке двадцать второго поколения, чуть позже. И почему именно здесь, тоже потом. Сейчас произойдет явление героя, и мы не хотим с этим мешкать.
 
Распахнулась, хлопнув о стену, дверь. В комнату влетел парень. Без стука. Хотя, чего еще стучать. Люся дернулась — шов пошел колбасой. Манька строго настрого запретила кому-нибудь показывать-рассказывать, чем она тут занимается. И дверь запирать, чтоб не шастали, не зырили. Настучат в деканат, она с института вылетит. На четвертом-то курсе, когда всего год остался. Училась-училась, и все зря. На колу мочало — начинай сначала. Ей это ни к чему. Люся и запирала. Ей тоже свидетели не нужны. А тут в туалет вышла и забыла потом ключик в замке повернуть. А этот даже не постучал, сразу вломился. «Один раз не заперлась, и на тебе, принесло на мою голову».
Парень покрутил лохматой башкой:
—Катерпиллер где?
— Кто? — не поняла Люся.
— Манька БоМгина где, говорю. А ты, кукла, чего тут? Я тебя не знаю. Ты с первого курса, что ли?
— В библиотеке, а я... — Люся совсем растерялась.
Вламывается как к себе домой, обзывает хозяйку комнаты непонятным прозвищем, и сразу с расспросами: кто да что. Но парень, видимо, особого интереса к ней, Люсе, не испытывал: так, мазнул равнодушно по ней взглядом, и ответы ему никакие не нужны. Вытащил из заднего кармана пачку бумажек, помахал ими.
— Богиной скажи, я билеты достал. Деньги принесет — получит.
— А на что билеты? И кто достал? Как сказать-то?
— Скажи, Егорша заходил. А билеты — на ЛенРокКлуб. В Крупе концерт будет. «Кино», «Теле У».
Люся подскочила:
— «Кино»? А можно мне с вами?
Егорша пожал плечами:
— Можно. Чего ж нельзя-то. Билет покупай и иди. 
— А куда идти?
— В смысле?
— Ну в какую комнату? Ты где живешь?
— А тебе зачем?
— Дак за билетом...
— А, ну да... В сорок пятую заходи. Егоршу спроси.
— Да ты уж сказал. А я — Люся.
— А-а, ну бывай, кукла. Маньке не забудь... — он опять помахал пачкой билетов.
Да, это и было явление героя. Вот так буднично вошел он в Люсину жизнь: в трениках, майке-алкоголичке и сношенных шлепанцах на босу ногу. Оркестр не грянул туш. И даже в душе Люсиной, чуткой девичьей душе, ничего не екнуло, не расцвело розами, не взорвалось салютом. Все это будет. Но не сейчас. Сейчас в уши, а через них прямо в душу вонзилось одно: «Кино» — Цой — «Транквилизатор», «Генерал»:
 
Где твой мундир, генерал,

Твои ордена, спина как струна?	

Ты уже слышал отбой.
Просто дождь бил по крыше твоей, генерал.
Всем находится время, чтобы уйти,
Никто не уйдет навсегда.
 
Это было любимое. Сколько раз она гоняла кассету здесь на Манькином магнитофоне! 
За билетом в сорок пятую комнату Люся пошла на следующий день. Там сидело пятеро парней, Егорша в том числе. 
— Билет-то давай. Я деньги принесла.
Пацаны почему-то заржали. Егорша протянул ей красную тряпочку:
— На, вот тебе билет.
Она развернула: нарукавная повязка с надписью: «ДНД». Смеются над ней, дураки. Она так рассчитывала попасть на «Кино». Обидно. Но клянчить она не будет. Бросила тряпочку на стол и развернулась уходить. 
— Э-э, постой, кукла. Не надо тебе билета. Мы там за порядком следить будем, и ты с нами. Это лучше, чем любой билет. Так что бери.
Люся не знала, что билеты, которые «достал» Егорша, а Манька быстро пустила в народ, были левые, фальшивые. Не много, ни мало, двести левых билетов. Это уже статья. Так что повязка «ДНД» действительно была намного лучше. Тем более, что именно с нее, с этой маленькой красной тряпочки, и началась Люсина любовь, большая и светлая.
 
Всего народу с повязками было человек пятнадцать. Главным среди них был Минай — высокий красавчик, модельная стрижа, черная футболка, бицепсы. Он решал, кто где будет стоять и чем заниматься.  Приказы раздавал смачно, со вкусом: «Ты, старик, здесь стой на входе. Послушать хотел? Так купил бы билет и сидел бы в первом ряду. Ты на работе. Ясно?» «Ясно» — это у него любимое словечко. Ему принадлежала власть, и этого никто не оспаривал. В Люсином дворе пацаны бы назвали такого Миная «паханом». Сейчас бы про него сказали: «Альфа-самец». Но в 1984-ом году таким термином оперировали лишь зоологи, широкая публика обходилась без оного. 
В ДК имени Крупской, «Крупу», они приехали от общаги вчетвером: Люся с Егоршей и Минай с девушкой. Девушка принадлежала Минаю, звали ее Мэри. Но сам Минай звал ее «Мать». На вид Матери больше восемнадцати лет не дашь. Вся такая тонкая, манерная, губки надуты пренебрежительно, за плечами полжизни, первый курс журфака. Сигаретки «Салем», на ножках копытца — холстинкой обтянутые танкетки, черная водолазочка, ничего, что на улице от жары не продохнуть, и черные вельветки «Ранглер». Девочка жалась к своему владыке, вилась вокруг него лианой. Каждую фразу заканчивала, заглядывая ему в глаза: «Да, Минай?», «Правда, Минай?». И тот покровительственно приобняв свою собственность, молча кивал головой. Люсю Мэри оглядела сквозь презрительный прищур, хмыкнула, упершись взглядом в ее безымянные вельветовые же брючки: нам, фирменным девушкам, с такой сельской мочалкой рядом стоять? Что о нас люди подумают! Люся тоже хмыкнула: фирмаМ на Материной попе ей была хорошо знакома. Она сама этот Ранглер шила. А еще Ли, Монтану и прочих. Какие патчи доставали, такая фирмаМ и выходила. По одним и тем же лекалам. 
Люся шила, а Манька спихивала по девяносто рэ. Из них двадцатка была Люсина. И процесс обеспечения жаждущих «фирменными» штанами шел очень неплохо. Две минувшие недели своего законного отпуска просидела Люся в комнате подруги. Переехала сюда, благо второе место было свободно, Манькина соседка, сдав сессию досрочно, укатила в свой Абакан. У себя в рабочем общежитии заниматься этим было рискованно. Мало ли что. Еще обвинят в подпольном производстве и спекуляции. За эти две недели было сшито и ушло в люди десять пар вельветок. Двести рублей, больше заводской зарплаты. Вообще, это было Манькино дело. Где и у кого она доставала «матерьял и прочие залипухи», как она говорила, сколько вкладывала в это денег, Люся не знала. Она была просто швеей. И просто получала свою двадцатку с пары сшитых ею «фирменных» штанов.
Минай Люсе сразу не понравился. Познакомились при встрече:
— Минай.
— Мэри.
— Люся.
Минай, оглядев ее со всех сторон:
— Чё за имя? Давай лучше Люси. Или Люсинда. Люся — не круто.
Не круто ему. «Мэри», видать, круто, а «Люся» —нет. Она хотела ответить ему как-нибудь позаковыристее, подколоть ловко. Но в голову ничего не приходило. Растерялась, глупая? — Растерялась...
Ответил за нее Егорша:
— Ты, Минай, мни, да не заминай. Не Господь Бог, всем тварям имена давать. 
Не верх остроумия, но хоть что-то.
Минай отвел им самые, что ни на есть рублевые места: у левого входа в зал, прямо возле сцены. Сам он вместе с неотлипающей от него Матерью мотался туда-сюда, пару раз выныривал из ихней двери:
— Ну чё тут у вас?
— Нормалёк. 
— Ага. Ну и ладушки, — снова пропадал куда-то.
Концерт прошел мирно, без обещанных парнями эксцессов: драки или явления ментов с выдиранием гитарных проводов и загрузкой всех подряд в автозаки. Когда на сцену вышло «Кино» — в длинных кожаных черных плащах — Люся совсем перестала реагировать на окружающую действительность. Она вся была там, в пространстве звука: музыки, слов, смысла. Остальное не существовало.

 
Я сточил не один медиатор о терку струны,
Видел много озер, но не видел морей,
Акробаты под куполом цирка не слышат прибой,
Ты за этой стеной, но я не вижу дверей.
Я хочу быть с тобой... С тобой... С тобой...
 
Только, когда Цой, гордо задрав голову, ушел со сцены, Люся вернулась в эту реальность. 
— Что? А-а, да...
Егорша, что-то говорил ей или спрашивал, кричал в самое ухо, но она не слышала. Просто так сказала «да». Могла бы точно также, не задумываясь, сказать «нет». И все пошло бы по-другому. Оказалось, она согласилась после концерта пойти с народом в «Сайгон». 
В «Сайгоне» Люсе было скучно.  Кафеюшник обычный. Только народу много, и, вроде, все знакомые. А она никого не знает. Сидела себе с чашкой кофе перед носом между Егоршей и Мэри. Они с кем-то через стол болтали, а она молчала. Да ее никто ни о чем и не спрашивал. Потом Минай со своей неотвязной Матерью исчез, а они с Егоршей домой пошли. Пешком через Невский.
И вот это было хорошо. Почти как сам концерт.
Город накрыло белой ночью, смутной и застенчивой. И сама Люся чувствовала себя смутно и застенчиво рядом с этим красивым парнем с кудлатой русой головой. Конечно, он был красивым. Разве мы влюбляемся в некрасивых?
— Слушай, ты знаешь, во что обут Медный всадник?
Люся пожала плечами:
— В смысле — обут?
— Ну что у Петра на ногах?
— Сапоги. Ну эти, как их? Ботфорты.
Егорша засмеялся:
— Неа. Угадай с трех раз. Угадаешь — с меня шампанское. Нет — тогда с тебя. Пари?
— Пари!
Люся не угадала. Даже с пяти. Сапоги? — Нет. Что еще может быть у всадника на ногах? Она начала прикалываться: Валенки? Галоши? Кроссовки? Вообще ничего? Так и едет, голыми пятками ударяя коня в бока: «Но! Пошел! Пошла, Расея!» Босоножки?
Тут Егорша схватил ее в охапку и закружил:
— Умничка! Почти попала!
— Да ладно? Чё — в босоножках?!
— В сандалиях!

Люся представила Петра в детских коричневых сандаликах. Таких, как были у нее давным-давно: сношенных за лето, выцветших, с круглыми дырочками спереди и с загнутыми внутрь задниками. Это было смешно. Очень смешно. Она хохотала, сгибаясь пополам, вытирая слезы, повторяя: «В сандаликах... Ой не могу...» 
Они свернули на набережную перед Дворцовым мостом, пошли смотреть на Петра. Императорские сандалии, и впрямь, больше походили на модные босоножки, на плоской подошве, примотанные перекрещивающимися шнурками к ногам. Как положено у древних греков или римлян, или императоров. Здесь, стоя над водой, задумчиво лизавшей гранит набережной, они решали, как разобраться с пари. Не с трех раз, но ведь почти угадала.
— Да ладно, прощаю. Я знаешь, сколько шампанского на этих сандалиях выиграл? Залейся! Давай считать: ничья, никто ничего не должен.
— Ну-у... Так скучно. Давай лучше считать, что мы оба друг другу должны. С меня полбутылки и с тебя полбутылки. 
Люся приложила ладошку сначала к своей груди, потом — к Егоршиной. Он ее ладошку прижал своей, покрепче, второй рукой подгреб ее к себе и поцеловал куда-то наугад. Между щекой и носом куда-то. Люся завырывалась, завыкручивалась:
— Э-э, ты чего?
— Да ничего... — он отпустил ее, разведя руки в стороны. — Ты красивая.
— Сам ты... красивый. Пошли уже.
Он посмотрел на часы:
— Ой, через десять минут мост разведут. Бежим! А то тут ночевать придется.
Он схватил ее за руку и поволок в сторону моста.
Они понеслись. Люсино сердце бухало в груди. Не опоздать бы. Только где-то на середине моста, когда мимо них пустым аквариумом проплыл троллейбус, она поняла, что Егорша обманул ее: до разводки оставалось еще навалом времени. Но она не стала вырывать ладошку. Так они и пробежали через весь мост и, вконец запыхавшись, остановились у сфинксов напротив Академии художеств.
И, отдышавшись, до общежития шли, взявшись за руки.

***

Ну вот, теперь можно тихонько приоткрыть дверь и заглянуть в Манькину комнату. Окно не задернуто занавеской, прозрачная ленинградская ночь стоит картиной в его старой деревянной раме. Люся свернулась калачиком на кроватке, укрылась тонким общежитским покрывальцем — жарко. Вторая койка пуста, Манька на дежурстве, в заводской вахтерской будочке. Чем она там занята, мы не знаем. А Люся спит беззаветно, и льющийся в комнату синий, чуть подсвеченный фонарями, сумрак ее не беспокоит. Ну и пусть спит. Закроем дверь и расскажем, почему и зачем подрядилась она на швейные галеры. Почему в свой отпуск не поехала куда-нибудь к морю или просто домой к маме? Почему вдруг стала складывать рубли, двадцатку к двадцатке, на сберкнижку?
Когда Люся заявилась на смену в безумно-розовых бананах: двойная строчка по штанине, тут хитро подкроено, там декоративный шовчик, заклепки на карманах, Манька сразу заценила:
— Супер! Отпад! Откуда такие?
Люся гордо надулась:
— Э-э... ФирмаМ. Италия. Гуччи, — и приложив ладонь к сердцу, покачала головой. — Если б ты знала, сколько я за них отвалила! Уснуть — умереть и проснуться в слезах.
Подруга пощупала штанину, покрутилась вокруг, разглядывая и спереди, и сзади:
— Ну дак видно, что вещь. Не наша потребкооперация. Я бы в таких порассекала по Невскому.
Неделю Люся гордо оттопыривала губу перед Манькой, и только когда та уже совсем привыкла к ее отпадным штанцам, призналась:
— Вообще-то я их сама сшила.
Подружка не поверила:
— Врешь, Люська! Не прикидывайся, ты так не сошьешь. Я, что, фирменных шмоток не видела? Тут и крой, и отделка, и швы —вон какие. Фабричная работа. 
— У меня машина фабричная. Давай я тебе такие же сошью. Материал только купи. 
Еще через три дня Манька стала обладательницей «итальянских» бананов из небесно-голубой плащевки. И вот тут она задумалась. Деятельный Манькин мозг никогда не крутился вхолостую. Недаром кличка «Катерпиллер» прилипла к ней намертво еще на первом курсе. Она всегда обсасывала какую-нибудь идею, как по-быстрому срубить деньжат. Люся спрашивала ее, зачем ей столько, у нее же зарплата, стипендия, да еще подфарцовывает. А на себя особо не тратится: шмотки фирменные, что через руки пропускает, себе не оставляет, по кабакам не ходит, деньги домой не отправляет. Копит. На сберкнижку складывает.
— А я уеду из этой страны. Знаешь, Люська, я хороший скульптор. Очень хороший. И что я здесь буду делать? Вернусь к себе в Свердловск и буду вождей областного масштаба увековечивать? Бюсты героев ваять? Или Пушкина с Достоевским для районных библиотек? Да и то, если заказ утвердят. И так до пенсии. Оно мне надо? Оно мне не надо, — говорила она, делая ударение на последнее «не». 
И продолжала:
— Не-е... Я уеду. В Америку. Все нормальные люди уезжают. Неизвестный уехал. Шемякин уехал. Они в Эсэсэсэре ни одной выставки устроить не могли. Вот ты таких скульпторов знаешь? Нет! Никто здесь про них не знает. Не пишут, не говорят. Короче, либо вождей да баб с веслами ваять, либо в психушку добро пожаловать. Там, на Западе — свобода. А тут всегда кто-то за меня решать будет: что делать и как. Курировать. Валить надо. А для этого башли нужны. Много. 
На Люсин вопрос: «Как она собирается это провернуть? Это, ведь, не на дачу на электричке метнуться» — Манька только пожимала плечами и туманно отвечала: «Помогут». И дальше — молчок. 
Получив от Люси «фирмоМвые» штаны, Маня взглянула на свою подружку по-новому. Не как на почирикать за чашкой чая в вахтерке после смены, не как на прошвырнуться иной раз в кинцо или слопать по пирожному в «Полярном» у Октябрьской площади. Как на источник заработка. Ведь если такие штаны, или еще чего, с копеечной себестоимостью втюхивать вчерашним провинциалам, понаехавшим в Ленинград на учебу или работу, по нормальной цене черного рынка, это ж сколько получится... Как у Райкина: «Семь тысяч зрителей да по одному рублю... Это будет... Это будет... Сумасшедшие деньги!» Надо только девочку заинтересовать.
И Манька Катерпиллер нашла, чем.
— Люська, а ты в Ленинграде насовсем решила остаться? Так и будешь на заводе утруждаться? Или в институт какой намыливаешься?
Очередные посиделки за чаем в Манькино дежурство. Люся домой не торопится. Что там делать-то? А по улице одной гулять скучно. 
— Ну... — Люся, честно говоря, свои дальнейшие планы видела смутно.
Сколько лет надо отработать на заводе, чтобы прописка стала постоянной? — Полжизни. Поступать? — Куда? Снова попробовать в театральное? Алефтина советует стать «настоящей» портнихой, говорит, Люся может. Но где она будет принимать заказчиц? Не в общаге же? Жениха ловить с квартирой? — Гадость. Да и поди поймай. Лариска, вон, сколько лет уже ловит: «Пришел невод с травою морскою...»
— А ты, Люсь, комнату купи. 
— Где я ее куплю-то? И на какие шиши? Да и обманут. Это я точно знаю.
Вот она точка, к которой вела Маня.
— А если не обманут? Мой дядька, мамкин брат, комнату продает. У кинотеатра «Колизей». Он в Израиль уезжать собирается. Вот и продает. За три тысячи.
— А чего сама не покупаешь?
— Сказала же, я уеду. Закончу Репу и уеду. Ну может год еще тут потусуюсь. Но потом все равно свалю. Знаешь, он сам боится. Типа он пропишет к себе, а денег не дадут. А ему уезжать. Он тебя будет бояться, а ты его.
Люсе идея купить комнату в голову не приходила. Такие разговоры она в общаге слышала. Девчонки обсуждали, что кто-то, знакомый знакомых или чей-то родственник ухитрился купить комнату, а то и квартиру через фиктивный брак. Но для нее это была ненаучная фантастика. А уж примерить подобный вариант на себя? Да ну вас, придумали тоже. Она просто плыла по течению. Вот скоро уже и первый отпуск подойдет. Получит отпускные — поедет домой. Привезет всем подарки: Эльке с Ленусей штаны моднючие, пусть на дискотеке в школе оттопыриваются, маме и бабушке по платью летнему, папе — жилет с кучей карманчиков для всякой мелочи. Это он сам ей заказал, и даже нарисовал, где какие должны быть: побольше, поменьше. На охоту, сказал, ходить удобно, видел у кого-то подобный, понравилось. Она уже почти закончила, совсем ерунда осталась. 
— Три тыщи? Откуда у меня три тыщи. Да ну, Мань, не смеши. Это сколько ж мне работать, не пивши, не евши, чтоб столько накопить? — отмахнулась она от неожиданного предложения.
— Пятьсот рублей он, может скинет. Две с половиной. Ниже цены ты не найдешь. И комната хорошая.
— Слушай, что ты мне расписываешь. Какая мне разница — три, две... У меня и одной-то нет.
«У меня и одной-то нет... А, ведь, есть. Одна-то у меня есть. Бабушка же мне сберкнижку показывала. Когда я поступать уезжала. Вот, говорит, Люсенька, на тебя книжку мы с дедушкой завели, когда ты только родилась. Откладывали помаленьку. Вот тысяча рублей ровно накопилась. Ты, Люсенька, институт закончишь, взрослую жизнь начнешь, вот тогда они тебе, деньги эти, и достанутся. С институтом я в пролете. А вот комната... А, что? Была бы у меня своя комната и прописка постоянная, я б там машинку поставила бы и заказчиц принимала. Как Алефтина. Все ж лучше, чем на заводе горбатиться. Да все равно, одной-то не хватит.  Где я еще полторы тыщи наскребу? С зарплаты откладывать? Это я год прооткладываю. У мамы или у папы просить? Мама не даст. Или даст? Хотя бы рублей пятьсот. Попробовать можно... Но все равно, еще ты-ся-чу где взять?»
— А он когда уезжает, дядька твой?
— Зимой. Наверное, сразу после Нового года. Или до. Как пойдет.
Манька поняла, что Люся клюнула. Вон, задумалась, чай не пьет, прикидывает чего-то. И чтобы поезд не ушел, выложила на стол последнюю козырную карту — план, который она уже не раз и не два прокрутила в своей голове:
— Тебе на комнату заработать — раз плюнуть. «Фирменные» штаны шей. Сама же говоришь, у тебя машинка подходящая. Ты шей, а я продам. И тебе хорошо, и мне лишняя копейка на светлое будущее.
Выслушав весь расклад, который предложила хитроумная подруга, Люся думала недолго. Что она теряет? Ничего. Значит, надо ввязываться в бой. Шить, так шить. Теперь у нее была цель — прописка и комната.
Но сначала надо познакомиться с продавцом. Это дело девчонки решили не откладывать, и Манька тут же, с рабочего телефона кинулась звонить:
— Дядь Сёма, я вам покупательницу на комнату нашла... Моя подруга... Да честная она, честная... Нет, не обманет...Когда? Завтра? Хорошо. Как раз у нас у обеих выходной. Ага, в три часа. Да, скажу.
И повесив трубку, сказала Люсе:
— Ну вот, все пучком. Завтра идем знакомиться с дядей Семеном и его комнатой. В три часа. Паспорт возьми, просил, чтоб ты показала. Возражений нет? — Возражений нет!
Возражений у Люси было много, и сомнений тоже. Почему так быстро? Может она еще передумает. И надо ли вообще влезать в такую авантюру? И что скажет мама? А если мама не отдаст ей сберкнижку, что она, Люся, скажет Маньке и этому неведомому дяде Семену? Наобещает с три короба, а потом в кусты? И каким еще окажется этот дядя Семен? 

***

Дядя Семен оказался высоким и тощим. Кудри — соль с перцем — сзади резиночкой схвачены в хвостик коротенький. Слегка небрит. Слегка сутул. Длинные руки сложены перед грудью. На богомола похож или на кузнечика. Постаревшего, посеревшего кузнечика. На узком лице одна заметная деталь — унылый нос. И глаза тоже какие-то унылые, потухшие. Может, просто уставшие. Открыл им дверь, провел через прихожую: «Разуваться не надо». Толкнул третью дверь в коридоре, белую, высокую двустворчатую дверь, не современную: «Проходите». Комната была светлая, ее прямо заливало солнце — занавески были раздернуты. Балконная дверь настежь. Балконная дверь! Это первое, что Люся заметила — балкон. Ого! 
— Ну что, давайте знакомиться, — полувопросительно произнес кузнечик, — Семен Борисович Блауфогель. А вы, сударыня?
Это «сударыня», вытащенное им неизвестно из каких забытых веков, на секунду смутило.
— Люся... Ой! Людмила Георгиевна Верховцева.
Она протянула ладошку, но тут же отдернула ее, полезла в сумочку: «Паспорт... Он хотел мой паспорт посмотреть».
— Вот! — протянула раскрытый паспорт.
Дядя Семен хмыкнул:
— Вы прямо быка за рога. Ну что ж... Обменяемся верительными грамотами.
Он отошел в сторону к серванту. Это был точно такой же сервант как у Люси дома, бабушкин сервант с деревянными желтыми дверцами внизу и застекленным верхом с закругленными краями. И вообще комната дяди Семена была похожа на бабушкину и на Алефтинину. Старая мебель, фарфоровые фигурки и вазочки, салфеточка на столе, уютный запах тронутого жучком дерева, сухих цветов и чуть-чуть валерьянки. Паспорт, видимо, был приготовлен загодя — лежал за стеклом рядом со стопкой чайных блюдечек.
Люся прочла: «Семен Борисович Блауфогель, год рождения 1935-ый, место рождения — поселок Долгиново, Вилейский район, Минская область, БССР, прописан: Ленинград, улица Маяковского, 24, квартира 56». Чего? Все нормально, вроде.
Дядя Семен внимательно изучил Люсин документ, и постоянную прописку, и временную, и все остальное. И не постеснялся переписать все данные на бумажку. 
И вернув ей паспорт, сказал:
— Ну что, Людочка, чайку? Манюш, сделаешь нам, а? Я и пирожные купил...
Его вроде как отпустило. То он был напряженный, а теперь расслабился. Первые формальности с рук долой, можно и по-человечески чаю с пирожными откушать. За чаем и договорились. Люся сберкнижку ему отдаст сразу как распишутся, на ней должно быть полторы тысячи. Дядя Семен ее в своей комнате как жену пропишет. Оставшиеся деньги пусть копит на второй книжке. Через полгода, а это будет январь, они разведутся, дядя Семен из комнаты выпишется, и тогда Люся отдаст ему все деньги. Получит в банке и отдаст. За полгода соберет тысячу? Люся усиленно кивала головой. И Манька тоже: «Соберет! Даже не сомневайся». Раньше, чем через полгода, разводиться нельзя, стрёмно, слишком быстро получится. Люся еще сомнение высказала: «А соседи? Они не настучат? Прописана, а не живет. А потом раз — и вселилась в квартиру». Хозяин только рукой махнул, не настучат, мол. Кому тут стучать? В одной комнате, первой от входа в квартиру, бабка-божий одуванчик доживает, ее кроме кина по телевизору ничего не волнует. В следующей — Ирка, мать одиночка с пятилетней Дашей. Эта собственными матримониальными потугами поглощена, то один у нее кавалер, то другой. Долго не задерживаются. Уж она и так, и этак: и обеды готовит, и наряжается, выставив все свои достоинства, из декольте того и гляди выскочит. А толку — ноль. Ясное дело — все мужики сволочи и обманщики. А с другой стороны комната пустая стоит, запертая. Хозяин подженился, к супруге съехал. И в самой последней девятиметровой комнатенке возле кухни проживает Витька Ратнов, молодой мужик, слесарь и начинающий алкаш. Так что соседей здесь всего ничего, как говорится, хрен да маленько. Не самая большая коммуналка, каких-то сто сорок пять кэвэ метров общей площади. Не «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». То есть, уборная, конечно, одна, но еще и ванная комната имеется. Даже с ванной. Правда, по прямому назначению ею на пользуются, только белье стирать или душ принять.
Люся слушала дяди Семеновы рассказки про соседей, про метры квадратные, прихлебывала остывший чай, смотрела как в проеме балконной двери проплавают пузатые облака. А сама думала. Тысяча рублей за полгода — это у нас что получается? Это получается пятьдесят пар штанов за сто восемьдесят, примерно, дней. По три дня с хвостиком на одни штаны. Вполне подъемно.







Вот вы и вернулись

— Слушай, Мань, твой дядька, что, еврей? А ты? Ты ж белобрысая. И не похожа совсем.
Девчонки спустились по лестнице с четвертого этажа, лифта в доме не было, вышли через подворотню «Колизея» на Невский.
— Э-э... Это история дли-и-инная. Ваще кино, а не история. Я на ходу не хочу рассказывать. Давай в кафешке сядем, я расскажу. Только не в «Полярное», там народу много, и, стоя, неудобно. Пошли в мороженицу на Марата?
Они уселись за пластиковым столом. Пока Манька рассказывала, Люся ковыряла ложечкой пломбир в алюминиевой креманке. Он таял, но ей было не до того. Ее захватила история про дядю Семена. Это, действительно, было настоящее кино. Кино и немцы. Манька начала плясать издалека, чуть ли не от сотворения мира. Видать, история эта пересказывалась не раз и не два. Но мы все-таки знаем ее немного лучше. Поэтому не будем повторять Манькин рассказ, а поведаем сами. 
К слову: не задумывались, почему писатель, если говорит что-то от себя, то именует себя, как индеец, в третьем лице? Вот, к примеру: «Тягостное беспокойство на какое-то время охватило автора, ... пора начинать, и он смалодушничал, ухватился за испытанное оружие, за «я», и загудел...» (стащено у Аксенова).  Или обезличивается: хочется сказать... думается... Кому хочется? Кому думается? Или сбивается на множественное число: мы думаем... нам кажется? Писал бы как есть, «я думаю... мне кажется». Может, потому, что в голове у автора настоящий кавардак, толпа постоянно перебивающих друг друга псевдоличностей, фантомов? Они спорят, пытаются что-то объяснить друг другу, доказать свою правоту. И если вдруг сумеют договориться, то высказываются уже хором: «Мы считаем...»  Может, поэтому. Да не суть. Давайте про дядю Семена.

***

Жило-было, не тужило польское местечко Долгиново. Пять тыщ — населения. Из них три тыщи — евреи. Оно и понятно, Западная Белоруссия, бывшая черта оседлости в Российской империи. И жили были в этом самом местечке Блауфогели, большое семейство: братья, сестры, родные и двоюродные, тетки и дядья, троюродные племянники, девери и золовки. Много их было, Блауфогелей. И среди них — сапожник Боря со своей женой Фирой и двумя маленькими мальчиками Сёмой и Мишей. У Бори Блауфогеля прозвище Борька-Лисапет. Какая бы неприятность не выскочила перед ним на жизненной дороге, он только отмахнется и скажет ей, этой самой докуке-неприятности: «Баба-дура, лисапет». Откуда такая приговорка, бог его знает. А только был местечковый сапожник человеком легким. Воздушным таким человеком.
В тридцать, каком Манька не помнит, а на самом деле девятом, в тридцать девятом году превратилось то местечко в поселок Долгиново, вошло в Белорусскую советскую социалистическую республику. Лисапет особой разницы не заметил: и раньше приносили в его будочку на Борисовской улице башмаки и туфли в ремонт, и теперь несут. И раньше хорошо было жить, и теперь неплохо.
Летом тысяча девятьсот сорокового года пятилетний Сёма, бегавший, как все детишки, босиком, раскурочил себе левую ножку, то ли на стекло наступил, то ли на железяку какую. Фельдшер рану ему промыл и зашил. И все вроде хорошо, мальчишка и забыл уже, да только шов на ножке все сочился сукровицей, осталась в нем малюсенькая дырочка, свищ. А как-то весной следующего года Фира купала сына в корыте, терла мочалкой и увидала как из свища торчит беленький уголок. Потащила его, а это кусочек косточки. Перепугалась мать, бросилась с сыном к фельдшеру. А тот говорит, не по его это части, вези сына в больничку в Минск. 
Эко дело — в Минск! Фира к сестре Риве за советом, та мужа за штаны дернула, тот к дяде Лёве за помощью. Побежала искрой по проводам Фирина беда, от одного Блауфогеля к другому. И решено было мальчишечку не в Минск везти, что там делать, там никого из наших нет, а прямым ходом в Ленинград. Почему в Ленинград? Ближе больнички не нашлось? А потому что там, в Ленинграде, живет наш человек, Абрам Давыдович. Кем он Фире приходится? Это прикинуть надо. Вот дядя мужа Фириной сестры, человек уже в годах, а взял, да и женился в третий раз. На молоденькой, само собой. А иначе, какой смысл? И у его свежеиспеченной свекрови, что едва ли не моложе самого молодого, тоже дядя имеется. А он, дядя Абраша, еще будучи молодым уехал учится в Варшаву на врача. А выучившись, с дипломом в зубах ускакал в Ленинград. Ну, то есть еще в Петроград. Это еще при царе было. Или сразу после. Теща Левина не помнила. Зато имела адрес Абрама Давыдовича. И иной раз получала от него письма. Поскольку была его единственной родной душой на малой родине. Клан скинулся Фире на поездку. И, собрав вещички, запрятав за лифчик деньги и письмо к неведомому доктору Абраму Давыдовичу, подхватив Сёму, отправилась Фира в путь. И десятого июня сорок первого года прибыла она с сынишкой в славный город Ленина.
В это трудно поверить, но Фира нашла доктора, и он решил ее проблему. У мальчика оказался костный туберкулез. Пришлось делать ему операцию: вскрывать и чистить небрежно зашитую фельдшером ножку. Вычистили, залили лизоцимом, зашили по новой. Прекрасная работа. 
Вот только домой Блауфогели вернуться не смогли. Грянула война.
Фира не знала, и так уже никогда и не узнала, что мужа ее в первые же дни мобилизовали, как и всех мужиков 1905-го года рождения, и он ушел из поселка с Красной Армией и пропал навсегда в пучине Великой Отечественной, что мать ее осталась с трехлетним Мишей одна, что пришли фашисты и, на их Борисовской улице было устроено еврейское гетто, что почти все Блауфогели, как и почти все евреи Долгинова были уничтожены. 
Устроилась санитаркой в больницу, спасибо Абраму Давыдовичу. У него и жили. В коммуналке возле Таврического сада. В разгороженной фанерной перегородкой большой комнате. Доктор с женой — в половине с окном, Фира с сыном — в половине с дверью, проходной. В большом шестиэтажном доме. Думали, на время, мальчика вылечить, а оказалось, навсегда, до конца жизни. До конца-то немного оставалось. Первой умерла жена Абрама, у нее сердце было слабое. Однажды утром она не проснулась. Это еще в самом начале войны было.  Потом сам доктор. Артобстрел. Его на улице убило. Можно сказать, возле дома. Не успел дойти. Фира с Сёмой дотянули до весны сорок второго. До эвакуации через Ладогу.  Но далеко Фира не уехала, осталась в Борисовой Гриве на Ириновском кладбище. Оголодавшей, ей не хватило сил на борьбу с дифтеритом. А Сёма покатился дальше вместе с ленинградским детдомом №23. И нашел новое место жительства в городе Свердловске. 
Там, в свердловском детском доме Сёма прикипел душой к маленькой тихой девочке Тоне Иволгиной. Прикипел настолько, что стал считать ее своей сестрой. Ей было три годика, как его братику Мише. Но Мишка, как его помнил Сёма, был толстый, шумный, он бегал по двору и все время кричал или смеялся. С ним было весело. И Тоня не бегала, не смеялась. Она просто сидела где-нибудь у окна, зажав в спичечных ручках сшитую из тряпок куклу. Солнечные лучи падали на ее беленькие, совсем беленькие волосики, и головка ее словно светилась. Сёма не знал слова «нимб», но именно так выглядела Тоня у окошка: маленький ангелок с золотистым нимбом вокруг головы. Он начал опекать ее. Подкармливать, заначив выданные на полдник печенюшки или кусочки булки. Какой-то мальчишка на прогулке во дворе отобрал у нее куклу и забросил через забор на улицу. Тоня плакала. Тихо плакала, стоя у калитки, не смея выйти наружу. Сёма отлупил этого гада. А потом перелез через забор, подобрал куклу и вернул девочке. Ему тогда здорово влетело за то, что он вышел за пределы территории, за периметр. Ну влетело, подумаешь, не убили же. Он рассказывал ей сказки и пел песенки, которые слышал от бабушки: «А идише мамэ» и «Гефилтэ фиш». Пел, уже не помня, не понимая смысл выпеваемых слов. 
А потом их усыновили. Была разнорядка. Не гласная, но обязательная. Партийные чины на местах должны были усыновить по одному, а лучше по два ленинградских ребенка. В детдом пришел дядька, черный и носатый как грач, и, увидев в коридоре такого же носатого кудрявого мальчишку, ткнул в него пальцем и сказал сопровождавшей его директрисе: «Вот этого». Вызванный в директорский кабинет Сёма заартачился: «Не пойду! Никуда не пойду! Возьмите кого-нибудь другого!»  И заплакал. Он не мог оставить Тоню одну. Когда дядька понял в чем дело, только рукой махнул, давайте, мол, и ее тоже. Так они получили новое отчество и новую фамилию, и по документам стали братом и сестрой: Семен Яковлевич Плоткин и Антонина Яковлевна Плоткина. В новой семье им жилось неплохо. Но к нашей истории это не имеет отношения, поэтому не будем отвлекаться. 
Потом, когда они уже выросли и получили паспорта, Сёма подумал, и вернул себе прежнее имя: Семен Борисович Блауфогель. А Тоня так и осталась Плоткиной, пока не вышла замуж и не стала по мужу БоМгиной. Сёма отслужил в армии, за это время Тоня успела закончить школу. И они оба одновременно поехали поступать в Технологический институт в Ленинград. Только после института их пути разошлись: Тоня вернулась домой в Свердловск, а Сёма остался, женился на однокурснице-ленинградке Леночке. Тоня вышла замуж, родила девочку Машу, превратившуюся нынче в Маньку-Катерпиллер. И все были счастливы много лет, ездили друг к другу в гости или на море все вместе. Отправляли Машеньку в Ленинград на весенних каникулах, и встречали сына Сёмы Сашку, прилетевшего в Свердловск осенью. 
А два года назад Леночка, «теть Лен», как выговаривала Маня, и Сашка полетели в отпуск в Киев, надо же посмотреть мать городов русских. И самолет упал где-то посреди Белоруссии. Все погибли. 
Сёма чуть с ума не сошел с горя. Запил. Тоня моталась в Ленинград, вытаскивала брата из черных запоев, Манька дневала и ночевала у дяди. Они укладывали его в психушку, но помогало ненадолго. Сёма сознательно летел к финишу, разгоняясь. Он не собирался больше жить. Незачем. Они бы не спасли его. Но тут случилось чудо. Сёма получил письмо от своего брата Мишки. Того самого толстого трехлетнего карапуза, с которым расстался перед войной, которого считал сгоревшим в пекле холокоста.
 
Вот здесь вернемся обратно в поселок Долгиново в роковые сороковые. Как в телесериале: начинается новая серия.
Первыми в поселок пришли не немцы. Не до поселка мелкотравчатого немцам было, у них блицкриг, они мимо просвистали. Полицаи пришли. Прибалты — литовцы. И первым делом согнали евреев в гетто. Практически всех, живших здесь. Почти три тысячи человек. Немногие успели разбежаться, попрятаться в лесах или деревнях окрестных. Не очень-то их крестьяне привечали, за укрывательство — смерть. Из Блауфогелей бежать только Рива решилась. Даже с мужем своим разругалась. Тот ни в какую: «Куда? В лес? Я что, волк, по лесам бегать? А дом? Все разграбят». Плюнула ему Рива под ноги: «Тебе дом дороже детей! Ну и сиди в нем!» Сграбастала в охапку все троих своих дочек, да мать с племянником Мишкой, и ушли они. По лесам плутали, выпрашивали у крестьян молока и хлеба, предлагая взамен прихваченные из дома цацки: цепочки, колечки. Советские деньги враз никому стали не нужны, а рейхмарки на кустах не растут. По осени прибились к партизанам, к отряду с названием «Месть». Да не они одни. Постепенно стеклось сюда почти три сотни: бабы, старики, дети. Не бойцы. Обуза. Всех кормить надо. Чем? А впереди — зима.
Как они продержались ту зиму в землянках, почти без теплой одежды, впроголодь, теперь уж никто объяснить не в состоянии. Но продержались и год в лесу протянули. А тех, кто в гетто остался, фашисты уничтожили. Планово, в три подхода. Бесчеловечная машина уничтожения не знала сбоев.
Не ведая, что делать с прибившимися к отряду людьми, понимая, что еще одну зиму они могут и не пережить, партизаны запросили решения из Москвы. И решение было получено: выводить мирное население за линию фронта. Триста человек... Но то, что приходит из Москвы, это приказ. И его надо выполнять. Бывший политрук Николай Киселёв и еще восемь партизан повели людей лесами в сторону фронта. 
— Рива, Рива, береги Мишеньку... Где Фира, где Сёма? Может и нету их. Береги мальчика, Рива, доченька. Пообещай, что не бросишь его, — причитала Мишина бабка. 
Сама она идти не собиралась. Не дойдет, ноги почти не ходят, вон как опухли... И язвы эти. Ходит плохо, зато готовит хорошо, а повариха в отряде нужна. Бабка зашила Мишину метрику в нагрудный карман его пиджачка. Так не потеряется. И туда же последнюю предвоенную фотографию. Где все вместе. Сидят в фотоателье у дяди Бени, улыбаются чуть напряженно, в объектив глядя. На снимке внизу надпись витиеватая: «Ателье Ройзмана. Долгиново».
— Смотри, Мишенька. Видишь? Мама, папа, вот Сёма, братик твой. Помнишь Сёму? Нет? А это ты сам. Маленький, у мамы на коленках сидишь.
Химическим карандашом написала бабка на обратной стороне фотографии имена Блауфогелей: Эсфирь Иосифовна, Борис Моисеевич, Семен и Михаил Борисовичи. Сколько еще этой войне идти? Ребенок всех забудет. А надо помнить. Подумала бабка и приписала каждому год рождения. Пригодится.
Не уберегла Рива Мишеньку, не выполнила данное матери обещание. Не дошел он. В лесу оставили. Уж больно плохи были башмаки его. Старые, сношенные, подошва расползается, да еще на пару размеров больше, чем надо. Чьи они раньше были, бог весть. Мало того, что сбил Мишка ноги в кровь, так еще и пропорол и башмак, и ступню какой-то острой штукой. Да еще и затемпературил, совсем идти не мог. Пыталась Рива его на горбу тащить. Куда там. У нее своя младшая на руках, Берта, плачет все время, измучила совсем, да две постарше за юбку держатся. 
Бросили Мишку. Хлеба оставили, картох печеных, баклажку с водой. И ушли. Рива слезами умывалась, с мальчиком прощаясь, все гладила его по голове: «Мишенька, Мишенька... Ты подожди тут. Мы придем... Мы вернемся за тобой. Скоро вернемся...» Знала, что на смерть ребенка оставляет. Мальчик молчал. Сидел перед шалашиком, что ему дядьки сложили. Смотрел, как уходят люди.
Мишка не умер. Он ждал. Ждал, что придут, как сказала тетя Рива. Жил в своем шалашике. Кормился чем попало: сырыми грибами, ягодами, даже червяками. Отощал, весь коростой покрылся. Страшный, черный. Не узнал бы его сейчас братец Сёма. Где тот толстый бутуз, что вечно кричал и смеялся? Нет его. Потом холодно стало. Дожди зарядили. Год на зиму решил поворачивать. И Мишка ушел. Добрался до какой-то деревни. Прятался в пустой риге, выкапывал забытые картохи, вялые бураки и морковины на чужих огородах. Мог и из собачьей миски кусок выхватить. Селянам не показывался, боялся. 
Нашла его тетка Павилиха, сорокалетняя вековуха, жившая в крайней избе. За избой в двух шагах лес начинался. Стала Павилиха замечать, что собака ее, злющая, любого готовая разорвать, сука Найда из будки своей вылезать перестала. То все по двору туда-сюда моталась, гремя цепью, лаяла на любую тень, что ей примерещилась. А тут три дня безвылазно в будке сидит. Не заболела ли? Пошла Павилиха к будке: «Найда, Найда, вылазь. Ты чаво там?» А собаку морду выставила, оскалилась, рычит, хозяйку не подпускает. Взбесилась что ли? Ну Павилиха — не робкого десятка баба, сама кого хошь покусает. Она Найду за цепь из будки вытянула: «Я те, паскудница, я те порычу тута, нахабница[1]», — и хворостиной ее по бокам.  Сунула Павилиха голову в будку, а там — мать чеснаМя — мальчонка. МалоМй. Задохлик совсем. Одни глаза — круглые, испуганные. Потащила его, пацаненок начал брыкаться, выдираться. Молча. Не кричал, не плакал. Лаяла, срываясь на хрип, примотанная цепью к плетню Найда, будто щенка у нее отобрали. Царапался и кусал за руки мальчишка. Ну чисто, волчонок. «Тих, тих, тих, — приговаривала Павилиха, унося ребенка в избу.
Молока ему налила. Пил, захлебывался. Больше кормить не стала. Еще заворот кишок с голодухи случится. Смотрела на него: кепка на уши натянута, пиджачок драный. Весь он, мальчишка этот, драный, грязный, вонючий, руки, лицо в корках каких-то. «Война, война окаянная, что с людьми делает...»
— Тебя как звать-то?
Не ответил. Он вообще говорить перестал. Забыл, как. Долго потом не говорил, до конца войны. Павилиха даже думала, так немым и останется. И не помнил ничего, что с ним раньше было. Вроде как от Найдиной будки жизнь его началась. Не помнит, и не надо. Будет Павилихе сынком.
Грела воду Павилиха, отмывала найденыша в корыте, в семи водах, мазала барсучьим салом болячки. А чем еще? Других лекарств у нее не было. Глаза у мальчонки карие, как черешни, а волосенки, те немногие, что на головенке меж струпьев остались, сивые. Всю рванину его в сени бросила — сжечь. Потом передумала: в чем ему ходить-то. Надо выстирать, да подлатать. Стала разбирать тряпки, нащупала что-то в пиджачке, зашито что-то в нагрудном карманчике. Подпорола аккуратно, вытащила бумажки. Метрика и фотография. Сидит семейство, улыбается застыло. Черноволосые, носатые, ясное дело — жиды. И имена такие — жидовские. Вон ее знайдыш[2] — трехлетний карапуз, черные кудряшки, как у девчонки, до плеч — у матери на коленках. Оторопело, открыв рот, на нее, Павилиху, уставился. Мишка, значит. Седой, значит, пацанчик-то. «Ох, война, сука проклятущая, и детей не щадит...»
Как советская власть в Белоруссию вернулась, записала Павилиха мальчонку своим сыном, Михаилом Егоровичем Павилиным. А ту метрику и фотографию не выбросила, рука не поднялась. Спрятала в схрон. Был у нее в избе тайничок, еще отцом устроенный, под широкой половицей у стены. Сверху всегда лавка стояла, и стол тут же. Отец там кресты свои георгиевские, что с империалистической принес, держал и пять царских золотых червонцев. Тоже с войны принес. Где взял, никогда не говорил, может и украл у кого, может и убил за те червонцы кого, кто знает. Думал, девке своей, Дусе, доченьке на приданое. А Дуся так в девках и осталась. Четыре червонца отец постепенно продал. Куда ж деваться, когда нужда да голодуха у ворот с вилами стоят. А пятый не успел, помер. Так и лежали под половицей золотой кругляш в тряпочку завернутый и папашины егории. Хороший тайник был, надежный. В лихие годы кто только через деревню не проходил. И каждый обобрать норовил. По избе, как в своем дому, шарились. Вон, даже ризу с иконы содрали, за серебро приняли. Не постеснялись. А батькин схрон не нашли.
И пролежали там Мишкины бумажки без малого двадцать лет.
В шестьдесят первом году Павилиха помирать затеялась. Рак у нее нашли. Помучили-помучили в больничке в Вилейке и домой отпустили, безнадежная ты, мать. Написала она сыну письмо, чтоб приехал проститься. Мишка тогда в Минске обосновался: техникум закончил, в армии отслужил, на заводе работать начал.
Примчался Павилин в деревню, присел к матери на край кровати. Тут она его и огорошила. Не захотела тайну на тот свет тащить. Решила, пусть знает. 
— Лавку отодвинь, сынок. Там половица поднимается. Ножом подцепи... неси сюда сверток-то. Дай мне.
Развернула Евдокия тряпочку, вытащила на свет божий червонец остатний, кресты отцовы, а потом и метрику с фотографией. И рассказывать начала. Про войну, про Найду: «Помнишь, сынок, собачку-то нашу, Найду? Считай, она крестная тебе...», про семейство неведомых Блауфогелей, что враз оказалось Мишкиным. Крутил парень в руках истрепанное свидетельство о собственном рождении, снимок с незнакомыми людьми, не мог в толк взять, что теперь с этим делать. Нужно ли ему это? Всю жизнь был он Павилиным. А теперь, нежданно-негаданно оказался Блауфогелем. Кто они? Живы ли? Скорее всего нет. Война к таким была беспощадна. Значит и думать об этом нечего.
 
Только через год, давно уже похоронив мать, давно уже продав ее и его собственный деревенский дом и навсегда, как он думал, обосновавшись в Минске, снова достал Михаил старый выцветший снимок. И начал искать. Он даже поступил на исторический факультет минского университета. Теперь он хотел знать все о войне. И о судьбе Блауфогелей.
Он писал запросы во все инстанции. Приходили пустые ответы: не были, не значились, неизвестно. Один за другим. Он уже начал думать, что зря и затеял эти поиски, разве спустя столько лет можно хоть что-то узнать. В гигантском водовороте той войны люди терялись безвозвратно. Сколько их, без вести пропавших и на фронте, и в тылу? Десятки тысяч? Сотни? Миллионы? Но тут пришел очередной ответ: «...Эсфирь Иосифовна Блауфогель скончалась 15.03.1942 г. в поселке Борисова Грива Ленинградской области...» Что она делала там в сорок втором году? Как там оказалась? Борисова Грива — эвакуационный пункт. Через него ехали ленинградцы на Большую Землю. Почему мама оказалась там? Одна? Или все были в Ленинграде? Тогда почему без него, без Мишки? 
Он поехал в Долгиново. Зашел в сельсовет, представился студентом-историком, собирающим материал для диплома. Начал обходить дома тех, кто пережил фашистскую оккупацию. И перед ним стал открываться мир еврейского местечка. Навсегда утраченный мир. Блауфогелей помнили многие. Путаясь среди многочисленного клана, приписывая историю дяди Левы дяде Бене, переставляя местами теток и племянниц, очевидцы, тем не менее, выстраивали перед Михаилом довольно стройную картину. Вот Борька-Лисапет сидит в своей будочке, набивает подковку на очередной стоптанный каблук. Вот он благообразный и умиротворенный возвращается в пятницу из синагоги рядом со своей Фирой. Ведет за руку старшенького Сёму. Вот они идут всем семейством фотографироваться в ателье Бени Ройзмана, сына двоюродного брата Мишиной бабки. Или нет, не брата. Как же можно забыть! Беня Ройзман приходился племянником ее мужу, Иосифу. Вот Фирина сестра Рива стоит за прилавком магазинчика, даже скорее, скобяной лавки. Вот провожают Фиру с Сёмой в далекий Ленинград на лечение. Они сидят в телеге с перевязанным веревкой чемоданом, не раскрылся бы по дороге, замки проржавели, плохо держат. Дядя Изя, муж тети Ривы повезет их на железнодорожную станцию.
И Миша вдруг слышит тихий шепот: «Мы придем... Мы вернемся за тобой...» Тетя Рива гладит его по голове: «Мы скоро вернемся...»
Вот вы и вернулись...
 
В семьдесят втором доцент, кандидат исторических наук Михаил Борисович Блауфогель уехал в Израиль.
Он собрал почти полное генеалогическое древо Блауфогелей. И почти у всех датой смерти значился 1942-ой год. Рива и ее девочки, сумевшие дойти до линии фронта в том страшном походе, в котором бросили его, четырехлетнего мальчишку, в результате долгих мытарств оказались в санитарном эшелоне. Его разбомбили под Можайском. Они погибли. 
Кое-кого не хватало. И в том числе не хватало его брата Сёмы. Его не было ни среди мертвых, ни среди живых. Исчез, растворился, канул на дно реки времени.
Михаил снова писал, раз за разом, запрос за запросом. Как оказалось, отсюда, из Израиля собирать информацию было гораздо проще, чем там в Советском Союзе. Здесь были целые госструктуры и общественные организации, помогавшие людям искать своих утерянных родственников. 
И Сёма нашелся. В восемьдесят третьем году, то есть примерно за год до наших событий, Михаил получил письмо из Ленинграда. Вот, пожалуйте: Семён Борисович Блауфогель проживает... Проживает, понимаете? Не скончался, не похоронен. Проживает! Живет! Его брат жив! Немедленно написать ему. Как он? Что? Как сложилась его жизнь?
Он, Мишка, попал как раз в тот момент, когда жизнь Сёмы сломалась. Хрустнула и рассыпалась острыми, больно ранящими осколками. Когда погибли Сёмины жена и сын. Когда сам Сёма старательно убивал себя.
И вот теперь Сёма, дядя Семен, уезжает к своему брату в Израиль.
Рассказ Маньки закончился. Мороженное в Люсиной креманке совсем растаяло.







Замужество отдельно —  любовь отдельно

Теперь надо домой ехать за сберкнижкой. Люся быстро дошила папину охотничью жилетку и, не дожидаясь отпуска, в первый же выходной села в автобус и покатила. Всю дорогу она думала, как выстроить разговор, как убедить мать отдать ей сберкнижку. Ей казалось, что покупка комнаты в Ленинграде — более чем достойный повод потратить деньги. Вот если бы ее дочь... Люся бы, конечно, согласилась и добавила бы недостающие пятьсот рэ. Она будет жить в самом центре. Разве не красота. А мама и Эля с Ленусей будут приезжать к ней в гости. Мама не сможет не согласиться. 
Мама очень даже смогла не согласиться. Сначала, когда Люся вытаскивала подарки, все было хорошо. Близняшки примеряли свои брюки, вырывая их друг у друга из рук: «Эти — мне!» — «Нет, мне!» — «Да уймитесь вы, бестолковые, они же одинаковые!» И мама, прикинув на себя новое платье, подошла к зеркалу. Сдержанно похвалила дочь: «Неплохо. Могла бы в ателье устроиться. Помнишь, где кафе «Сказка»? Мы тебе там еще выпускное платье шили. Там заведующая — моя хорошая знакомая, она бы тебя взяла». Мама не оставляла надежды заманить ее обратно домой. 
Потом был скандал.
Как мама кричала на нее: «Ты сошла с ума... Идиотка... Отдать деньги какому-то незнакомому мужику... Подружка ей посоветовала... Да они же мошенники... Все евреи — мошенники. Выудят у тебя, дуры безмозглой, денежки и поминай как звали... Укатят в свой поганый Израиль. Будешь потом локти кусать. Это может и квартира не его, мало ли что он там прописан... Я лучше эту сберкнижку в окно выброшу, сожгу... Никогда ты ее не получишь... Где? Где эта чертова книжка? Дайте ее сюда, я ее изорву... Кретинка... Я так и знала, что ты не сможешь одна жить... Все хватит, увольняйся со своего чертова завода и домой. Немедленно домой!» 
Бабушка хватала ее за руки: «Томочка, Томочка, успокойся... Тебе нельзя нервничать... У тебя давление... Ой, Томочка, не кричи так, соседи услышат...» 
Мать кинулась искать сберкнижку, стала стучать дверцами шкафов, вытаскивая, вываливая на пол содержимое. Сберкнижка не находилась. Это злило ее еще больше. Бабушка собирала разлетающиеся по комнатам бумаги: «Томочка, перестань... Мы потом поищем... Мы потом найдем... Томочка, успокойся...» 
Сестренки, сжавшись в единый комок, затихли в уголке. Отец, хлопнув дверью, ушел из дома, не мог находиться в таком бедламе.
 
Ночью, лежа на диване в бабушкиной комнате, Люся тихо плакала в подушку. Даже не потому, что рассыпался построенный ее радужный замок: комната в центре Ленинграда, клиентки, для которых она строит прекрасные платья и костюмы, Эля и Ленуся в гостях, и она показывает им город. Дядя Семен и Манька найдут другого покупателя. Кто-то другой будет жить в комнате со старой мебелью и уютным запахом. Кто-то другой будет любоваться с балкона круглой крышей кинотеатра «Колизей». Ну что ж. Это можно пережить. 
Но мама... Она и раньше не была особо ласкова с ней, и волю свою диктовала всем домашним безапелляционно. И все привыкли слушаться. Люся тоже. А вот за год, прожитый отдельно, как-то призабыла об этом. Но чтобы мама так орала... Чтобы обзывала ее идиоткой, дурой, кретинкой... Такого никогда не было раньше. И что она думает? Что после такого Люся вернется домой? Никогда! Никогда она сюда не вернется. Завтра же утром уедет отсюда навсегда. Будет жить в своей общаге, пока постоянную прописку не получит. А там посмотрим!
 Люся почувствовала, что бабушкина рука погладила ее по волосам. Хотела отмахнуться. Она была обижена на всех. Никто не встал на ее сторону. Девки еще маленькие, не в счет. Отец просто устранился. А от бабушки кроме «Томочка, успокойся» ничего не добиться было. Бабушка зашептал:
— Люсенька, вот книжка твоя. Возьми. Я спрятала, чтобы мама не нашла. Ты не злись на нее, он просто боится, что тебя обманут. Она за тебя переживает. И вот тебе еще. Тут двести рублей, я накопила. Думала, девочкам. Но лучше ты возьми, им пока не надо. 
Люся почувствовала, как под подушку скользнула бабушкина рука. Она сунула туда ладошку, вытащила оттуда голубенькую маленькую книжицу, распухшую от засунутых внутрь десяток. Двадцать красненьких с портретом Ленина — двести рублей. 
— На вот, — бабушка протянула большой клетчатый носовой платок, — заверни и под одежду сунь. Мама, если в сумку твою заглянет, так все равно, ничего не найдет. 
— Спасибо, — Люся обняла бабушка, поцеловала в мягкую теплую щеку, — спасибо, только ты меня и любишь.
— Ну что ты, девонька, мы все тебя любим... Ты не переживай. Все пройдет, забудется. Все в море будет.
Когда завернутая в платок книжка снова оказалась под подушкой, бабушка включила ночник. Села на краешек дивана. У нее было что-то в руках, какая-то плоская штука.
— Люсенька, я вот что тебя попросить хочу. Ты, когда поселишься в комнате своей, ты забери это себе. Сейчас пока не надо, вдруг в общежитии пропадет. Но потом забери. Обещай мне. 
Она сунула под неяркий свет лампочки то, что держала в руках. Это была икона. Старая, темная. Но можно было разобрать какого-то святого, он высовывался из туч и тянул в сторону руку. Там, куда тянулась рука, ничего не было, край иконы был обрублен вместе с рукой. Под святым и тучами был город, вернее половина: домики, церквушки, колоколенки. Вторая половина города, видимо, тоже была отрублена. Еще ниже текла река. С обратной стороны икона была покрашена темно-зеленой краской.
— Что это, бабушка? Она ценная? Антикварная?
— Я не знаю. Но с ней связана одна странная история. Я же тебе рассказывала, как жила в поселке Щельяюр на севере.
— Это где староверы?
— Да. И вот там вдруг обнаружился Серега Холодилов, муж моей старшей сестры. Уж двадцать лет, как он пропал из Тотьмы. Ни слуху, ни духу. И вдруг оказалось, что он тут, в этом поселке живет. Давно. Почти что двадцать лет и живет. И под другим именем. Я б его ни за что не узнала. Да от одного мальчонки услышала: «Чтоб тебя Кусал-Катал закусал да закатал». А такие слова только Серега Холодилов и говорил, я с детства помнила. Больше ни от кого другого не слыхала. Я парнишку спрашиваю, что за Кусал такой. А он плечами пожал, батька его так говорит, а сам он не знает. А кто, спрашиваю, у него батька. Ефрем Сыромятин, отвечает. Я и пошла к нему, к Сереге-то есть. Или к Ефрему Сыромятину, как он там прозывался. Поговорили... Много чего он мне про свои мытарства рассказал. И эту икону отдал. Свези, говорит, Оле. Оля — это сестра моя, та что за ним замужем была. Свези обязательно. А она пусть сыну Иннокентию отдаст, тот уж взрослый совсем. Помнил Серега про своего сына, не забывал. Икона эта обязательно у него должна быть, фамильная она, в роду передается. Я потом хотела Ольге ее отдать. Рассказала про встречу с Холодиловым. А она не взяла. Сказала, ничего от него, предателя, не хочет. Она и фамилию-то давно сменяла на свою девичью, на Смольникову. И сын вырос Смольниковым, не Холодиловым. И всегда считал, что отец его в Гражданскую погиб героем. Вот икона и пролежала у меня всю жизнь. Выбросить же нельзя. А теперь пусть у тебя будет. Хорошо?
Люся кивнула. Икона с историей. Это же прикольно. Пусть будет. 
Бабушка собиралась уже встать, да вдруг вспомнила что-то:
— Да, Серега еще говорил, что это половина иконы. А есть еще вторая. И если их сложить, получишь богатство. Ну да это, наверное, просто сказка. Что ж он сам его не получил, если знал? Спи, Люсенька.
Ночник потух. 
Бабушка убрала икону в нижнюю половину серванта. Люся слышала, как она повернула ключ. Дверца скрипнула, открываясь... И еще раз. И снова скрежетнул в замке ключик.
Утром Люся уехала на первом шестичасовом автобусе. С матерью она даже не попрощалась, та еще спала. Проводила ее бабушка. Быстренько сунула ей термос с чаем и завернутые в газету бутерброды. В темной прихожей, свет она не стала зажигать, торопилась выскользнуть из квартиры, ее поймал отец. Вложил в ладонь бумажник: «Здесь триста пятьдесят рублей, я больше не смог вчера найти... Я тебе потом еще вышлю. Не пропадай, дочь». Чмокнул ее в щеку.
 
Через неделю они расписались. Дядя Семен по каким-то своим связям устроил Люсе справку о беременности. Поэтому ждать не пришлось. Люся получила постоянную прописку, а дядя Семен — ее сберкнижку с красивой цифрой «1500». В ЗАГСЕ, заполняя документы, Люся вдруг подняла голову от бланка и спросила: 
— Семен Борисович, а можно я вашу фамилию возьму?
— Зачем вам? — удивился.
— Не знаю... Красивая... Блауфогель. Я знаю, это Синяя птица. Может удачу мне принесет. Так можно?
Он пожал плечами:
— Не много-то удачи она нам принесла. Но если хотите, берите. Можно.
Так что из ЗАГСа вышла уже Людмила Георгиевна Блауфогель.

***

Ну что, понятно теперь, почему сидит Люся, не разгибаясь за своей машинкой? Пока есть время, пока отпуск, побольше успеть хочет. Три дня на штаны — это нормуль. А если заболеет или еще чего? Выпадет из графика. Потом нагонять придется. А так она за месяц двадцать пар настрочит. Или около того. Тогда на все остальное количество уже не три, а пять дней на пару штанов придется. А это уже совсем ерунда. Работа — не бей лежачего. 
Алефтина, кстати, ее на этот пошивочный чёс благословила. Люся не знала, как своей учительнице сказать, что она не красоту какую строить собирается, а «фирмоМвые» джинсы шлепать пирожками: тяп-ляп, тяп-ляп. Но Алефтина, как услышала, сказала:
— Молодец! Очень правильно. Сначала надо тыл себе организовать. Что такое полгода? Ерунда. И руку заодно набьешь. 
Она даже предложила потом, когда лето кончится, и надо будет съезжать из чужой общаги, перевезти машинку к ней домой.
— А как ты собираешься работать? Каждый вечер тарахтеть? Соседки на тебя нажалуются комендантше. Не дай бог, еще милицию вызовут. Будешь ко мне приходить по вечерам. Пораздвинем тут барахло мое, машина и влезет. Потерплю как-нибудь.
Это было очень ценное предложение. В своей общаге Люся никак бы не смогла шить «фирмуМ». Благодаря Маньке в этой «фирмеМ» щеголяло ползавода. Так что там светиться было нельзя категорически. Но пока до всяких там переездов было далеко. Пока лето только набирало обороты, засыпая город тополиным пухом, вспугивая разомлевших на перегретом асфальте голубей, выманивая дуреющих от жары жителей на песок Петропавловки. Пока только Егорша отвлекал Люсю от шитья.
 
— Может на залив метнемся? В Дюны, а? Маньк, давай?
Он развалился на койке, сдвинув в сторону Люсины причиндалы: тряпки и коробочки. Он заходит к ним почти каждый вечер. Вроде как к Мане, а на самом деле к ней, к Люсе. И она это знает. Манька от Егора не особо маскируется, он такой же шустрила, как и она сама, только пасется на другом поле. Он больше по музыке: винил, кассеты, Блэк Сэббот, Лед Зепеллин, всякое такое. Билеты опять же левые. Так что они не конкуренты. И не партнеры. 
— Ну дак чё? Метнемся?
Манька пытается читать какой-то учебник, лопая клубнику с Андреевского рынка. У нее завтра экзамен, ей не до Дюн.
— Ага, хрена лысого! Залив цветет. Охота была в эту зелень лезть. Да еще переться в такую даль. Вон лучше к Прибалтону пойти, там выкупаться.
— Точняк! Вот за что, Манька, я тебя люблю, так это за сообразительность. Пошли к Прибалтону. Заодно там пивка попьем. Давай, успеешь еще начитаться. Вся ночь впереди. Люсьена, ты с нами?
Люся понимает, что на самом деле приглашение адресовано ей, а подруга — это так, за компанию. Но она поддерживает игру:
— Не знаю... Мне тут еще... Может вы без меня?
Но Егор уже тормошит ее, вытаскивая из-за машинки:
— Брось, брось бяку. Купаться пошли!
И они едут троллейбусом к гостинице «Прибалтийская», от нее спускаются на дикий, не облагороженный бережок и устраиваются среди строительного мусора и мелких стеклянных осколков. Бутылки с «Рижским», взятым в гостиничном баре, прикопаны в песке, вода лижет их, как эскимо. Купаться, потом пить холодное пиво — красота. 
Прожив год в Ленинграде, Люся не осознавала, что живет в приморском городе. Море — это далеко. Это Крым, Евпатория, санаторий. Или Сухуми, турбаза, деревянные домики. А тут, как-то двигаясь вечерком с Маней по остывающему после дневного зноя Большому проспекту, Люся задумчиво брякнула:
— На море хочется.
А подруга ей:
— Ну дак поехали.
— Когда? 
В планах этого лета поездка на море не значилась.
— Дак сейчас...
Люся опешила:
— И на чем мы поедем?
— На троллейбусе! Тут пять остановок.
И через двадцать минут они были «на море». Брели по набережной, потом сидели на замусоренном песке, смотрели как солнце пытается утопиться где-то за Крондштадтом, опасливо пробуя воду.
 
Потом, когда сессия, наконец, была сброшена с плеч, Егорша предложил ей поехать в Таллин. И это было уже без Маньки, только для нее, для Люси. Они сели в вечерний поезд, в последний плацкартный вагон. И почти всю ночь целовались в этом последнем пустом тамбуре. Стучали под ногами колеса: «Тыдык-тыдык, тыдык-тыдык». Люся прижималась к Егору в темноте, закинув руки ему на плечи. Он обнимал её, ладони его скользили по ее спине под маечкой. То поднимались до подмышек, то уползали теплыми змейками за поясок брюк. Он бесконечно долго целовал ее губы. Ей было щекотно в горле. А где-то внутри живота, ниже пупка, распускался красный цветок. И от этого было горячо и почему-то мокро под узкими джинсиками, там, куда настойчиво пытались проникнуть его пальцы. 
Они были совсем одни. Одни в тамбуре. Одни в поезде. Одни в мире.
— У тебя был кто-нибудь? — спросил он.
И она поняла, сразу поняла, о чем он. Что не надо рассказывать, как ей приносил конфеты и угощал мороженым мальчик из театрального кружка, или как в десятом классе целовалась за кочегаркой с соседом по дому Вадиком Новиковым. Это было про другое. Глядя в плавающее в тамбурном сумраке Егоршино лицо, она покачала головой:
— У меня будешь ты.
Это было здорово. Настоящее романтическое путешествие. Сразу с поезда — в старый город. Крохотные площади, узкие в два, три оконца дома, как разноцветные карандаши, сжатые в кулаке. Кафешка с самыми вкусными на свете пирожными. Кофе, сваренный на какой-то хитрой штуковине: маленькие турочки стоят по пояс в песке на электрической «сковородке». Клюквенный кисель с розочкой взбитых сливок. Купить открытку для бабушки. Подняться на смотровую площадку по улице с названием «Длинная нога». Набродиться по каменному лабиринту так, что свои собственные ноги гудят. Присесть на скамейке в каком-то безымянном скверике, спрятавшись от людей за кустами жасмина. Разговаривать. И целоваться. Всюду, где только можно. 
И снова сесть в вечерний поезд.
Когда Манька отчалила на очередную вахту на проходной «Козы», Егор остался у Люси. Это было уже как-то само собой. Она хотела этого. Этого... Пусть уж скорей произойдет. Ей было немножко страшно. И немножко стыдно: она не знала, как Это делается. Что книжки? Разве там написано что-то толком? Одни эвфемизмы и восторги. Ну, или наоборот, не восторги. А как Это происходит — ноль по фазе. 
Целуя ее в шею, щекоча своим дыханием, Егор начал расстегивать пуговки у нее на рубашке. Она ходила дома в длинной мужской рубашке с отрезанными напрочь рукавами и шортиках, старых, еще со школы. Так было удобно. Сейчас он расстегивал одну за другой эти маленькие пуговки. Одну за другой, сверху вниз. Не торопясь... Целуя за каждой... От этого у нее звенело что-то внутри. Тонкая натянутая струна. И поджимались пальчики на ногах. А что делать ей? Куда деть руки? Чем их занять? Просто ждать, когда он закончит? Или помочь ему? Или расстегнуть ему? Но он в футболке... Не штаны же ему расстегивать. Она положила ладони на Егоршину лохматую, опускавшуюся все ниже, голову и закрыла глаза. Пусть сам.
Он добрался до шортиков: пуговица... молния... Потянул их вниз. Узкие, они сопротивлялись, не хотели покидать привычное место. Он покрутил их туда-сюда, и Люся почувствовала, как тряпочка соскальзывает с ее ног. Потом она подняла руки, и он снял с нее рубашку. 
Люся открыла глаза.
Он отошел чуть-чуть, на расстояние вытянутой руки, и рассматривал ее. Она знала, что он привык видеть обнаженку, художник, все-таки. У них там в Репе все только этим и заняты. Человечье тело не так просто выстроить. Вон в Манькиной комнате в углу сисястый торс стоит, поддерживает доску в книжную полку превращенную. Егор обошел Люсю и сзади быстро обхватил руками, накрыв ладонями ее груди, прижавшись к ее спине всем телом. Она почувствовала, как во впадинку, где заканчивался копчик, уперлось плотное. И потерлось. Он подтолкнул ее к кровати. И Люся легла. Она смотрела, как он стягивает через голову майку, расстегивает ремень на джинсах. Когда он потянул вниз собачку молнии, Люся опять закрыла глаза. И так, с закрытыми глазами, отдалась ему. Отдалась его мягким губам, скользившим по всему ее телу. Отдалась движениям его рук. Отдалась ритму его тела. 
Ее накрыло блаженство. Там, в темноте закрытых глаз она стала водой, плотной и упругой, качавшей лодку. Она стала лодкой, идущей с волны на волну, подчиненной их размеренному ритму. Бесконечному ритму, проходившему толчками по ее телу, снизу вверх. Хотя, понять, где низ, где верх она не могла. У нее больше не было ни низа, ни верха, она стала всем. Океаном. И Егорша утонул в ней. Его тоже больше не было.
Потом, когда вернулся мир: комната, потолок с желтевшим прямо над головой пятном старой протечки, окно, ночной шорох улицы за этим окном, когда Люся осознала, что просто лежит в кровати, а вовсе не уплывает за край вселенной, она подумала: «Вот и хорошо... Теперь я знаю, как это... Это хорошо...» Никакие беспокойные мысли: «Вдруг он больше не придет...» или «Не залететь бы...» не приходили ей в голову. Она чувствовала себя сытой кошкой. Наевшейся сметаны кошкой, свернувшейся мягким рыжим клубком в теплой неге сытости.
Через какое-то время Егор завозился, сел, стал нашаривать свои шмотки.
— Я пойду, в этом одноместном гробу выспаться невозможно.
Она не стала смотреть как он одевается. Слушала: скрип панцирной кровати — наклонился, поднял что-то с пола; шелест ткани — натягивает штаны; еще одно растерянное «А-а» железной вневременной койки — поднялся. Его пальцы на Люсиной щеке. Короткий поцелуй в сомкнутые веки. Сейчас он уйдет.
Она открыла глаза. Его лицо было совсем рядом. Наклонившись, он смотрел, даже, пожалуй, рассматривал ее. Внимательно, задумчиво. Еще раз провел пальцем по ее лицу от виска к подбородку и сказал:
— А ведь ты меня любишь, Люсьена.
И ушел.
«А ведь ты меня любишь, Люсьена. Я люблю? Люблю ли? И что это такое — «люблю», как оно чувствуется? Вон в «Хождении по мукам» сколько времени понадобилось Даше, Дарье Дмитриевне, чтобы понять, что она любит Телегина. Она повторяла: «Люблю Ивана Ильича», примеряя «люблю» на себя, пытаясь определить заполняет ли ее всю это слово. Перестало ли оно быть просто словом. Стало ли оно ею самой, стало ли «люблю» Дашей. Половина толстенного романа ей понадобилась. А мне? Я люблю... Не знаю. Не заполняет. Пока что не заполняет. Прости, Егорша». Люся перекатывала эти мысли в голове. Гоняла их туда-сюда, как прибой гоняет круглую серую гальку. Может быть она просто боялась? Боялась признаться самой себе, что по уши влюбилась в этого, едва ли не первого встреченного на новой ее дороге парня. Он был очень красивый. Это она видела. И страшно талантливый. Это она знала. Откуда? Ниоткуда. По-другому быть не могло. 
Ну конечно, талантливый. Разве мы влюбляемся в бездарных?
 
Первый Люсин отпуск заканчивался. Это был самый прекрасный отпуск. На сберкнижку легли триста восемьдесят заветных рублей. Она стала на триста восемьдесят рублей ближе к своей комнате с видом на крышу «Колизея». Истекающие зноем дни, которые она проводила за швейной машинкой, сменялись вечерними поездками «на море» или прогулками вдоль Невы. И ей достались еще две жаркие ночи, когда Манька исчезала в своей вахтерской будочке. Кстати, она так и не сказала Егору, почему безотрывно шлепает «фирменные» портки. На что собирает деньги, не сказала. Он не спрашивал, вот и не сказала. 
Потом Егорша уехал домой в свою Верхнюю Салду догуливать каникулы, а Люся вышла на работу.

***

Собственно, за это лето более ничего примечательного в жизни Люси Блауфогель не произошло. И говорить не о чем. Ходила на завод. Сидела на конвейере с паяльником. Вечером шла к Маньке в общагу, сидела за машинкой, строгала ранглеры, леви страусов и монтану. Думала о Егорше. Скучала? Да, пожалуй. Пару раз в рабочее время позвонила домой. Так, чтоб только бабушку застать, чтоб мать трубку не взяла. Один раз получилось. Дома было все нормально. Мать больше не бесилась. Они вообще больше не говорили о Люсе, о ее сберкнижке и о ее будущей комнате. Это была негласно табуированная тема. «Забыли меня. Вычеркнули. Похоронили. Ну и ладно». Обиделась? Да, конечно.
Конец августа зарядил дождями. Унылыми, безнадежными дождями, какие возможны, наверное, только в этом стылом болотном городе. Серое клубящееся небо улиткой ползло куда-то по своим делам, цеплялось за шпили, оставляя на них лохматые клочки, проливая на головы ушаты холодной воды. Ветер выворачивал зонтики наизнанку, развлекался паскудник, обрывал еще зеленые листья, швырял в лужи, гонял и топил кораблики. И, как обычно, казалось, что осень наступила навсегда.
Люсе надо было съезжать с Манькиной общаги, того и гляди начнут возвращаться с каникул студенты. Не хотелось, чтоб соседка по комнате приехала, пока она занимает ее койку. Опять переезд, на этот раз в Алефтине. Та, как обещала, ужалась, переставила мебель, и Люсина машинка встала у окна, впритык к Алефтининой узенькой девичьей кроватке.
Лучше бы, конечно, сразу перейти к тому моменту, когда Люся входит хозяйкой в свою, теперь уже точно свою, комнату. Это будет перед самым Новым годом. Хороший подарок к празднику. Не у каждого так получается. Тогда весь город засыпало снегом. Он принарядился, украсился как девушка на дискотеку. Но прыгнуть вперед и пропустить долгую мокрую осень, эту надоедливую сопливую зануду, не получается. Егорша мешает. Вот сейчас, в первых числах сентября, он вернется в Ленинград, и придется подпустить его к девушке Люсе. Интересно, считает ли он Люсю «своей девушкой»? Придется разматывать клубочек их отношений. 
Вообще-то нам (мне, автору, обезличенному фатуму этих страниц — нужное подчеркнуть) этот парень не очень нравится. Что в нем такого, особенного? Ну, симпатичный. Дак таких вокруг — тринадцать на дюжину. Высоких, лохматых, вечно не стриженных. В протертых джинсах и футболках с импортными буквами типа «Love no war», «Satisfaction» или «Rock forever». Способных под пиво часами болтать о течениях в хэви-меМталле. Приторговывающих притащенными из-за бугра пластинками или кассетами с записями подпольных квартирников доморощенных рок-звезд. Сейчас он обеспечивает соотечественников западной музыкой, потом, когда грянет Перестройка, наверняка, будет снабжать иностранцев написанными за полчаса открыточными видами Питера, художник, все-таки. 
А может нам просто завидно? Вон он какой: загорелый после лета, выгоревшие на солнце волосы переливаются пшеничным полем, так и хочется запустить в них пятерню. Красивые руки, чуткие пальцы. Как они бегают по Люсиному телу! Раскрывая ее, пробуждая желание, выпуская на волю запертую внутри страсть. Иной раз она чувствует, что от одного его прикосновения у нее волосы шевелятся на затылке, и в животе лопаются со звоном елочные шарики. А глаза? Светло-карие, чуть раскосые, с легкой прозеленью уральского камня, внимательные, способные смотреть долго. Смотреть, рассматривать, разбирать видимое на кусочки и складывать заново уже в новую картинку. В свеженький Люсин паспорт за обложку засунут маленький листочек: в три-четыре карандашные линии Егорша нарисовал ее. Всякий скажет, что это она, Люся, но не такая обычная, как в зеркале. Светящаяся. Лучезарная. Наверное, он и в правду хороший художник. А высокие, четко очерченные скулы? А ямочки на щеках, когда он улыбается? Разве можно во все это не влюбиться сразу и навсегда? «Ох, Егорша, будут по тебе девки плакать», — говорила ему мать. Кстати, что это за имя такое — Егорша? Люся знает. Она читала в детстве сказы Бажова, там на каждой странице то Гриньша, то Ваньша. Но неужели там у них на Урале до сих пор так говорят? Может и говорят. У Егорши спрашивайте.
 
Он явился в город только девятого сентября. К этому моменту Люся уже начала изводиться: почему не приезжает, может случилось что, может заболел. Вон, все уже на занятиях целую неделю, а он болтается где-то. Определенно, что-то случилось. Но нет. Просто с приятелями махнул в Крым на бархатный сезон. Горы, море, палатка. Дикая жизнь в Черепашьей бухте. «Красота, Люсьена. Ты бы видела, какие там закаты. А я, дурак, ни красок, ничего не взял. Можно было бы классных этюдов навалять». 
Они сидят в Манькиной комнате, отмечают Егоршин приезд. Он приволок с югов канистру домашнего вина, сладкого, густо-бардового, пахнущего крымским безбашенным солнцем, нагретыми скалами, корнями самшита, что узловатыми пальцами вцепились в камень. А еще корзинку винограда. Наверное, того самого, из которого вино. Чуть мутные сизые гроздья бесстыдно раскинулись на блюде посредине стола. А еще большую блестящую раковину рапаны, в которой шумит море. Это для нее. 
Кроме них троих, Люси, Егорши и Маньки, в комнате еще двое — Минай и вторая хозяйка комнаты, Манькина соседка, Галя. Та самая, чью койку все лето занимала Люся. Минай нынче без своей Мэри, она осталась в прошлом. Прошли, проехали. Теперь Минай обхаживает новую пассию. Кого? Да вот эту самую Галю. Именно поэтому он здесь. Девушка очень интересная: у нее круглое лицо, маленький носик и раскосые «монгольские» глаза, карими змейками уползающий к вискам.  Наверное, таких девушек надо называть луноликими красавицами. Минай, как всегда, интересничает: зовет новую свою подругу Галой и Звездой Востока. В отличие от лианоподобной Мэри, Галя не вьется вокруг Миная, не льнет к нему, не заглядывает преданно в глаза. Наоборот, она как-то ускользает от него, просачивается у него между пальцами, сидя рядом с ним, в то же время остается где-то далеко, сама по себе. У них первая стадия ухаживаний.
А Люся ничего не имеет против того, что Егор обнимает ее одной рукой, поглаживая по спине. В другой руке у него стакан крымского вина, и, дирижируя им, он рассказывает про свои южные приключения. 
 
— Ну ладно, я пошел.
Они стоят около Люсиной общаги. Уже темно. И холодно. Ветер ворочается в мокрой кроне дерева у них над головой, укладывается на ночлег. Егор проводил Люсю до дома, и, как полагается, они стоят в густом сыром сумраке и целуются. Кажется, уже давно. Люся не знает, не чувствует, сколько прошло времени. Она так соскучилась по его рукам, по его губам. Ей не оторваться. 
— Подожди, я хотела тебе рассказать...
— Люсьена, я уже околел.   И завтра на первую пару нужно штык из носа явиться. Просплю.
— Ладно, иди.
Рассказать про комнату, которая вот уже скоро станет ее собственной, опять не получилось. 
Укрывшись одеялом с головой, свернувшись в уютном теплом коконе, Люся думает о Егорше. Она не хочет засыпать, пока не переберет, как на счетах, все моменты, один за другим. Вот он, отставив свой стакан, притягивает сидящую рядом на Манькиной койке, Люсю к себе, опрокидывает ее лицом вверх и целует в губы, не стесняясь присутствующих. «Эй, голубкиМ, полегче, не смущайте мою девичью честь!» — это Минай, он притворно жеманится, прикрыв глаза растопыренными пальцами. Вот Люся встала за чем-то, за виноградиной, может, а когда собирается плюхнуться обратно на кровать, Егор дергает ее, и она оказывается у него на коленях. Вырваться не дает, сжимает руками: «Моя... Не уйдешь...» Вот они шлепают по лужам в сторону ее общаги, застревая под каждым кустом, в каждом темном закоулке, в каждой подворотне. Не могут оторваться друг от друга. А вот они... Эту картинку Люся уже не смогла рассмотреть. Она уснула. Уснула счастливой. 
 
Дискотека в общаге Репы. Не первая, на которую пришла Люся. Дискотеки тут почти каждую субботу. Неделю отучились, чего ж не оттопыриться под выходной. Прямо в тапочках и спортивках. Но эта — знаковая. День седьмого ноября — красный день календаря. Праздник. Большая дискотека, народу — тьма.
Только что они танцевали. «Умца-умца», — бьет звук по ушам. Вспыхивают разноцветные огни светомузыки, выхватывая на короткий миг из пасти темноты причудливо изломанные ритмом фигурки человечков. Только что Егор был рядом. И вдруг, при очередном световом всплеске его не оказалось. Исчез в заполненном телами мраке. Люся почему-то сразу почувствовала себя одинокой. Вокруг полно знакомых, рядом Минай с Галей дрыгаются и другие всякие. А она вроде как одна. Брошенность какая-то. Откуда? Подумаешь, отошел на минутку. Люся еще поплясала за компанию, но как музыка сменилась на медленную, решила пойти поискать своего парня.
— Минай, не знаешь, куда Егорша делся?
— Неа...
Она вышла в коридор. Потом на улицу. Там у высоких, начинавшихся прямо от асфальта, окон полуподвала курили. Целая толпа парней и девчонок. Но Егорши там не было. Поднялась на второй этаж, постучалась в его комнату. Там завозились, лязгнул замок, всунулась взъерошенная голова:
— Чего тебе?
— Егорша не тут?
Голова мотнулась:
— Нет. Не заходил. Он на дискотеке.
Голова явно хотела, чтоб Люся побыстрее убралась, не мешала.
Она вернулась в зал, покрутилась среди танцующих. Его не было. Кто-то положил ей руку на плечо.
— Егоршу ищешь?
 Это была Галя. 
— Ага.
— Он вроде в Красный уголок двигал. Мне так показалось...
— Зачем?
Галя пожала плечами:
— Да фиг знает. Пошли покурим? — она помахала у Люси перед носом пачкой данхила.
— Не, не охота.
Галя нырнула в толпу, поплыла в сторону выхода. А Люся — обратно на второй этаж в Красный уголок. Это была небольшая комнатушка на повороте коридора. Туда сваливали отработавшую свое наглядную агитацию. Еще там была пара столов, самых затрапезных, отживших, и несколько стульев, тоже весьма почтенного возраста, помнивших еще Илью Репина. Иногда, заперев дверь с помощью ножки пожилого стула, студенты устраивали здесь пьянки. Может и сейчас Егорша там с кем-то выпивает втихаря? А чего ее с собой не позвал?
Люся потянула на себя дверь, заперто не было, вошла. В комнатке — Егор и еще какая-то девица. Они сидели по разные стороны стола. Ничего такого... не обжимались... просто разговаривали. Девушка курила, грациозно держа в пальцах длинную сигарету. Дым уплывал вверх, укутывая серым саваном и без того едва светившуюся одинокую лампочку. В желтоватом мутном мареве девушка выглядела очень хорошенькой, тонкокостной фарфоровой балеринкой. «Грациозно» — первое слово, что приходило в голову при взгляде на нее. Люся сразу почувствовала себя бесформенной неуклюжей кучей. Но не это главное. Главное, они оба, эта фифа и Егорша — ее, Люсин Егорша — повернулись и молча смотрели на нее. Как на чужую. Случайную. Будто она дверью ошиблась. Потом Егорша спросил:
— Ты чего?
— Ничего... Тебя искала.
— А-а... Ну ты иди, я скоро. Мне тут... интересно...
И опять тишина. 
Молчат. Смотрят на нее. 
Она повернулась и ушла. 
Это все длилось совсем не долго на самом деле. Минута? Полминуты? Но Люсе показалось — целую вечность. «Интересно ему... Смылся втихаря... Бросил меня одну... С этой ушел... Беседуют... Об искусстве своем долбаном, поди... Интересно...», — Люся потихоньку закипала, накручивая себя. 
Не заметив, как, она вышла на улицу. Здесь, в толпе курящих, стояла она, прижавшись спиной к пыльному стеклу полуподвального окна. На нее никто не обращал внимания. Разгоряченные танцами и выпивкой, праздник все-таки, студенты болтали, смеялись, перекрикивались над головами стоявших рядом. Она ощутила вдруг полное одиночество. Будто не люди кругом — лес. Еще немного и она впадет в жалость к самой себе, загорюет, что вот они такие, а она... Нет-нет-нет, только не жалость. Удобное, уютное чувство. Теплое. Опутывает. Убаюкивает. Поплачешь и уснешь. Заставляет нас оставаться там, где мы есть. Лучше злость. Холодная, как зимний ветер, швыряющий в лицо пригоршни колючего снега. Обжигающая душу злость. Заставляющая идти. Куда угодно. Главное, отсюда. Выйти из угла, из тупика, из себя. Люся почувствовала, как злость заполняет ее всю, распирает, давит изнутри в виски, бьется за грудиной — выпусти. Она согнула ногу в колене и со всей силы ударила назад каблуком, в окно за своей спиной. 
И отпрянула вместе с толпой от звенящего каскада стекла, рухнувшего на асфальт. 
Никто ничего не понял. Само вдруг разбилось. Люсю не заметили. Она ушла. Забрала свою куртку и пошла домой. 
Напраздновалась. Хватит.
 
— Я что, пристегнутым к тебе сидеть должен? Шпульки-ножницы тебе подавать? Нельзя же всю жизнь, взявшись за руки, ходить.
«Почему нельзя? Можно... Я бы ходила. С тобой, Егорша, я могла бы всю жизнь за руку ходить». Полупустой эскалатор спускал их в недра метро. Где-то внизу с нарастающим гулом двигался поезд. Раньше, стоя на ступеньках еле ползущей лестницы, они обычно целовались. Но сейчас Егорша стоял вполоборота к Люсе на ступеньку ниже. Черная резиновая лента ехала чуть медленнее лестницы, Егоршина рука постепенно приближалась. Люся накрыла ее ладошкой.
— Я вообще не понимаю, чего я оправдываться должен. Сидели, разговаривали про барбизонскую школу... Я с тобой что ли Барбизон обсуждать буду? Ты вообще-то знаешь из какой это оперы? Не удивлюсь, если ты думаешь, что индейцы на барбизонов в джунглях охотились.
— В пампасах... — очень тихо сказала Люся.
Так тихо, что он не расслышал.
— Что?
— В пампасах. Индейцы охотились в пампасах. На бизонов.
Егорова ладонь выскользнула из-под ее пальцев. Он злился на нее. И Люся думала уже, что зря затеяла этот разговор. Даже не разговор. Просто с равнодушным видом спросила. Правда, показное равнодушие далось ей не просто. Она готовила вопрос. Вертела в голове, выстраивала слова: «Что за потаскушка там с тобой сидела?» Нет лучше так: «Слушай, а это что за фря была?» В результате сказала просто: «Ты чего меня на дискотеке бросил?» И понеслось... Видимо, Егор тоже готовился к этому ее вопросу. Выстраивал линию защиты. Заранее. Неужели вину чувствовал? Значит не просто про неведомый ей Барбизон... Значит, было еще что-то между ним и этой «грациозной». Что-то невидимое, неощутимое, но уже существующее. Какие-то тоненькие, легонькие ниточки-паутинки. 
«Ой, девонька, ты сидела бы молчала...» — бабушкиным тоном сказала сама себе Люся. Ой, не надо было трогать... Вот же Егорша — с ней, позвал ее на концерт Кузьмина. Ее, не кого-то другого. Он же с ней. И ничего, что в груди застряла горячая лопата ревности. Можно вытерпеть. Все можно вытерпеть, если любишь. «А ведь ты меня любишь, Люсьена... Значит, все-таки я люблю? Егор... Егорша... Егорушка...» Он еще что-то говорил. Но она уже не слышала. Это не имело значения. «Люблю Егора Переверзева» — еле слышно шептало что-то у нее в голове. И оттуда потихоньку расплывалось во все стороны, наполняя ее всю: «Люблю Егора Переверзева», превращая ее, Люсю, в «люблю». Она прижала ладошку к его губам, все еще выговаривающим что-то обидное, злое.
— Прости, Егорша.
 
Его становилось все меньше в ее жизни. Она не попадала, не вписывалась в легкое студенческое времяпровождение. День на конвейере, вечер у Алефтины за машинкой. Она даже попросила у Алефтины разрешения дать Егорше ее номер телефона. Только выходные оставались Люсе, чтобы встретиться с ним. Но каждый раз это была компания. Поход куда-нибудь: на дискотеку в ЛДМ, в «Сайгон», на концерт в Рок-клуб или просто в киношку. Нет погоды или планов, так посиделки в общаге с гитарой и винцом. Вдвоем они почти не оставались. И хотя для окружающих она была девушкой Егора, все же это было не то. Не то, что раньше, когда они были совсем одни на свете. Совсем одни в коконе своей любви. Теперь Люся прекрасно понимала вьющуюся вокруг Миная Мэри. Вспоминая, как эта тоненькая девочка заглядывала в глаза своему кумиру, своему богу, средоточию ее вселенной, ища там ежеминутного одобрения своего собственного существования, Люся жалела ее. Нет, сама она так не делала, не спрашивала: «Да, Егор?», «Правда, Егор?» Может потому и не делала, что не хотела быть похожей на нее, не желала демонстрировать свою зависимость. 
Люся чувствовала, что зависит от него. Что вся неделя — это ожидание встречи. Просто тире между субботами. Если бы не надо ходить на работу, если бы не бесконечный поток контрафактных штанов, плывущий через ее руки, она бы просто закрыла глаза и спала бы от одной встречи с Егором до другой. Чтобы время проскакивало быстрее. Вот если бы и он так: выключался между их встречами. Чтобы не было у него жизни без Люси, жизни в которой она отсутствует, и на которую совсем не может повлиять. 
И еще она задумалась о том, что надо поступать. В ВУЗ поступать. Надо соответствовать. Она купила справочник «ВУЗы Ленинграда». Но это так, для общего развития. Поступать, конечно, надо в Репу, в Академию Художеств, или в Университет. На искусствоведа. Егор будет художником, а она искусствоведом. Он даже взяла в библиотеке в клубе книжки. Тоненькую — «Искусство в оковах» про абстракционистов, там еще фотка была, где художник по огромному листу таскает голую, перемазанную краской девицу, типа он так рисует ее портрет. И потолще — про Рериха. И у Манки взяла чего-то про скульпторов.
Иногда он не звонил ей на неделе, и в выходные она оставалась одна. Ну не идти же к нему в общагу, искать его, спрашивать. Искала уже один раз. Она боялась еще раз оказаться в такой ситуации, как на той дискотеке. Боялась прийти и не найти его в общежитии. Значит, он ушел куда-то без нее. Еще больше боялась найти его. С кем-то. «Мне интересно...» — кололо ее в сердце. «Ему интересно без меня». Тогда она шла к Алефтине и шила, шила — целыми днями шила эти осточертевшие портки. Но остановиться было нельзя; Манька Катерпиллер с жадностью заглатывала их одни за другими, выбрасывая Люсе вожделенные двадцатки. И рубеж был уже совсем рядом, счетчик отсчитывал, цифра на сберкнижке приближалась к заветной тысяче. Приближалась Люсина комната. И вот тогда... Тогда конец добровольному швейному рабству, а заодно и заводскому конвейеру с проводками и паяльником. Тогда, наконец, она сможет, как Маргарита, крикнуть: «Свободна! Свободна!» Тогда она сможет быть с Егором.
 
— Нет, в следующие выходные я занят. Пересечься не получится. И вообще...
Что «и вообще» Люсе объяснять было не нужно. Об этом они уже говорили: «Мы взрослые люди... Оставаться в моей комнате в общаге ты не хочешь. Хотя, чего такого. Парни же уйдут, я договорюсь. Не при всех же. У тебя негде. Ваша девичья светелка на троих — не вариант. И чё? Будем по улице, взявшись за руки ходить? Как пионеры...» Да, конечно. Не лето. Теперь негде. Но ведь это же не навсегда. Он же не знает. Надо сказать ему про комнату.
— Егорша, я комнату покупаю. Купила уже почти. Месяц остался.
Он обалдело посмотрел на нее:
— Чего?
Он даже остановился прямо посреди проезжей части. Вывалили из метро и переходили через Средний проспект, хотели сесть в мороженице кофейку попить. Не так уж поздно, еще открыто.  Забибикали машины, злобно нацелившись на них фарами. Люся схватила Егора за руку, потащила на ту сторону.
— Ну ты даешь, Люсьена... Это вы с Манькой, значит, замутили... А я думал ты просто на шмотки бабки зашибаешь, как умеешь. Во я дурак-то. В полный рост дурак.
Только что он был строг и отстранен: «Не получится... не пересечемся... у меня дела...» Понимай — не до тебя, детка. Ты — по боку, более важные вещи есть. Это он обижался, что Люся не хотела в его комнате на ночь оставаться. Думал, стыдится показать всем, что она с ним. Или просто не хочет. Конечно, обижался. Что же еще? Представить себе, что просто надоела Егору, что он пытается от нее отвязаться, она не могла. А теперь он сидит перед ней за столиком, улыбается смущенно: разве он мог предположить, что его девушка такая умница, что у нее скоро будет комната — у них будет комната. И они будут вместе. А потом он закончит свой институт и останется здесь, в Ленинграде с Люсей, навсегда.
— Ты у меня самая лучшая. Люсьена моя. Да, в следующую субботу будет квартирник. Майк... Гребень... Мы записывать будем. Пойдешь с нами? Круто будет, — он сделал вид, будто играет на гитаре, слегка тряхнул челкой и пропел негромко, — Сидя на белой полосе...
В этот вечер он не только довел Люсю до ее общаги, он поднялся к ней в комнату. Они сидели на койке и целовались. Не долго, до конца «гостевого» времени всего около часа. Но самозабвенно. Пользуясь отсутствием уехавших на выходные соседок.
Теперь Егорша частенько поджидал Люсю после смены у проходной. И если она ехала к Алефтине, просто провожал ее. А если она брала «выходной», весь вечер они проводили вместе: кино — последний ряд, кафе-мороженое или просто проход по набережным, если погода позволяла. Он дарил ей цветы, свои рисунки и кассеты с «Кино», «Аквариумом» и «Зоопарком». 
Люся была счастлива и верила, что счастье навсегда. Разве мы можем не верить тем, кого любим?
И такой счастливой въехала она, наконец, в комнату с видом на крышу кинотеатра «Колизей».







Новоселье

Дядя Семен улетел в Израиль к своему брату 29-го декабря. Ключ он отдал, проводившей его Маньке. Перевод ордера, развод, передача денег, все эти необходимые, но не особо интересные формальности произошли несколько раньше, не будем на них останавливаться. Тридцатого числа Люся вошла в свою квартиру. Идти туда одной было страшновато. Мало ли что, вдруг кто-то вздумает хипеж поднять. Поэтому она позвала Маню и Егоршу. Но все прошло тихо-мирно. На лестнице подруга отдала ей ключи:
— На, сама отпирай, хозяйка.
Открыв третью дверь в коммунальном коридоре, Люся охнула. Комната была совсем не похожа на ту, что она видела в прошлый раз. Где кровать с кованым изголовьем и ширма с огромными цветами и крохотными птичками? Где стол с пузатой вазой, похожей на приплюснутую амфору? Венские стулья, диванчик с высокой спинкой и слониками на деревянной резной верхушке этой самой спинки, где они все? Исчезли. Дядя Семен продал все, что мог, обратив в деньги свое прошлое. В комнате оставались лишь два предмета обстановки: заправленная солдатским серым одеялком раскладушка и желтый сервант с закругленными краями, такой же точно, как в ее собственном доме, бабушкин сервант. Совсем пустой. За его стеклом стояла лишь одна фарфоровая балеринка с поднятой вверх тонкой рукой. Вторая рука у нее была отбита. Видимо ни сервант, ни балеринка-калека никого не прельстили. Они достались Люсе. Ну и хорошо.
Сели прямо на полу, вытащили из сумки бутылку токая и штопор, и, откупорив, пустили по кругу: «С новосельем, Люсьена!»

***

Второе новоселье, или скорее, вселение, с перевозом вещей из общаги, с установкой своей верной машинки двадцать второго поколения, Люся устроила уже после Нового года, когда Егорша отбыл на каникулы. На этом «торжестве» присутствовала лишь Алефтина. Она прошлась по комнате, по периметру, проведя рукой по обоям с темными пятнами — памятью об ушедших шкафах и комодах — сказала:
— Вон как стены выгорели, давным-давно оклеивали. Долгую жизнь здесь прожили. Не поленись, Люся, переклей обои. Сдери все до стен, и наново оклей. Не донашивай чужое. Свое, новое начни. 
Алефтина прошлась по квартире, придирчиво поджимая губы, осмотрела кухню, ванную, заглянула даже в сортир. Вроде бы осталась довольна:
— Ладно. Сойдет.
На балкон выходить не стала, голова, мол, кружится, да и холодно.
— Ты бы его заклеила на зиму, дует, вон, как по полу. И окна тоже. Сквозняк. Простудишься.
Балкон Люся заклеивать не стала, а вот по поводу ремонта была со своей учительницей согласна: надо начинать жизнь в этой комнате с чистого листа. Будто не было здесь ничего до нее, ни счастливой жизни дядисёминого семейства, ни трагедии, разбившей вдребезги его судьбу. Ничего. Вычеркиваем. Теперь только Люсино счастье. Она и Егор, Егорша, Егорушка.
К ремонту она подошла серьезно. Выбирала обои. Не первые встречные. С потолка белила смыть и выровняв, покрасить водоэмульсионкой. Рамы покрасить, пожелтели и облупились местами. Что еще? Паркет! Прекрасный буковый паркет — маленькие плашечки уложены квадратиками — поистерся, только там, где стояла на вечном приколе мебель, оставались прямоугольники лака. Отциклевать и полачить заново! 
Да, большой фронт работ ты себе обозначила, девонька. А чего ж парня своего не дождалась? Вместе-то быстрей бы управились. Сюрприз хочешь ему сделать? Вот вернется Егорша с каникул, а тут настоящий дворец. Для вас двоих приготовлен. Так, Люся? 
Ремонт сблизил ее с соседями. Зря и боялась. Первым свои услуги Витек предложил. Только Люся в квартиру с рулонами обоев, он навстречу:
— ЗдороМво, Людок. Строишься? Давай подсоблю. Я, знаешь, на ремонтах собаку съел. Ага! Вот такенную, — развел руки, — настоящую баскервилю.
Потом и Иришка подтянулась:
— Чего ты одна-то колготишься, обои вдвоем клеить надо. Сейчас Дашку из садика заберу и к тебе.
Они словно обрадовались, что теперь с ними в квартире будет жить она, Люся. Чего, спрашивается? Сомнения развеяла бабка Лина, третья соседка. На поверку бабка оказалась отнюдь не божьим одуванчиком, как ее охарактеризовал Семён, а крепко сбитой бойкой теткой лет так шестидесяти с маленьким хвостиком. Она разгуливала по квартире в донельзя заношенном, потерявшем не только цвет, но и всякую память о нем, халатике. Зато на выход принаряжалась и красила морщину рта ярко красной помадой, такой, к какой привыкла полвека назад. И по телику, врубив звук на всю квартиру, гоняла она вовсе не фильмы, а оперы. У Люси было полное ощущение, что только их нынче и показывают.  С ней Люся делила плиту на кухне. И вот помешивая жиденькую овсянку в алюминиевой кастрюльке, та спросила:
— Сёмка-то не вернется?
Люся покачала головой.
— То есть теперь ты тут всегда жить будешь? — продолжала допрос бабка.
Люся кивнула.
— И прописка у тебя есть? И ордер на тебя?
— Да, я теперь тут хозяйка, — нельзя сказать, что вопросы бабкины были приятны, но что ж делать, имеет же она право знать, что у них в квартире происходит, поэтому набраться терпения и отвечать. 
— А ты ему кем приходишься?
— Родственница. 
Все, дальше любопытный бабкин нос не пускать.
Тут бабка Лина перекрестилась быстро-быстро, будто смахнула с лица паутинку:
— Ну и слава богу. Семён-то... Ой, устали мы от него. Уж больно нехорош он был последний год. Оно понятно, горе у человека. Да только он совсем с глузду съехал.
— Чего он? — не поняла Люся.
— Да рехнулся совсем. То ночью стучать в стены примется, дверь из комнаты найти не может, колотится, кричит: «Лена, пусти меня!», то в ванне уснет. Дашутка вышла носочки-платочки стирнуть, а он там. Свернулся калачиком и спит. Голый. Напугалась малаМя. То на кухне станет по шкафчикам шарить. Спросишь его, чего ищет-то. А он говорит, Ленка, мол, бутылку запрятала, не найти никак. Ленка... Покойница... — бабка опять перекрестилась, как от мухи отмахнулась. — Страшно с ним стало. Эти вон на работе, а я одна. Мало ль чего в его дырявую голову придет. 
Бабка, занимавшая первую от входной двери комнату, по паспорту была Радиолинией Михайловной. Но имя, данное ей ушибленными техническим прогрессом родителями, еще в молодости сократила до, как она считала, аристократического «Лина». Мужа у нее никогда не было, зато была дочь, жившая где-то на другом конце города и мать не навещавшая никогда. Лина Михайловна тоже потянулась к Люсе. Стала заходить иной раз. Пустая не приходила, хоть леденцов, а принесет на блюдечке. Но чаще с пирожками. Печь она ленилась, жарила на сковороде пирожки с картошкой или творогом, что подешевле. Но получалось вкусно. И войдя в квартиру, Люся с ходу чуяла запах пирожков, а значит, бабка Лина обязательно постучит к ней в комнату, напросится на чай и будет рассказывать про свою боевую молодость, прошедшую в кулуарах ленинградских театров. А еще про артистов, их жен, любовниц, склоки и скандалы. Намекать на свои романы с весьма знаменитыми особами. На то, что и дочь свою она родила от очень известного артиста. По ее рассказам получалось, что отцом девочки был то Евгений Лебедев, то Борис Бабочкин, а то и Андрей Мягков, которому в пятидесятом году, когда Лина родила свою дочь, было всего двенадцать. Люсе эти тонкости было не просчитать, она просто кивала головой, соглашаясь: Лебедев, так Лебедев, Мягков, так Мягков.  
Несмотря на свое прогрессивное имя и отнюдь не благостную молодость, была соседка особой набожной. По воскресеньям отправлялась в церковь, да не абы какую, ездила на троллейбусе в Лавру. Держала в комнате икону, как полагается в красном углу, но лампадку не зажигала, боялась пожара. На кухне над столом был у нее пришпилен к стене простой бумажный образок в ладонь размером. Кто был тот, давно засиженный мухами и потемневший от чада, святой, разглядеть не удавалось. Сама хозяйка считала его Святым Спиридоном, что не мешало ей иной раз обращаться к нему как к Христофору, а то и как к Святой Параскеве. Видимо, она думала, что кто бы не сидел на приеме, а ее посыл так или иначе дойдет в небесной канцелярии по назначению. Стоя возле плиты с ложкой, ножом или крышкой от кастрюльки в руке, бабка Лина иной раз что-то бормотала себе под нос, посматривая в закопченное бумажное окошечко, ведущее в Небеса. Возможно, тоже рассказывала про свои прошлые встречи в закулисье Ленинграда, благо, слушателем Спиридон или Христофор был отменным и никогда ее не перебивал.
Прошлое Радиолинии Люсю не интересовало. Ей было важно ее собственное, Люсино, будущее. Оно должно было наступить с минуты на минуту. Благодаря бескорыстной помощи Ирины и не бескорыстных, но не особо дорогих услуг ВитькаМ, ремонт был закончен. И Люся даже купила в новую свою комнату новый диван-книжку, маленький холодильник «Саратов», обеденный стол и пару стульев, деньги у нее остались от штанов, и отец прислал, как обещал, еще сто пятьдесят рэ. Всё! Можно начинать долгую и счастливую жизнь. Осталось только дождаться Егоршу.
 
Егорша приехал с мамой. С Капитолиной Игнатьевной, крупной дамой, затянутой в темно-коричневое платье и поверх — в искусственную под леопарда шубу. Дополняли Егоршину маму папаха из песца и высокие сапоги на манной каше. Именно такой она нарисовалась в дверном проеме Люсиной квартиры. Сзади стоял Егор с матерчатым синим чемоданом в руке. 
Неожиданно. А написать, позвонить, предупредить — не судьба? Но это же Егоршина мама! Приехала на недельку сына повидать и еще кой-какие дела сделать, — не в общежитие же ей, в комнату на четверых парней. 
Конечно, можно у Люси остановиться, не вопрос. И чаю с дороги попить. Нет, обеда у нее нет, она только что с работы пришла. Да, на заводе работает, на конвейере, телики паяет. Да, понимает, что обед — первое для здоровья дело, но вот не сподобилась приготовить сегодня. Завтра — обязательно. Да, хорошо, пусть Капитолина Игнатьевна прямо сейчас приготовит, а она Люся только продукты купит. Да, прямо сейчас сбегает в магазин, еще открыто. Да, как курицу выбирать, она знает. Хорошо, хлеб возьмет вчерашний, он полезней для пищеварения. И кефир на утро возьмет. Картошки она у Иришки, у соседки, попросит. Почему в два раза больше отдавать придется? Кто будет косо смотреть? Ира? Нет, простыни она не гладит. Зачем? Да, утюг у нее есть. Ну если... Да, хорошо, погладит. Вот ее место на кухне. Вот посуда. Почему плохо вымыта? Нормально, вроде. Зачем в комнате держать? Кто будет заглядывать в кастрюли? Есть чистое полотенце. Вот оно. Оно чистое. Нет, не кипятит белье. Нет! И не будет!
Очнулась Люся только в очереди за разливным подсолнечным маслом. Возле ног стояла нагруженная матерчатая кошелка. В руках — пустая бутылка. «Господи, что это было? Кавалерийский наскок? Взятие Бастилии парижскими коммунарами? Татаро-монгольское нашествие? Она, что, теперь тут у меня командовать будет: как питаться, как спать ложиться? Цусима! Караул! Спасайте меня все! Ну ладно... Всего-то недельку потерпеть. Потом она уедет. И мы, наконец, останемся с Егорушкой вдвоем».
Капитолина Игнатьевна обновила Люсин диван. Ей как раз в размер. Сама Люся пристроилась на уже привычной раскладушке, доставшейся ей от дяди Семёна. Укрылась новым клетчатым пледом, привезенным ей в подарок Егорошиной мамой. Кстати, Семён Борисович Блауфогель живо интересовал Капитолину Игнатьевну. Принципиально обращаясь к Люсе на «вы», она въедливо выспрашивала у нее про прошлую семейную жизнь. Каждый раз вопрос выскакивал совершенно неожиданно, как чертик на пружинке. И сколько Люся и даже Егор не повторяли маме, что не было никакой семейной жизни, а был классический фиктивный брак, та не успокаивалась. Покивав головой: «Да-да, конечно...» — она тут же задавала следующий каверзный вопрос. У Люси складывалось впечатление, что Капитолина Игнатьевна старается ее подловить на лжи, и как только это ей удастся, запрыгает, захлопав в ладоши: «Попалась, попалась!»
— Людочка, а почему ваш муж вам мебель не оставил? Разве порядочно не оставить жене обстановку?
Или еще:
— Людочка, а вы с родственниками вашего мужа хорошо были знакомы?
И самый, как сказали бы эти самые родственники, цимес:
— Людочка, а ваш муж вас с собой в Израиль не взял, потому что вы не еврейка? Он поэтому с вами развелся?
Через пару дней Люсе стало казаться, что Егоршина мама была здесь всегда и пребудет вечно. Она провела ревизию всего Люсиного барахлишка, разложила и развесила вещи «правильно и удобно». Как Люсе удобно, она знала лучше. Капитолина Игнатьевна милостиво кивала на приветствия соседей, но до разговоров с ними не опускалась. Молчаливой глыбой она возвышалась возле раковины, перемывая и вычищая до блеска Люсины кастрюльки-сковородки. Он притаранила из неизвестных далей выварку, огромный эмалированный бак зеленого цвета, и перекипятила в нем все постельное белье и полотенца. Она готовила обеды и заставляла Люсю и приходившего по вечерам Егора поедать их. Она была непререкаема и назидательна. Неутомима и неотвратима. Она переставила мебель в комнате. Потому что так правильно. У окна будет стоять мольберт. Она выговаривала с легким придыханием: «МольбЭрт». А швейная машинка? — «Ну что вы, Людочка, какая машинка, зачем? Она только место занимает. Кто сейчас шьет? Я во Фрунзенском универмаге прекрасные вещи видела. Лучше ее продать». Комнату надо перегородить шкафом. Второй диванчик поставить. Ну, мало ли, родственники приедут. Вот у Егора сестра, Лерочка, школу закончит...  Или ваши... И еще она учила Люсю жизни. После того, как отпускала накормленного сына обратно в общежитие.
— Вы же знаете, Людочка, для мужчины на первом месте всегда будет его работа. Вот ваш муж... Ах, да, вы говорили... Помню-помню... Вот мой муж, он руководит строительством, это большая ответственность и нервная нагрузка. Поэтому я всегда старалась освободить его от домашних проблем... Вам бы, Людочка, нужно больше заниматься домом. 
Она произносила «Дом» с пиететом, большая буква в начале слова была отчетливо слышна. И на Люсю посматривала кисло. Во взгляде этом Люся читала: «Неумеха ты, вот тебя твой Семён и бросил, поехал в свой Израиль, нормальную жену искать». 
— Когда вы с Егором поженитесь, вы будете приезжать в отпуск к нам. У нас дача, теплица, яблони, я научу вас закатывать на зиму овощи. Я делаю прекрасное лечо. Вы умеете делать лечо? Нет? Я так и думала.
Речь Капитолины Игнатьевны текла плавно, неостановимо, как стремящаяся к морю река. Она говорила и говорила. А руки ее при этом жили своей жизнью: они гладили простыни, одну за другой и складывали их в стопочку на табуретку, или штопали егоршин носок, в пятку была засунута перегоревшая лампочка, или вязали шарф. Работоспособность ее поражала Люсю. Она не останавливалась, шарниры крутились, сочленения двигались, агрегат работал. Работал и мерно урчал. Потом Капитолина Игнатьевна выдергивала себя из розетки и отключалась на Люсином диванчике. Утром агрегат включался, и все начиналось снова. 
Мать Егора была неизбывно глупа. Заносчива, самодовольна и глупа. Но опять же, ей-то, Люсе, какое дело. Мало ли дураков на свете? Все это можно было пропустить между пальцами, перетерпеть и забыть. Уедет же. Скоро уже. Четыре дня осталось... Три... Два... Обратный отсчет запущен. Она уедет, а Люся снова организует свою жизнь так, как ей хочется, и вещи переложит, и мебель переставит. Но вот Егор... Когда он был рядом со своей мамой, они становились похожи друг на друга. И Люся с удивлением замечала — его не раздражают ее слова, что соседи непременно будут заглядывать в ее кастрюли, а то еще и гадость какую туда сунут, поэтому, когда готовишь, нельзя уходить с кухни, что надо обязательно ходить в туалет со своим стульчаком, а в ванну вставать в резиновых тапках, потому что мало ли какие у них болезни, и ни в коем случае не оставлять полотенце на сушилке, кто-нибудь им вытрется, а выходя из комнаты, хоть даже на несколько минут, дверь надо запирать на замок. Это уже понятно почему: сразу унесут рояль. Вернешься из сортира, а в комнате пустота, только клочки мусора по полу как перекатиполе мотаются.  
Егор считал важным записывать каждый потраченный рубль. При этом тратить рубль, выданный ей на хозяйство, и записывать должна жена, а муж должен эти записи проверять. Муж должен зарабатывать, вращаться в сферах, общаться с правильными людьми, жена — сидеть дома, организовывать ему уют и комфорт. Принимать гостей, накрывать стол и поддерживать беседу. Если мужу надо выйти в свет, она должна соответствовать, стоять за плечом и улыбаться, говорить, когда позволено, отвечать, когда спрашивают. Но это потом, попозже, когда у Егора все наладится: работа, связи, заказы. А пока можешь, Людочка, поработать, деньги лишними не будут. И дети... С детьми торопиться не стоМит, сначала Егору надо на ноги встать, найти подходящее место... 
Люся вдруг поняла, что эти двое все уже решили. Пока она стремилась к какой-то романтической сказке, любви, счастью вдвоем, ее уже встроили в систему. Она видела единым целым себя и Егора. А оказывается, она — просто часть Егорова будущего. Его комфортного, «правильного» будущего. Она еще слово «жена» к себе даже не примерила, а они расписали на годы вперед: что ей делать, как и когда. И почему-то считали, что это и станет ее счастьем. 
Вообще-то ты, Люся, так и хотела. Хотела же? И комнату подготовила, превратила в «логово» вашей любви, и себя пыталась под Егора подтянуть, про абстракционистов читала, в институт намылилась. И представляла, как вы будете вместе, навсегда. Так чего же тебя так коробит, когда то же самое, только другими, более приземленными, словами говорят? Почему поездка в Таллин — счастье, а поездка на дачу с парниками — не счастье? Может быть потому, что в их варианте тебе никто не собирается ничего «давать»? Они хотят только «брать»? Использовать тебя? Или просто Капитолина Игнатьевна тебя раздражает? Ну так всего два дня осталось, и она сгинет, гугукнет паровозом и раствориться в сибирских просторах. А вы с Егоршей останетесь вдвоем.
 
Пришла Алефтина. У нее была сногсшибательная новость для Люси. Она нашла ей первую клиентку. Это была дочь одной из ее старых заказчиц, дама в возрасте элегантности, желавшая обладать костюмом в стиле Коко Шанель. Первая клиентка — это очень важно. Если ей угодишь, она не только может стать постоянной, она потащит за собой других, и тогда твоя клиентура начнет разрастаться как дерево. До того момента, когда можно будет сказать: «Довольно!» и начать потихоньку отказывать им, аккуратно, чтобы каждый отказ повышал твою значимость и твою стоимость. Алефтина решила обсудить это дело лично, не по телефону, и в субботу пришла к Люсе. Подготовят все вместе и пригласят клиентку на вечер. Чего тянуть-то. 
Это было что-то около полудня. Капитолина Игнатьевна как раз закончила стирку новых занавесок. Люся давеча купила красивенную материю, подрубила на машинке края, пришила ленту с петельками и только собралась повесить их на окно, как самозваная командирша завопила: «Ни в коем случае!» Мы, безусловно, утрируем. Ничего она не завопила, наоборот, с приклеенной ласковой улыбкой, забирая ткань из Люсиных рук, безапелляционно заявила:
— Что вы, Людочка! Разве можно вешать прямо из магазина! Бог знает, где лежали рулоны. Может быть, там черная плесень. Вы знаете, Людочка, ее ведь и не увидишь, и не унюхаешь, а она очень вредная. Надышишься — и все, рак легких! Я их постираю и выглажу с двух сторон.
Теперь занавески сохли на веревке в ванной, грустно капая с высоты. Только что пришел Егорша. Чмокнул Люсю в щечку в прихожей — «Как муж, вернувшийся с работы, походя, дежурно...» И тут же снова зателибомкал звонок на двери — «Кого еще несет?» Люся, побряцав старым, чуть ли не дореволюционным замком, отперла.
— Алефтина Петровна?! Проходите. Что-нибудь случилось?
Люся не ожидала, что Алефтина явится к ней без предупреждения. Могла бы и позвонить.
— Да, Люся, случилось... Не хотелось по телефону. Думаю, поеду. Ну не застану, так ладно, хоть по Невскому прогуляюсь. Не часто, знаешь, выбираюсь. А сегодня и день хорош, солнечный. Даром, что февраль, раньше еще говорили — лютень. Да какой там лютень, теплынь, на весну поворачивает.
Вываливая все это скороговоркой, старушка сунула Люсе в руки коробку с пирожными, наверняка из «Севера», стала расстегивать свое пальто. Лет тридцать назад это был самый шик. Приталенное, с широким поясом, большой воротник с седым каракулем. Если честно, Люся бы и сама такое поносила с большим задором. Все возвращается.
— Да случилось-то что, Алефтина Петровна?
И уже пристроив пальтишко на крючок и повернувшись с улыбкой, Алефтина ответила:
— Я тебе заказчицу нашла.
И выдержала значительную паузу, чтобы девочка осознала: эта фраза способна поменять всю ее жизнь. Поменять в лучшую сторону. 
Прошли в комнату. Люся представила Алефтине Егора и его мать. Молодой человек поднялся с дивана, куда успел завалиться, закинув длинные ноги на подлокотник. Капитолина Игнатьевна источала радостное внимание, она не переставала улыбаться, как будто была послана от профкома встречать иностранную делегацию, и от выражения лица зависело, как минимум, ее собственное будущее и, как максимум — будущее всей страны. Так, не стирая улыбки, она метнулась на кухню за чайником, расставила на столе чашки и в середину пристроила на тарелочке Алефтинины пирожные. И как обычно, стрекотала без пауз:
— Присаживайтесь, присаживайтесь, Алефтина Петровна. Я так рада с вами познакомиться. Это хорошо, что у Людочки есть такая... э-э-э... такой надежный товарищ. А то знаете, сейчас девушки... Особенно, когда уезжают из дома... Егор, пододвинь Алефтине э-э-э... Ивановне стул, ей же тяжело стоять. Молодежь сейчас такая ветреная, хорошо, что есть кому подсказать... э-э-э... направить... Вот я все время говорю Людочке... А где вы пирожные брали? В «Севере»? Надо же, такое место знаменитое, и такие э-э-э... скромные пирожные. У нас рядом с домом кулинария, там от хлебокомбината пирожные, они и больше, и такие, знаете, красивые. А тут простые корзиночки с грибочками. Ерунда какая. Наверное, самые дешевые у них. Да, разве на пенсию можно позволить себе что-нибудь... Я с ужасом думаю, как мы будем жить, когда выйдем на пенсию. Но у нас есть дача, мы не будем голодать. Мой муж, он построил настоящий дом, не то что у соседей — халупы, у нас и погреб большой, мы и картошку... и я овощи... Егор, отрежь мне половинку. Вы знаете, я стараюсь много сладкого не есть. В нашем возрасте... Ну вы меня понимаете, Алефтина э-э-э... Павловна.
Она тарахтела и тарахтела. Она была даже не в состоянии запомнить Алефтинино отчество, хотя Люся каждый раз ей подсказывала. Но разве для нее это было важно? Нечего и голову засорять. Она даже не замечала, что каждым словом оскорбляет и Люсю, хозяйку дома, и ее гостью. Капитолина Игнатьевна говорила гадости, но искренне, от всего сердца.
И конечно, никакого разговора про заказчицу не получилось.
— Ну что вы, Людочка, зачем вам это. От тряпок столько пыли. Такая, знаете, мелкая труха. Она забивает легкие. А у Егора на пыль аллергия... У него в детстве была астма. И вообще, машинка только место занимает. Здесь бы хорошо встал второй диван или кресло кровать. И столик журнальный сюда переставить. Это будет правильно.
Люся удивленно подняла бровь, чего-то никакой аллергии у него летом не было, когда он целыми днями валялся в Манькиной комнате под жужжание швейной машинки. Егорша сохранял невозмутимое выражение лица, будто и не о нем речь. Алефтина поджимала губы, сидела за столом, сложив руки на коленях, к чаю и своим любимым корзиночкам даже не притронулась, молчала, ну ясно дело, была недовольна. Люся заглядывала ей в лицо, извинялась глазами. Алефтина похлопала ее по коленке:
— Спасибо за чай, Люсенька. Пойду я.
Люся подхватилась:
—Я провожу.
И уже в прихожей чуть ли не шепотом, прижав руки к груди:
— Алефтина Петровна, она в понедельник уедет, утром. Давайте, я завтра к вам приеду, мы все обсудим, а на вечер понедельника заказчицу пригласим. И вы эту не слушайте, она дура набитая, тут уж ничего поправить нельзя.
— Ничего-ничего, я понимаю, и своих родителей не выбирают, и родителей тех, кого любишь. Приходи завтра.
Алефтина ушла, а Люся постояла еще около закрытой двери в прихожей. Какие-то у Алефтины глаза были нехорошие, вроде как она жалела ее, Люсю. У бабушки похожий взгляд был, когда ночью ей сберкнижку отдавала и учила, как от мамы ее спрятать. А за что она могла Люсю пожалеть? За глупую Капитолину? Так Люсе с ней не жить. И ни на какую дачу с парниками и банками она не поедет. Ни ногой. Спасибо, что заранее предупредили. В гости к будущим родственникам – ни за что! И на Егоршу Алефтина нехорошо смотрела: глаза сузив по-кошачьи. Так она на откровенную халтуру смотрела тогда, на приснопамятных курсах кройки и шитья. На халтуру и на халтурщицу. Не уважая, смотрела. Что она в нем, в Егоре, высмотрела?
Она поплелась к себе. Протянула руку к приоткрытой створке и застыла — из-за двери доносился голос Капитолины Игнатьевны:
— ...и нечего эту старуху к дому приваживать. Так и зыркает глазами туда-сюда. Скажешь своей, чтоб не приглашала. Да еще каких-то заказчиц в дом приводить собралась. Незачем. Будут тут болтаться, проходной двор из дома устраивать. А то может еще и заказчики объявятся, будут мужики в дом шастать. А Лерка поступать приедет? При мужиках тут девочке жить?
— Не, мам, Лерку только на абитуру, потом пусть в общагу катит. Все живут, и она выживет. Мне еще сестрицы под ногами не хватало, — это уже Егорша. 
Наверное, опять на диване валяется. Он как приходит сразу укладывается. По голосу, ленивому, тягучему, слышно, что удобно ему на Люсином диване лежать.
— Ну все равно, от машинки избавиться надо. Может ее сломать потихоньку, вроде как сама испортилась?
— Не надо. Я, мам, ей скажу, она машинку продаст.
— А если не послушается?
— Да ну, послушается. Она меня любит. Мне самому эта дурацкая машина осточертела. Будет тут целыми днями сидеть — строчить, глаза мозолить. Пусть лучше на свой завод ходит.
Потом некоторое время раздавалось только шуршание и клацанье холодильника, Капитолина Игнатьевна накрывала на стол.
— Егор, сходи, посмотри, чего они там так долго шушукаются. Чего эта кошелка не уберется никак. На вот, суп возьми, разогреешь заодно.
Скрипнул диван, Егор свесил ноги, прошаркали тапки. Люся, до этой секунды стоявшая замороженной статуей, отдернула ладошку от дверной ручки и рванула на кухню. Не могла же она столкнуться с Егором в дверях. Она метнулась к раковине, судорожно схватила какую-то чашку, кажется, Иришкину, и сунула ее под струю.
— А, посуду моешь... — Егор поставил кастрюлю борща на плиту, чиркнул спичкой, — Хозяюшка моя.
Он подошел к Люсе сзади, обнял, утопив в ладонях ее грудки, дунул ей в ямку на шее, короткие волосы взлетели каштановым крылышком. Потерся щекой о ее затылок. Она всегда млела, таяла от такой ласки, но сейчас сквозь сковавшую ее ледяную корку было не пробиться. Теперь ему уже никогда к ней не пробиться. Она не пустит. Не допустит. 
Это хорошо, что она заледенела. Надо еще изнутри нарастить скорлупу. Крепкую. Не впускать его внутрь. Никого не впускать.
— Пойдем уже, Люсьена, мама на стол накрыла. Сейчас пообедаем, потом пошли погуляем? Не все же дома сидеть. Может в киношку, а? Что там у нас в «Колизее»?
Он говорил и мял ее своими умелыми чуткими пальцами, лепил из нее то, что хотел, разворачивал к себе, целуя то за ушком, то в шею, то в тонкую ключицу в вороте рубашки. Сопротивляться было трудно.
— Ну пойдем.
Она пропустила Егора вперед и встала, прижавшись спиной к закрытой двери.
— Убирайтесь.
Хотела громко и четко. Но получилось тихо. Капитолина Игнатьевна, не расслышав за звоном ложек, переспросила:
— Что? Что вы сказали, Людочка?
— Убирайтесь! — теперь так, как хотела, громко. — Немедленно убирайтесь вон из моего дома! Оба!
«Из моего» — это была опорная точка. «Это мой дом, мой и только мой, мне решать, кого сюда приглашать». Она видела, как затвердело лицо Егора, значит он понял. И он тут же подтвердил:
— Подслушивать не хорошо. Тебе никто этого не говорил, Люсьена?
— Не хорошо, — кивнула Люся, — зато полезно. Убирайтесь.
Капитолина Игнатьевна соображала медленно:
— Погодите, Людочка. А как же обед? Борщ?
Люся представила, как они мирно садятся за столом, будто ничего не было: «Передать вам хлеб, Капитолина Игнатьевна?» — «Благодарю вас, Людочка». — «Егорушка, проложи маме салатика, он такой вкусный. Вы прекрасно готовите, Капитолина Игнатьевна». Потом Люся встает и, гаркнув во все горло «Вон!», пинками гонит их прочь из дома, а они убегают, теряя какие-то мелкие шмотки, устилая свой путь носками, тюбиками зубной пасты, маникюрными ножницами и носовыми платками. Стало смешно. Она улыбнулась, кривовато, правда, вышло:
— В банку перелейте. По дороге похлебаете.
Они собрались очень быстро. Люся так и простояла у двери, чуть сдвинувшись в сторону от проема. Клацнул замок, захлопнулась входная дверь. Они ушли. С синим матерчатым чемоданом, подаренным Люсе пледом и трехлитровой банкой борща.
Потом она переставляла мебель. Одна тянула тяжелый стол с машинкой из угла к окну. Подсунула под ножки мокрые тряпки и тянула. Это от бабушки. Та тоже переставляла периодически мебель в своей комнате: комод на место книжного шкафа, шкаф на место серванта. «Надо что-то менять в жизни, хоть мебель переставить или подстричься», — говорила бабушка, затеяв очередную перестановку. Но даже на тряпках, стол упирался, тащить его было трудно. И диван тоже словно врос в пол. Люся воевала со ставшей враждебной мебелью и тихо плакала, смахивала с глаз слезы, вытирала мокрую ладошку о рубашку. Она знала, что плачет из-за Егора, из-за того, что любовь ее вот так вдруг умерла, будто выпала из окна и разбилась. На острые холодные осколки. Но перед собой делала вид, что плачет из-за этих чертовых тяжелых гробов, которые прямо сейчас необходимо переставить. Необходимо. Чтобы жизнь стронулась с мертвой точки и пошла дальше. Пусть не так радостно, как раньше. Пусть не вприпрыжку. Пусть ковыляя. Но чтобы пошла. Чтобы не остаться навсегда в этой точке. Над осколками, что резали ей руки, резали душу.
А потом позвонила Алефтине: «Приглашайте свою заказчицу и приезжайте. Да, сегодня, сейчас. Я готова... А, они уехали... Оба... Да, будем строить костюм».







Каникулы в Тотьме

Быстренько подмахнем два следующих года. А ладно, давайте уж все пять. Нет, не потому, что ничего важного в Люсиной жизни не произошло. Наоборот, очень даже произошло. И много. С завода она уволилась и, как решила, поступила в институт. Правда, совсем не на искусствоведение. На искусство у нее с некоторых пор появилась аллергия. Люся подалась в институт легкой промышленности, легонькой такой промышленности, как говорили герои рязановской комедии — в «Тряпку». Если уж решила шить, поставив это ремесло на первое место, так и поступать надо в профильный. Верно? Верно. А шить она продолжала. С той первой заказчицы, пожелавшей облачиться в костюмчик а-ля Шанель, и пошло. 
Чтобы не осрамиться перед дамой, Люся, сняв мерки, понеслась в библиотеку. Заказчица знала, что хочет видеть на своем теле, а Люся нет. Она сидела в зале и листала журналы мод, болгарские, гэдээровские, венгерские, других не было. Что такое стиль «шанель» из них понять было сложно. Тогда она спросила, есть ли книжки про саму Шанель. В библиотеке заводского клуба таких не нашлось. Поход в районную библиотеку — пусто. Библиотекарша, похожая на Черепаху Тортиллу, с очками шире плеч, посоветовала пойти в Маяковку. И там, наконец, Люся нашла искомое — книгу, толстую, с массой фотографий и самой мадам Шанель, и манекенщиц в платьях и костюмах, на подиуме и в студии. Книга была на французском языке, но это не важно, представление о стиле Люся составила по картинкам. И кстати, именно тогда поняла, что надо учиться. Расширять кругозор. Потому что без этого никакой она не мастер, не портниха, так — швея-мотористка, не более.
С Манькой она почти не виделась. Та готовила дипломный проект, целыми днями пропадая в мастерской. Ваяла что-то эпическое под названием «Заре навстречу». На вопрос: «Это про что?», сдвинув брови, пропела баском: «Комсомольцы, добровольцы...» и добавила: «Беспроигрышный вариант, а мне, штык из носа, красный диплом нужен». Потом Люся сдавала вступительные, и за это время подруга куда-то пропала окончательно. 
Объявилась Манька Катерпиллер через год, в самом начале лета. Звякнула по телефону: «Слушай, Люська, я зайду? А на пару-тройку дней пустишь?»
Манька улетала в Израиль к дяде Семёну. Этот год она провела очень плодотворно. Как настоящий катерпиллер, рыла без остановки. Теперь уже не на ниве стяжательства, накопленная за студенческие годы кубышка была вполне достойной. Теперь, сидя в своем Свердловске, Маня работала. Она бралась за любой заказ. Да-да, те самые бюсты классиков для районных библиотек, про которые сама столь пренебрежительно отзывалась. И еще что-то подобное. Она победила в каком-то конкурсе, а в другом заняла второе место. Получила благоприятные отзывы от старших коллег, которых сама ни в грош не ставила: «Старые пердуны, мастодонты этого хренова соцреализма, про который в нормальном мире и не слыхали». О ней писали в местной газете, и даже в «Известиях» проскользнула «Мария Богина» в статье про «наши молодые таланты». Все вырезки Манька хранила. Тоже капитал, какое-никакое, а имя. (Она говорила: «Вымя» и припевала, фальшивя: «Что в вымени тебе моем?»)
Все, хватит терять время, молодым талантом долго не пробудешь, хрена лысого, как она всегда говорила. Надо валить отседова, из этой убогой страны. Валить на гребне успеха. Да, предъявить нормальному миру пока особо нечего. В Америке эти ее вырезки только для одного годны, сами знаете для чего. Но вот в Израиле, где все, можно сказать, наши люди, фамилии этих самых мастодонтов, хваливших Маньку, что-то да значат. Поэтому Израиль — первая остановка. Раскрутить собственное имя и двигать дальше на свет факела Свободы.
Такой у Маньки был план, и в его победоносности она была абсолютно уверена.
Люся проводила подругу на самолет, и они расстались, пообещав друг другу писать, и думая, что расстаются навсегда.
Поступив в институт, Люся наладила отношения с матерью. Теперь той не зазорно было похвастаться дочерью, живущей в Ленинграде и учащейся в ВУЗе. На первые свои каникулы зимой она поехала домой. И все было хорошо, тот давнишний скандал, казалось, был забыт всеми. Сестры радовались ей. Рассказывали про всех с ихнего двора, кто где работает, кто учится, кто женился, кто уехал. Мама выходила с ней прогуляться и, раскланиваясь со знакомыми, говорила: 
— Здравствуйте, а мы вот с Люсенькой гуляем. Да, она у меня молодец, учится на технолога в институте. Да, два года поработала, надо же профессию с азов узнать, это очень правильно. Мы так решили. И с рабочим стажем поступать легче. Комнату получила. Ну кому же и давать, как не передовикам производства.
В маминых словах слышалось Люсе эхо Капитолины Игнатьевны, но она старалась не обращать на это внимания. Стояла рядом и улыбалась: комнату ей дали, и работала она целых два года, чтоб будущую профессию постичь, ага, конечно. Если маме удобнее в выдуманном ею самой мире, то и пусть. Но все-таки немного коробило, вот эта «правильность», без которой никак нельзя, коробила. Больше всех, конечно радовалась бабушка. Тому что Люся опять приезжает, тому, что Тома довольна своей дочерью. Тому, что в доме, как она говорила: «Ладно и хорошо».
 
На следующий год, в восемьдесят седьмом, Люсина сестра Эля поехала в Ленинград поступать на исторический, и не куда-нибудь, а в Университет. Поехала, разумеется, с мамой, разве Тома могла отпустить дочь без личного сопровождения. Негативный опыт у нее был, одну уже отпустила. Всего три с половиной часа на автобусе, а дочь укатила в другую реальность, и сколько времени понадобилось, чтобы все худо-бедно устаканилось, встало на верные рельсы. С Элей такой номер не пройдет. Взять за руку — факультет, приемная комиссия, общежитие. Быть уверенной в том, что дочь именно там, где должна быть, а не на каком-то заводе, черт знает в какой дыре.
С Элькиным поступлением такой коленкор вышел! Люся даже до конца не поняла. Она-то сама как раз из Ленинграда приехала — каникулы – думала, недельку побудет, потом, может, на юг съездит. В Гурзуф очень хотелось, городок красивый, море, солнце, арбузы, виноград. Тут как раз Эля с мамой и поехали документы подавать. Вот вчера уехали рано утром, чтоб побольше там в городе успеть, а сегодня уже вернулись. И, судя по времени, тоже чуть ли не на первом автобусе. Бежали, теряя тапки, как говорится. Чего случилось-то? Из маминых эмоциональных всплесков понять что-то трудно было: «Серьезный ВУЗ — и такой бардак!.. Как я могу там девочку оставить!.. Не общежитие, а притон!.. Вламываются в комнату посреди ночи!..» Элька замкнулась, только отмахивается: «Да ну, ничего не случилось, просто общежитие очень плохое, грязь, тараканы... Мебели почти нет, все какое-то покоцаное. Кровати такие, знаешь, железные, с сетками. Ляжешь, попа на полу, спать невозможно. Я лучше дома буду. В Пед пойду». Общага, кстати, была совсем рядом с тем самым заводом, на котором Люся два года паяла телики. Именно оттуда бегали студенты обедать в их заводскую столовку. По Элькиному лицу видно, переживает, что мать ее обратно домой притащила. Даже плакала ночью. Тихонечко, чтоб никто не услышал. Да как не услышишь, если в одной комнате спишь. 
Теперь уже ее утешала в темноте бабушка. Шептала, что и хорошо, что девочка дома останется, все, мол пройдет, стечет водой в море . Вот поступит, поучится, а там, кто знает, может и в Ленинград уедет. Переведется, или как это называется. Так ведь делается, правда? Элька сопела, сморкалась, гундосила что-то в ответ. Люся делала вид, что спит. 
Хотела, ой как хотела Эля в Ленинград. Сама говорила. У нее ведь Ленинград с языка не слезал. Мечтала о нем. Вот Люся тоже мечтала в театральном учиться, а оказалась в результате совсем в другом углу, но хоть в нем, в этом самом лучшем на свете городе. А сестрица — мимо. Жалко ее. Люся предложила:
— Мам, пусть Элька у меня живет. Если общага такая страшная. У меня-то не страшно.
Но мать уперлась:
— В коммуналке? На общей кухне? С одним горшком на всех? Да у тебя там еще этот... Ну как его, ну пьяница ваш, как его? Еще приставать начнет.
— Витек? Дак он не буйный. 
— Нет! Коммуналка не рассматривается!
Можно подумать, в общаге у каждого своя кухня и свой горшок. И не пьют там ни разу. Но логику в маминых словах искать все равно что изюм в сыре или звезды в луже. Знать, не судьба девке в Ленинграде учиться. 
В качестве утешительного приза предложила Люся захватить сестер с собой в Крым. Но и этого мама не позволила. Куда? Молодые девчонки, вчерашние школьницы, без взрослых? Это опасно! Да ты понимаешь, что может случиться? Все, что угодно! Украдут, утонут, в горах заблудятся, со скалы сорвутся... Ну, как хотите. И Люся поехала одна. Не в Гурзуф, правда, в Анапу, да какая разница, море, оно везде море. Ее-то не украдут, она не утонет, не заблудится, не сорвется. Ей мать ничего запретить не может. Уже и не пытается.
 
Дальше, дальше. Галопом через студенческие годы. Ну училась и училась... Мы все учились понемногу. Чего там вспоминать. Вот разве что об этом: на защите диплома Люся на пару со Славочкой Сумароковым произвели настоящий фурор. Институтское руководство как раз повадилось на дипломные показы иностранных модельеров приглашать. У нас теперь новая страна, все-таки, открытая. Перестройка, гласность, Горбачев. Никаких вам железных занавесов и берлинских стен, мы теперь всех любим, всех к себе зовем. Пусть приезжают.  Пусть посмотрят на подрастающие таланты, слово доброе скажут, напутствие. Такая путевка в жизнь для молодых модельеров. Вот они со Славочкой эту путевку и выиграли. 
Сумароков, он такой кукляшный паренек был, тоненький, худенький, светлые волосы до плеч, ресницы опахалами – махнет, сквознячок чувствуешь. Говорили, он голубой до синего, с фиолетовым проблеском. Про то Люсе неизвестно, а вот что был Славочка манерным и рафинированным хлопчиком только с виду, она поняла быстро. За манерностью и кукольными глазками скрывался жесткий характер, упертый. Славочка мог сутками работать. И ее заставлял. Мог среди ночи позвонить — всю коммуналку Люсину перебудить. Зачем? А затем, что ему вдруг новая, абсолютно гениальная идея в голову пришла по поводу хлястиков на тренчах или пуговиц на брюках. Вот сейчас сидел за машинкой («Да, прямо сейчас. Сколько? Третий час? Ох, прости, подруга, я не заметил») и осенило. И еще в их группе только он умел руками шить. Ну кроме Люси, само собой. Не рассуждать о фасонах, крое и тэ пэ, а взять и на машинке этот самый фасон сварганить. Он к ней еще на втором курсе подошел. Давай, говорит, подруга, с тобой тандемчик устроим. Мы их всех порвем. Если объединимся. И Сен-Лораном ей в нос ткнул: маэстро сам тряпки отшивал, не стеснялся. А в Эрмитаже не так давно выставка его прошла. Тогда весь город балдел: Сен-Лоран в Эрмитаже. Очередь на вход стояла. Славочка ее на эту выставку раз восемь таскал, у него какое-то знакомство там водилось, оно их пропускало через другой вход, служебный, с набережной, там, где Старый Эрмитаж.
Они тогда джинсовую коллекцию выставили. По всей общаге сношенных штанов, драных, вытертых, которых уже не жалко, насобирали. Распороли на кусочки. Кое-где еще краски из баллончика плеснули, золотой. И с кружевом вологодским, коклюшечным, да с павлопосадскими платками шерстяными все это перемешали. Ничего такой коктейльчик получился. В качестве обязательной вишенки или оливки — чуток меха. Старую, бабкину еще шубейку из крота, крашенного под леопарда, Славочка приволок. Расчекрыжили — и в дело. 
В тот год как раз французы заявились из Монте-Карло, те что международный конкурс денима Jеansation проводят. Совпало. Вот они от их коллекции прямо на уши встали: «Госпожа Блауфогель... Господин Сумароков... Приглашаем... Возможность стажировки...» 
— Прикинь, Славочка. Все — еще товарищи, а я — уже госпожа!
Ребятишки уши поразвесили — вот оно счастье. Но тупые французы оформили приглашение на институт. И вместо их джинсовой коллекции (показать) поехали тетки из ректората (посмотреть). «А мы?» — «А вы успеете еще». Так что к заветному диплому и напутственным словам прилагался еще и щелчок по носу от альмаматери. 

***

Но это ладно все. Через полгода уже и страна переменилась. И Люсина жизнь вместе с ней. А мы отмотаем полтора года назад. Зима предпоследнего четвертого курса. Сессия сдана. Каникулы. Люся решила поехать в Тотьму, родной бабушкин город. Город полный высоких белых церквей и бабушкиных воспоминаний.

  Вот так. Решила и поехала. Сначала поездом до Вологды, а оттуда четыре часа надо на автобусе. В Вологде пошла с железнодорожного на автовокзал, думала сразу и уедет, ан нет, рейс только через три часа, и билетов еще не продают, касса за полчаса до отхода автобуса откроется. Сумку на плечо, и пошла по городу гулять.  Пожитки в сумке не великие, тряпочки по мелочи, допсвитер на случай полярных холодов, и фотик "Смена-символ" ("Рук не оттянет"). А день дивный и простой, как детский рисунок — небо голубое, солнце желтое, снег белый, от черных деревьев на снегу синие тени.
   Люся вышла к реке. Бабушка рассказывала, дом их в войну стоял боком к набережной возле пристани, напротив него еще один такой же, бревенчатый двухэтажный барак, и третий — в глубине двора лицом к набережной, замыкая пространство двора. За бараками были отхожие места и дровяные сараи. Она не рассчитывала, что они там стоят до сих пор, больше сорока лет прошло. Но вот пристань, а вот напротив через проезжую часть — три черных бревенчатых дома, два правда уже пустых, вымороченных, а в третьем, том, что в глубине двора, видно, что люди живут, занавесочки, и на веревке перед входом заиндевевшее белье. Люся вытащила фотоаппарат из сумки, стала ходить по пустому двору, по скрипучему снегу от распахнутой двери барака к голым ("оголтелым?") растопырившим ветки кустам, выбирая ракурс получше, пленок у нее было всего две, кадры надо беречь. Вдруг из-за жилого еще дома вышел какой-то дед. Ушанка, видавшая многие виды, овчинная жилетка на серый самовязанный свитер, какие-то неимоверной широты портки, заправленные в высокие белые валенки, живописный такой дедок. Но суровый. Сразу, ссупившись, подступил к ней:
— Ты кто такая, чего здесь ходишь?
"Ишь, заслуженный вахтер Советского Союза, око бдящее,"— подумала Люся не ласково, но улыбка — лучший щит, это мы помним. И широко, и радостно как старому другу улыбаясь, она шагнула навстречу старику:
— Тут у меня дедушка с бабушкой в войну жили и мама маленькая, вот в этом доме, — махнула рукой вправо.
— Это кто ж такие?
— Шутрины. Сергей Алексеевич и Юлия Константиновна. И Тома.
Дед помолчал, разглядывая Люсю со всех сторон, кивнул сам себе, приняв, видно, какое-то свое внутреннее решение, и вдруг сказал:
— Сергей Лексеич — это мой крестный.
"Ерунда какая-то, — Люся не поверила, — тебе, дедка, за шестьдесят уже, это кто ж тебя лба здорового десятилетнего или больше даже крестил тогда перед войной или в войну. Врешь, поди, или бредишь."
   А дед как-то весь разгладился что ли, перестал брови супить и уже приветливо так говорит ей:
— Меня Константин Егорыч звать. Пацаном был, знамо дело, Костиком звали. Костик, Костик, приходи в гости, дядя Сережа всё так говорил. Ты, девонька, не думай чего, пойдем-ка, я тебя чайком угощу, дочка моя щас быстро нам чёнить сообразит.
И уже развернувшись к окошкам с занавесочками, закричал:
— Серафима, знамо дело, чайник ставь, гость у нас!
— Да не, я пойду, мне на автобус, мне ехать еще далеко сегодня, — Люся пыталась отговориться, но ей самой любопытно было: «Вот ведь надо же, и дом стоит, и люди тут еще живут, и дед вот этот, кажется, наших знал. Ну крестник он там дедушке моему или не крестник, да какая разница, разберемся». И, увлекаемая неожиданно крепкой, вовсе не старческой рукой, она уже топала к деревянному крылечку.
     И вот Люся сидит за деревянным столом, крашеным, белым, явно самодельным, рядом с настоящей русской печью в комнате или кухне, и не разберешь, держит обеими руками большую, чуть щербатую кружку с чаем, дует на него, макает в него сухарик. Возле плиты суетится высокая худая тетка в застиранном фланелевом халате с некогда красными, а ныне поблекшими то ли райскими птицами, то ли петухами и совершенно невообразимой, вытертого бархата, кофте, не кофте. " В кацавейке, — подумала Люся. — Это точно должна быть кацавейка". Дед, совсем уже благостный, пьет чай вприкуску из граненого стакана в почернелом от времени подстаканнике. И видно — все в этом доме старое, давнее, но крепкое и вполне надежное, и мебель, сделанная какой-нибудь давно канувшей в лету артелью, табуретки да шкафчики, стол да громадный гардероб в углу, и одежда старика и мосластой его дочери Серафимы. Одежду такую могли носить люди в какую хочешь эпоху, хоть при Брежневе, хоть при Сталине, хоть при военном коммунизме или царе Горохе. Посуда не обновлялась лет тридцать, а фарфоровые фигурки, гончая, свинья и птичка на буфете, те вообще были явно довоенными. Сидит Люся, слушает дедову повесть, даже про чай забыла, держит кружку в руках и слушает.
— Вот, девонька, как война началась, мужикам на фронт дорога, а бабам, матерям нашим, знамо дело, на работы. У нас тут в Вологде склады были большие, там и зерно, и солонина, и шоколад, и тушенка мериканские, по ландизу полученные, хранились. Баржи по реке приходили, это все богачество на склад выгружали, а потом на фронт, и куда там еще надо было, отправляли. Вот с нашего двора почти все бабы на пристани да на складе работали. А дед твой, Сергей Лексеич, дядя Сережа, значит, он, знамо дело, в пароходстве служил инженером, да.
— Я знаю, мне бабушка рассказывала. Его всю навигацию дома не бывало, заедет на неделю и обратно на свой корабли. А она как раз на складе на таком и работала.
— Во, верно. Да ты слушай, не перебивай, а то забуду, про что и говорю. Пароходы токо, не корабли, пароходы. Это, знамо дело, весной сорок второго было. Пришла баржа с зерном, все бабы ушли теи мешки разгружать на пристань. А детей куда девать? Тогда ни садов, ни ясель у нас тут не работало, позже уже открыли. А может, воскресник объявили, не помню. У нас во дворе договорено было, что дети малые у нас тут вот, в нашей квартире, собираются и сидят, а я над ними набольший начальник. Мне тогда тринадцатый год шел, взрослый почти. Я и накормлю их, и портки, знамо дело, кому надо сменю, и поиграю, чтоб не плакали, а то и песню спою. В общем и целом, и нянька, и командир. А в команде моей пятеро, старшему Лешику шесть, а самому меньшому Витюшке и года нет, я его из бутылочки кашкой-размазней кормил. Еще Сашок, Леночка и Томка, мамка твоя, значит. Теим по четыре-пять лет было, как-то так. Вот, значит, вся эта шантрапа голопузая тут гомонит, туда-сюда, то с печки, то на печку лазит, это у них такая игра была, Царь горы называется. Ты и не знаешь, поди?
— Почему не знаю, знаю. Это кто первый на гору влезет.
— Ну да. А я вот тут сижу, на полу аккурат под печкой, и мальца на руках держу, прилаживаюсь его кормить. Вот тут Томка-то на печь и полезла, да каким-то манером ногой топор с печи сковырнула. А он возьми да обухом-то мне на голову и брякнулся. Я с катушек — и дальше ничего не помню. Дальше матка рассказывала. Я, вот видишь, сижу тут живой, а если б тот топор на малого Витюшку свалился, убил бы пацана, знамо дело.
   Дед встал, вышел за дверь в прихожую ("Нет, не в прихожую, в сени, он вышел в сени"), вернулся оттуда со старым топором в руке. Протянул его Люсе. Рукоять топора была новая, а сам он, с заржавленным обухом и выщербленным с одного краю лезвием, точно был старым, очень старым, но рабочим, по-прежнему нужным в хозяйстве инструментом.
— Вот, этот самый. Орудие судьбы, стало быть. На-ко, Серафима, положь на место.
   Серафима взяла топор из дедовой руки и молча ушла в сени, прикрыв за собой дверь, чтоб тепло не выдувало. Дед покружил по кухне, подлил себе в стакан кипятку из чайника, подсыпал в стеклянную вазочку на столе сухарей из пакета:
— Бери-кось еще, девонька, сухари у нас знатные делают.
Уселся на свою табуретку и продолжал:
— Ну вот, знамо дело, я упал и лежу, из головы кровь течет на пол, Витюшку выронил, он плачет, девки со страху ревьмя ревут, думают, я убился. Ну, Лешик на пристань побёг, матку мою нашел, та сразу за фелшаром. Тот пришел рану мне промыл, там не стоко рана, так царапина, а шишка здоровущая вскочила. Голову мне, в общем и целом, перевязали, в постель меня уложили. Тут я вроде очнулся, поглядел кругом, а ни мать, никого не узнаю, и не говорю ничего. А ввечеру у меня горячка сделалась, и пробыл я в той горячке ни много ни мало семь дней. Метался, бредил, огнем горел. Фелшар матке сказал, у меня воспаление мозга, не излечимо это, как сказал-то, погодь... летательный исход, во, помру в общем и целом. Еще день-два и помру. И кто-то из баб сказал матке, покрестить меня надо, крещеного, знамо дело, Бог помилует, не допустит помереть. Матери, что, последняя надежда. Она в церковь к батюшке: "Окрести мне сына!" А он говорит, крестный нужен. Ну мать тогда к дяде Сереже и подступилась: "Из-за дочки твоей сынок мой помирает. Крестить его буду. Бог его спасет. А ты, Сергей Лексеич, крестным будешь, тебе теперь за Костика ответ держать." Дядя Сережа, хоть и советский инженер, а не отказал матке моей, пошел ко мне в крестные отцы. Позвали попа, он меня окрестил, а аккурат через два дня я очнулся. Потом еще долго лежал, до самого лета еле ползал, слабый очень был, два шажочка пройду, да и присяду, посижу, да и устану, опять лежу. Ну потом ничего, оклемался окончательно. До сих пор еще помирать не собрался. Вот такая у нас история вышла. Так что как хошь, а дедушка твой — мне крестный отец, а я тебе, знамо дело, дядька. Так что зови меня дядя Костя.
Ни на какой автобус Люся уже не успела и никуда она в тот день не поехала. До позднего вечера рассказывала она дяде Косте и Серафиме про то, как жили ее дед с бабушкой после войны, как Тома выросла. Пересказывала все те истории, былички-небылички, что когда-то с самого ее раннего детства слышала от бабушки Юли. И еще про то, что вот она, Люся, едет в Тотьму, бабушкин родной город, и если здесь, в Вологде, она сразу встретила, можно сказать, родных людей, то какие встречи ждут ее там, даже представить невозможно.  А потом она спала на кровати с железными спинками и тонким как блин матрасом. Кровать ей уступила Серафима, сама же она забралась на печь, пошуршала там недолго и затихла. А утром был чай с оладушками и проводы. И оладушки с собой в дорогу, и короткое объятие Серафимы на прощание, и махание рукой с крыльца, и ответное махание, и снова обратно к крыльцу, и опять объятия, жесткое — Серафимы и крепкое — дяди Кости. 
А потом автобус увез Люсю в сторону Тотьмы. 
Автобус тот только назывался утренним, а отходил-то на самом деле в начале первого. Так что, купив билет, успела Люся еще по городу погулять немного, зайти в кремль, побродить вокруг Софии и пощелкать фотиком. В автобусе народу было не много, Люся сидела одна. Сначала она спала, уютно свернувшись под теплым пуховиком, а когда проснулась, вытащила из сумки Серафимины оладушки, и стала жевать, глядя в окно.
 Дорога бежала среди леса, и с одной, и с другой стороны были елки, они протягивали свои лапы, зеленые ладони, будто бабки-торговки, державшие в руках снежные ватрушки. Створ неба, куда упиралась дорога был нежно-сиреневым, а облака — фиолетовыми. Там же, где висело солнце, желтое и взлохмаченное, облака были похожи на пушистых звериков с золотистой шерсткой на спинке и на брюшке и с серыми бочками. Люся смотрела на облака, на небо, она видела, что солнце опускается потихоньку к черным верхушкам леса, сопротивляется, пытаясь удержаться, остаться со своими пушистыми дружками, но, нет, его неуклонно тянет вниз. Вот оно зацепилось нижним краем за деревья, и ветки потащили его вниз, все быстрее и быстрее. И вскоре солнца не стало, только за черным частоколом леса пылает огненно-печное горнило, жаром своим окрашивая нижний край неба в оранжевый цвет. Облака-зверики сразу сбежали куда-то: остались одни и соскучились, отправились искать себе новых развлечений. Небо по-прежнему голубело, но уже проступала сквозь него первая темнота, сначала синяя, потом серая, а потом уж совсем ночная, черная. 
В Тотьму автобус пришел настоящей ночью, хотя времени было около пяти вечера.
— Где тут гостиница, — спросила Люся кого-то выходящего как и она из автобуса.
— Вон туда иди, — взмах руки направо, — а потом вниз.
И человек, торопясь, сгинул, растворился в сумраке. «Интересно, куда это вниз», — закинув сумку на плечо, Люся пошла прочь от вокзала. Шла она по хрустящему под ногами снегу, плотно утоптанному, не посыпанному ничем, ни песком, ни солью. В свете фонарей снег был желтым как сыр, а дальше потихоньку серел, и снова радостно кидался навстречу ярким сырным кругом. Прохожих не стало совсем, и еще раз спросить, а туда ли она вообще идет, было не у кого. Она прошла мимо стеклянной витрины книжного магазина, он еще работал, и можно было зайти и узнать, куда идти, но тут улица свернула и сама собой пошла вниз. «Ну, наверное, правильно», — и точно, буквально через триста метров Люся оказалась возле двухэтажного неказистого здания неразличимого в темноте цвета, над дверью была вывеска «Гостиница». Без какого-то дополнительного названия, просто гостиница и все.
Она толкнула дверь и оказалась в не слишком просторном холле. Полутемном, всего одна настенная лампа с парой тусклых плафонов. В уголке диванчик дерматиновый, пара стульев, низенький широкий журнальный стол, совершенно пустой, справа окошко, над ним синими буквами — «Администратор», на самом окошке — бумага с выцветшими за давностью лет словами «Мест нет». И пусто: ни жильцов, ни администратора. Никого. Люся потопала... покашляла... постучала по стеклу административного окошечка... поднялась по лестнице на второй этаж... прошла по коридору до самого конца, даже заглянула в умывалку... спустилась обратно в холл. 
Абсолютная тишина и никого. Она уселась на диванчик, вытащила из сумки остатки Серафиминых оладушек. «Вымерли они тут все что ли?» — идти было все равно больше некуда. Минут через десять дверь открылась и в холл вошли две девушки, одна в дутом, немыслимом зелено-лиловом пальто, вторая в широкой и длинной шубе из искусственного зверя, серого и лохматого.
— Девушки, не подскажете, администратор здесь есть вообще?
— А вам зачем? Мест-то все равно нет, — это та, что в дутом.
— Только для командировочных, — это вторая.
Она расстегнула свою необъятную шубу, и, оказалось, что самой девушки там внутри совсем мало, такая она худенькая.
— А для командировочных места есть?
— Есть, если удостоверение командировочное есть. Да ладно подождите полчасика, Лена в садик за дочкой пошла, Лена — это администраторша, потом придет. Но она тетка недобрая, не пустит просто так с улицы.
Девушки пошли к лестнице, стали подниматься на второй этаж. «Ладно, это мы еще посмотрим, пустит или нет. Я на улице ночевать не собираюсь». Люся доела две последние оладушки, пригрелась и задремала.
— Эй, ты чего тут спать улеглась? — кто-то тряс ее за плечо. Открыла глаза: сердитой перевернутой луной нависало круглое лицо. Лицо круглое, глаза круглые как пуговицы, рот круглый, удивленный.

— А вы Лена? — Люся потянулась, — я вас жду, мне бы в гостиницу устроиться. Командировочного удостоверения у меня нет. Я туристка. Но если вы меня выгоните, я тут у вас под дверью замерзну насмерть, и вас замучает совесть. А еще мой призрак будет являться вам каждую ночь и жалобно стенать, потрясая... Ну чем-нибудь потрясая для создания образа.
И сердитая тетка, выслушав эту ахинею, вдруг засмеялась такими круглыми «хо-хо-хо», всплеснула толстыми своими руками и села, да не села, а рухнула на хилый диванчик рядом с Люсей. Отсмеявшись, вытирая глаза тыльной стороной пухлой ладошки, тетка, совсем, как оказалось, не сердитая, сказала:
— Ох уморила совсем, девушка. Ладно давай паспорт, оформлю тебя. Но только на одну ночь. Сама понимаешь, не положено, что я сделаю? А завтра с утра придет Тетьсана, я ей тебя сбагрю. Тетьсана — это уборщица наша, она таких как ты, туристок, подбирает. И ей денежка, и вам, туристкам, есть, где остановиться. А я не могу, вдруг проверка, а у меня кто попало тут живет. Так что извини, только до утра.
Оформление не заняло и десяти минут, и администраторша повела Люсю на второй этаж. Там она постучала в дверь с номером «4», и, услышав оттуда «Да», открыла дверь:
— Вика, я тебе соседку привела, у тебя ж вторая койка свободна. На одну ночь. Завтра Тетьсане ее сдам. Проходи, — это уже стоящей позади Люсе.
Войдя в комнату Люся увидела ту же худенькую девушку, что встретила внизу. На вид ей было лет двадцать пять. Сейчас она сидела за столом, явно собиралась ужинать. Фланелевый халатик, на голове тюрбаном розовое полотенце. Такая вся домашняя. На столе перед ней стояла большая сковородка, накрытая не крышкой, а деревянной разделочной доской, на доске — кусочки черного хлеба. Пахло очень вкусно. Люся улыбнулась:
— Здрасьте.
— Как тебе Лену удалось уболтать, она вот так с улицы на моей памяти никого не пускала, даже на одну ночь. За место держится всеми руками, поэтому порядок не нарушает. Только командировочных селит.
 
   Люся кинула сумку на свободную кровать, не узнать ее было невозможно, блеклое казенное покрывалко, слежавшаяся подушка. Зато вторая кровать была застелена модным клетчатым пледом, и подушек в белоснежных наволочках там было аж три, да еще пестренькая думка в придачу. А на стене над кроватью —  коврик с оленями. Вроде ты и не в гостиничном номере. Вернее, с одной стороны — вроде как дом уютный, а с другой — номер казенный.
— Садись, поужинаем вместе.
Люсе стало неудобно, оладьи она все съела, и предложить к ужину могла лишь шоколадку «Аленка», завалявшуюся у нее еще с Ленинграда.
— Спасибо, я не хочу есть.
— Да садись, садись, брось ты стесняться. Тебя как звать-то?
Вика накормила ее макаронами с тушенкой, блюдо не замысловатое, но очень вкусное, когда есть хочется. Потом они пили чай, тут и «Аленка» пришлась кстати. Вика жила в этом номере уже почти год. «Год! Ничего себе!». Да, приехала после мединститута по распределению, а жилья никакого не дают, обещают, скоро, скоро, да не дают, только вот койкоместо в гостинице. Ладно хоть не подселяют к ней никого. Ну почти никого, ты вот третья, кажется, за все время. Одна тетка командировочная ночевала вот три ночи, а уезжала когда, сперла ложки чайные мельхиоровые. Жалко. Их девчонки в институте на день рожденья подарили. Лена обещала больше никого не подселять. А работает она гинекологом в местной поликлинике. Здесь поликлинику называют небоскребом, самое высокое здание в городе, четыре этажа.  И много еще чего успела понарассказать Вика, пока пили они чай, и про врачей местных, и про пациенток своих. И рассказывая, мрачнела понемногу, не веселые это были рассказки. Про девчонок-старшеклассниц, прибегающих делать аборты, а кто им сделает без разрешения родителей, ходят, плачут, умоляют ничего не говорить. А одну, двенадцать лет, представляешь, двенадцать(!), мать на аборт второй раз приводит. Сама на аборт, и дочь туда же за одно. Хором. Господи, как они тут живут, средневековье какое-то.
— Уеду я отсюда, отработаю свои три года, считай, два уже осталось, и уеду. Хоть дадут жилье, хоть не дадут. Тяжко тут. И скучно. Ничего нет. Танцы в клубе — караул, колхоз «Победа», мечта механизатора. Пэтэушники и мужики с маслозавода, вот и вся публика. Напьются, девок своих пощиплют, поматерятся, подерутся и счастливы.  А девки потом ко мне на прием идут. Книжный магазин только хороший, ты зайди потом. Тут книги, каких ты и в Москве не купишь, они тут никому не нужны. Я Евтушенко купила и Джека Лондона.
А потом наступило утро. Люсе бы еще поспать, да Вика на работу стала собираться, а тут и Лена-администраторша пожаловала, давай, говорит, собирайся. Так сказать, с вещами — на выход, давай, давай, Тетьсана ждет. Когда Люся спустилась на первый этаж, Лена опять куда-то исчезла, а за ее окошечком было новое лицо. Узкое бледное лицо, над высоким лбом русые волосы, уложенные в сложную высокую прическу. Длинные серьги покачиваются, бликуют в свете настенной лампы.  Больше в холле никого не было. Люся беспомощно оглянулась. Женщина за стеклом поднялась и вышла к ней. Была она не слишком высокой, но стройной, джинсы, тоненький бордовый свитерок и на ногах какие-то древние валяные белые высокие сапожки с кожаной коричневой галошкой. «Сколько ей лет? Может сорок? Или пятьдесят? Или шестьдесят? Со спины так вообще, как девушка».
— Доброе утро. Ты, наверное, меня ищешь.
— Нет, я уборщицу жду, Тетьсану. Мне Лена сказала, что у нее можно устроиться. А то из гостиницы она меня выпроводила.
— Тетьсана — это я, вернее Александра Павловна. Тетьсаной меня только Лена зовет, племянница она мне. А ты, милая, кто такая и зачем к нам в Тотьму пожаловала?
«Вот так уборщица! Таких уборщиц не бывает, у нее и руки ухоженые, и сама она одета как на праздник. Если здесь такие уборщицы, то какие тогда здесь мужики с маслозавода?» И Люся представила, как на танцы в клуб собираются этакие лорды с бакенбардами, во фраках и с сигарами в зубах, и, раскланиваясь и разглядывая девушек в лорнеты, приглушенно матерятся. Она быстро объяснила, кто она такая и, что приехала просто посмотреть, наконец, на город, где родилась ее бабушка, просто захотела приехать сюда и поехала.
— Ну ладно, про бабушку свою ты мне потом поподробнее расскажешь, а сейчас пойдем ко мне, устроишься и пойди по городу погуляй, а то зимой темнеет быстро.
Люся застегнула свой пуховик, намотала до самого носа желтый свой шарф, шапку такую же вязаную желтую, яркую, солнечную на лоб пониже, чтоб не замерзнуть.  Александра Павловна зашла в закуток администраторши и вернулась оттуда, Люся ахнула, в песцовом полушубке, точно таком же или почти таком же, как висел в ЦФТ за восемьсот(!) рублей и был предметом давнего люсиного любования и чистой платонической любви. «Если мы сейчас сядем в иномарку с личным шофером и помчимся во дворец, я уже ничему не удивлюсь». Но в иномарку они не сели, а вышли на улицу и пошли по деревянному тротуару, покрытому утоптанным снегом. День выдался ослепительный, солнце было повсюду. На небе — холодным диском. На снегу — блестящими мелкими осколками. На затейливых жестяных дымниках печных труб — радужными бликами. Из каждого окна оно прыгало прямо в глаза, сжигая их беспощадно. Все вокруг было белым: тротуар, сугробы вдоль него, деревья, покрытые мохнатым инеем, дворы и крыши деревянных домов. И в то же время этот белый всеобъемлющий цвет рассыпался на тысячи, на миллионы радужных искр, рассыпался и сразу же собирался обратно, немилосердно терзая глаза. Они прошли по высокому берегу Сухоны. Вниз спускалась деревянная лестница. Она вела к широким мосткам, выступающим над замерзшей заснеженной гладью, в которой был вырезан черный квадрат. Над ним поднимался белый холодный даже на вид пар. На мостках стояли на коленях маленькие отсюда женские фигурки, к Люсиному удивлению, они полоскали белье в этой ледяной черной воде. Позднее, прогуливаясь по пустым залам местного краеведческого музея, среди старых фотографий на стене Люся увидела точно такую сцену: заснеженная Сухона, церковь над ней, деревянная лестница, черный квадрат полыньи и две фигурки, полощущие белье. Под фотографией было написано «Тотьма. 1909 год». Только тогда на церкви были маленькие маковки с крестами, пять маленьких маковок на высоких стройных восьмериках-барабанах. А сейчас барабаны заканчивались шалашиками из досок, на действующую она никак не походила.
Туда-то к этой церкви они и направлялись. Прошли мимо, свернули в улочку между высокими деревянными заборами, крашенными одинаковой коричневой краской. В таком вот коричневом заборе Александра Павловна толкнула незапертую калитку:
— Проходи, девонька.
Дом оказался никаким не дворцом, а обыкновенной бревенчатой избой, черной с белыми резными наличники над окнами, красной кирпичной трубой с кружевным дымником. От калитки к высокому в четыре ступеньки крыльцу вела расчищенная дорожка. У сарая — большой сугроб, там копился убранный из-под ног снег. Внутри тоже не оказалось ничего загадочного. Сени, дощатые, холодные, за ними коридор, по правую руку вход в жилую избу, а по левую — всякая хозчасть, а еще баня, а дальше за ней туалет, такой, как в избе и положено, деревянный, на выгребухе, но очко прикрыто пластиковым стульчаком и на полочке справа рядом с рулоном дефицитной туалетной бумаги лежал журнал Нева за прошлый год. В самой избе сразу навстречу гордо выступала печь, большая беленая русская печь с ситцевой занавесочкой, скрывающей под, с лежанкой и с лавочкой вдоль теплого бока. На лавочке стояли валенки. Люся прижала замерзшие ладони к печкиному теплу, свои варежки она забыла в Вологде у дяди Кости, положила сушиться и забыла о них намертво. «Ничего куплю новые, не проблема».
Перед печкой ближе к двери была кухня, а позади печки собственно «зала», большая угловая комната, три окна по одной стене, да два по второй. И помимо всего прочего, стола с вышитой пестрой скатертью, книжного узкого шкафчика, горки с посудой и пары кресел, стояло тут пианино, белое, не совсем, а такое вроде топленого молока или... «или слоновой кости». Из залы вели две двери. В две спальни, в одной обитала Александра Павловна, а вторая сдавалась таким вот как Люся залетным гастролерам.
Оказалась Люсина хозяйка ни много ни мало бывшей балериной, поэтому и пианино, и полушубок, остатки прежней роскоши, как та говорила. Отплясав свою карьеру в Москве, отпреподавав в Вологде, вернулась она пенсионеркой в родную Тотьму, в дом своих родителей. Скучала. Смотрела телевизор. Попыталась организовать балетный кружок в Доме пионеров, не получилось, не пошел народ. Нашла себе двух учениц, девочек лет десяти, учила их игре на фортепиано. Вот племянница устроила уборщицей в гостиницу, не велик труд шваброй по полу в коридоре повозить, а все же есть повод из дома выйти. А еще увлеченно собирала сведения о своих предках, составляла семейное генеалогическое древо, и даже писала маленькие заметки о них, о предках, в местную газету, благо родная сестра, мать Лены-администраторши, до пенсии была директором местного музея, и знала об истории города и о судьбах его жителей много чего.

***

— Привет!
Люся бродила вокруг этой церкви уже минут пятнадцать, то ближе, то дальше, выбирая самые красивые ракурсы. Снимки должны получиться сказочными. Церковь белоснежная, стройная, вся летящая какая-то, как лебедь с высокой шеей. Видно, что недавно совсем отреставрирована и покрашена. Вокруг тоже все сверкающе-белое, даже небо. И в этом бесцветном небе над куполом кружат и кружат вороны черными крестами. Несметное количество ворон. И грай стоит «кар-кар-кагги-кар». «Карусель воронья. Потрясающе!»
— Привет, подруга!
Двое парней шли к ней от дороги, а она не видела их и услышала-то со второго только раза, обернулась: один высокий и тощий, другой маленький, плотный такой («Пат и Паташон»), оба в ярких одинаковых куртках, что-то красное с черным.  Она помахала им рукой:
— Приветик.
— Туристка? Откуда такая? К нам только летом туристы приезжают, когда навигация, теплоходом.
Узнав, что она из Ленинграда, оба вроде как-то прониклись к ней уважением, длинный, он представился Сириусом («Каких только кликух пацаны себе не напридумывают»), толкнул приятеля в бок:
— Слышь, Кеша, а давай ей церковь покажем, там, где роспись?
И уже Люсе:
— Хочешь мы тебя внутрь отведем, там росписи кой-где сохранились, можем показать.
— Так заперто же.
— А у нас ключик есть. Давай, Кеша, открывай.
Внутри церкви было холодно, даже вроде холодней, чем на улице, в окна лезло любопытное солнце, в косых потоках света плавала золотая пыль («волшебная пыльца феи Динь-Динь, насобирать ее, обсыпаться и полетишь, раскинув руки, вверх, вверх, до самого темного купола...»), и голоса звучали громко, рассыпчато отскакивая от беленых стен. Чем и как они открыли висящий на двери амбарный замок, Люся не рассмотрела, но это явно был не ключ, уж больно долго возились, ковыряли там что-то, подогревали заиндевевшее железо зажигалкой. Но забраться сюда явно стоило. У одной стены возвышались деревянные леса, и они полезли по ним, впереди Кеша, непрестанно оборачиваясь к ней:
— Давай руку.
И тянул Люсю за собой по каким-то жутким деревянным трапчикам, доскам, ничем, казалось, не закрепленным, норовившим расползтись у нее под ногами.  И ей было страшно, она старалась не смотреть вниз в темную бездну, перекрещенную солнечными лентами. И в то же время было весело, где-то в животе, там, где солнечное сплетение, взрывались маленькие фейерверки, бухали в грудь и лопались в горле пузырьками шампанского. А Сириус свернул с полдороги, сумасшедшие, мол, тут все качается, того и гляди рухнет, половину конструкции-то уже разобрали, и «ну вас дураки безмозглые, я вниз полез». А они забрались-таки на самый верх и уселись там на какой-то узкой планочке-жердочке, как на насесте, свесив ноги в космическую пустоту. Вокруг них было восемь маленьких вытянутых окошек, солнце не преминуло сунуть сюда свой любопытный нос и сверкающий глаз. Прямо у них над головами оказался лик Спасителя, теплый — серебро, золото, охра. 
А больше ничего не было, только клубящаяся тьма под ногами.
— Фантастика! — Люся стащила с головы шапочку, ей было жарко после восхождения на этот шаткий Эверест, волосы, не прихваченные резинкой, рассыпались по плечам, заиграли сполохами — золото, медь, бронза.
 — Ты прям Алла Пугачева! — Кеша потянулся к ней, накрутил прядь на палец, пропустил через ладонь. — Красиво...
Люся посмотрела ему в лицо, вроде бы неказистый парнишка, маленький, на полголовы ее ниже и пухлый еще к тому же, типичное не то, а глаза вон красивые какие, темные, но не черные, а какие-то черешневые, ресницы густые и длинные, пушистые («как крылья бабочки-траурницы, дунь, и она взлетит»), цыганский «вольный-раздольный» взгляд.
— А почему тебя Кешей зовут? Это тоже прозвище?
— Нет, это имя, настоящее, Иннокентий.
— Редкое. Я только Иннокентия Смоктуновского вспомнить могу. А живьем первый раз вижу. Иннокентий...
— Мне больше Кеша нравится.
— Как скажешь.
Они замолчали и просто сидели рядом.
— Эй, вы там! Уснули что ли? Я тут уже околел от холода, слезайте!
Где-то внизу далеко-далеко взывал к ним невидимый Сириус, ему было зябко, он притоптывал ногами, дышал на замерзшие пальцы, кричал, выпуская изо рта белые облачка. И не дождавшись, «да ну вас совсем», ушел, заскрипела тяжелая дверь, и стало тихо.
Тишина была плотной, осязаемой, тонкими нитями вплетались в нее редкие поскрипывания лесов, еле слышные крики ворон («А ведь я сейчас на той же высоте, что и вороны, они летают вокруг моей головы»). И свет сквозь мелко расквадраченные оконные рамы, и Спас, глядевший на них, только на них, а больше здесь не на кого глядеть, тоже были частью тишины. Потом к церкви подползла тучка, привалилась к окошкам серым боком, стало темнее и как-то холоднее одновременно. Люся надела шапку, стала заправлять под нее непослушные волосы.
— Ну что, полезли вниз что ли?
— Полезли что ли. Люсь (у него получалось протяженно «Лю-Усь», сначала вниз «лю» и тут же вверх «усь»), а пойдем ко мне чай пить, у меня мамка пирог спекла с брусникой, угощу тебя.
— Ну, если вся отсюда слезу, не рассыплюсь, не расшибусь, то пойдем.
— Не боись, не рассыплешься.
Но попробовать мамкин пирог ей удалось еще ой как не скоро, не через день и не через год. И был он тогда не с брусникой, а с рыбой, какая в июне брусника, о чем говорить-то. И кроме пирога досталось Люсе в том будущем июне много чего интересного, но до туда еще дожить надо. А сейчас, выйдя на улицу и щурясь отвыкшими глазами на белый свет, не прошли они и сотни метров, как наткнулись на Александру Павловну. Та с холщовой сумкой на пушисто-песцовом плече явно шла из магазина.   И по-командирски безапелляционно, перевесив свой сидор на Люсино плечо, повела ее домой:
— Пообедаем сейчас, приготовить мне поможешь.
«Поможешь», это только так называлось. Собственно, весь обед: супчик вермишелевый на основе банки сайры в масле и сковороду жареной картошки, готовить пришлось Люсе, хозяйка же красиво разложила на тарелке домашние маринованные огурчики-помидорчики да глиняную мисочку с квашеной капустой вытащила из холодильника. Ну, еще на стол накрыла. На белой скатерти... с белыми же льняными салфетками в серебряных (?) кольцах... с ножами и вилками, потемнелыми от времени, но благородного, скорее всего, происхождения. А еще, пока гостья кашеварила, развлекала ее семейными историями. Люся чистила картошку, помешивала рыбное варево в кастрюльке, слушала вполуха, что ей были чужие горести-радости: кто куда уехал, да почему вдруг вернулся, да чем прославился на не широком тотемском горизонте. Так что вся развернутая перед ней сага имела вид дырявого рядна, куда утекали слова рассказчицы, не оставляя после себя ничего. Пока вдруг, не звякнула в этой монотонной струе колокольчиком знакомая с детства фамилия. Люся чуть ложку в кастрюльку не уронила, и та тоже звякнула о край:
— Что?
— С Кешкой, говорю не водись, не хороший он парень, гулена и бездельник. Смольниковы, они все такие.
— Смольниковы?
— Да я ж тебе рассказываю, мы родственники, все от одного корня произошли. От Федора Холодилова, морехода знаменитого, он в XVIII веке на Аляску плавал...
— А Смольниковы? Тоже?
— Нет, при чем тут Смольниковы. Смольникова — прабабка его была, замуж за последнего Холодилова как раз перед революцией вышла. Он-то сам, Сергей Холодилов сгинул где-то потом, она одна сына тянула. А он, сынок их Иннокентий Смольников...
— Почему Смольников, а не Холодилов?
— Не знаю, видать не захотела его фамилию оставлять. Холодиловы же купцы богатые всегда были, да вон дом-то их на берегу стоит, там милиция сейчас. Муж сгинул, имущество большевики все отобрали, чего ж фамилию хранить.  Остальные-то потомки давно уж фамилию утратили, еще в прошлом веке, девочки рождались да замуж выходили. Мы — Трапезниковы, тоже, кстати, старый купеческий род, да еще были Орловы, тех уже не осталось никого.
«Очень даже осталось, и Орловы, и Смольниковы, ну не фамилии, зато люди. Но погожу пока рассказывать, послушаю лучше, что мне еще эта предсказательница прошлого поведает». А поведала ей Александра Павловна, что хуже вора, чем Иннокентий Смольников до войны в Тотьме не было. Жил с матерью и бабкой, старой уже и больной. Так что матери их обоих тянуть приходилось. Она все на торфоразработки нанималась, на торфушки, как тогда говорили. Там хоть платили.  Какое воспитание от отсутствующей постоянно матери да старой бабки? Пацан, как водится, начал по-мелочи, время-то голодное было. Обчистили лавку какую-то, сел первый раз по малолетке. Из колонии вышел уже знающим и умелым вором. И понеслось... Так бы и сгинул по тюрьмам-по этапам, да война началась. Война началась, а бабка умерла. А за ней и мать тоже. Тиф подхватила в бараке на торфяниках. Там богу душу и отдала. Там и похоронили за казенный счет.
И пошел Иннокентий на фронт.
Чем он там на фронте занимался: где служил, до какого звания дослужился, этого хозяйка Люсе не сказала, не знала. А вернулся он в родной город только в сорок шестом году, его тут и как звать забыли. Привез с собой Смольников жену, у которой уж пузо на носу было, да трофейный аккордеон. Открыл бабкину хату покосившуюся и начал там новую жизнь. Сам вроде выправился, воровской промысел не вспоминал, в леспромхоз устроился, а вот сын и внук его не задались. И Герка, сын, и Кешка, внук, оба — хулиганье и матерщинники, бросовый народец, по мнению бывшей балерины. Здесь Люся опять отключила звук, задумалась: «Это что ж выходит? Выходит, я в первый же день на улице своего родственника встретила? Как там бабушка про сестру свою Ольгу рассказывала? Не захотела она ничего от своего мужа Сереги Холодилова, раз он ее и сына бросил, и даже фамилию обратно свою девичью вернула. И икону, что ей Юля от Сереги привезла, не взяла. Ту самую икону, что мне бабушка ночью показывала. И забрать просила. Блин... Я ж совсем про нее забыла. Пообещала и забыла. Ладно приеду — заберу. Чтоб мама ее на помойку не спровадила. Так, погоди, куда это я повернула? Я же про Кешу думала... Значит, моя бабушка и его прабабушка — родные сестры. Тогда мы с ним... Тогда он мне... Без поллитра не въедешь... Я ему тетка —во! Скольки-то юродная. В общем и целом, как дядя Костя говорил».
 
— Ну, Люсь, ты скажешь. Тетка... Тебе лет-то скоко? — Кеша смеялся, скалил белые зубы, хлопал ресницами, пряча в их тени вишенья своих глаз, не верил.
Сколько не пыталась Люся расписать ему на бумажке, обрезке чековой ленты, что заменяла в столовке салфетки, кто кому кем приходился в роду Смольниковых, он отказывался верить.
— Дак, скоко лет-то тебе?
— Ну, двадцать четыре.
— Во-о-о! А мне двадцать шесть! Тетка, ха! Соплячка ты еще — в тетки набиваться. Не бывает так. Вот, что сестра стоюродная, поверю, а что тетка — неа, не загибай, подруга.
Ну сестра, так сестра, ладно. Кузина из провинции. Ну то есть, наоборот. Они сидели в столовке недалеко от памятника герою-партизану. Герой, широко и прочно расставив ноги, стоял на главной площади, вокруг него вместо газонов возвышались сугробы. Но он подготовился, высоченные объемистые валенки доходили до тулупчика. Мороз ему был не страшен. От фашистов его защищал висевший на груди автомат с дисковым магазином. Возле партизана они ждали Сириуса. Прождав полчаса, промерзнув, у них-то не было геройских валенок, ушли в столовку. Тут Кеша галантно угостил Люсю пирожком с картошкой, а она попыталась втолковать ему степень их родства.
Потом, так и не дождавшись приятеля, отправились к нему домой. Жил Сириус в трехэтажном доме из силикатного кирпича, выстроенном маслозаводом для своих. Жил вместе с папой, мамой, старшей сестрой и ее сынишкой в трехкомнатной квартире с огромным, на Люсин взгляд, холлом вместо тривиальной прихожей и с огромной же кухней. Дальше кухни они не пошли, и какие там комнаты она не увидела. Но холл, в котором на трехколесном велосипедике катался четырехлетний пацанчик, и кухня, где кроме всего необходимого легко помещался гостевой диванчик, произвели на нее впечатление. «Да, жить надо широко», — подумала она, усаживаясь на диване. Но широкость Сириусова бытия оказалась эфемерной. В честь выходного все семейство было в сборе, и тут же на вновь прибывших стали вплывать в кухонное пространство его родичи. И места не осталось совсем. Один только папаша, фигурой и ростом под стать старинному гардеробу, занял половину. А если к нему добавить сестрицу, толстую деваху, двигавшуюся плавно, как во сне, и с каким-то уснувшим, вывернутым вовнутрь, взглядом тускло-серых глаз, самого Сириуса, их с Кешей, да въехавшего сюда же на своем велике Петьку, то свободное место осталось, пожалуй, лишь под потолком. И было непонятно, как в этой плотносбитой людской массе снует туда-сюда мать, шустрая маленькая толстушка, ртутным серым сгустком катается от плиты к столу, от стола к холодильнику, потом наружу («На погреб пошла», — сказал Сириус) и обратно с бутылкой чего-то определенно спиртного и миской квашенной капусты. Скоро был готов немудрящий, но вкусный обед с картохой, борщом с маринованной домашней свеклой, но без мяса, самогоном («Только по стопарику, больше не дам», — махнула замызганной тряпкой в сторону отца) и остывшими шанежками на десерт. И все это в честь ее, Люси, ленинградской туристки и новоявленной Кешиной кузины. А что? Чем не праздник?
Давайте на этой праздничной ноте, под посудный перезвон на Сириусовой кухне закончим повествование о первом пришествии Люси в Тотьму. И подведем коротенько итоги. Эти несколько морозных, ослепительно сверкающих дней не стали поворотной точкой в судьбе. Но что-то все-таки прибавили ее душе. Чуть-чуть тепла. Родного. Все-таки, можно сказать, брата обрела. И дядьку. Это про дядю Костю из Вологды. И решила Люся, что непременно приедет сюда еще раз, и желательно летом, для сравнения. Вот прямо этим, грядущим летом, и приедет, на каникулах.
Но грядущим летом не срослось. Там у нее другое срастаться стало, потом расскажем. А пока, чтоб не отвлекаться от тотемской темы, метнемся через год, нет — полтора. Получен заветный диплом. В Монте-Карло укатило институтское начальство, лихо бортанув ее, Славочку и их денимовскую коллекцию. На дворе — конец июня. Мутное небо, как всегда, мажет сопли на кулак и покашливает. Тоска, тощища... Можно поехать домой. Но там мама уже набралась энтузиазма для прокладывания нового жизненного пути для своей старшей дочери. И меньше всего Люсе хочется быть бочкой, которую мать вознамерилась лично вкатить на вершину сияющего будущего в виде какой-то супер-пупер должности с супер-пупер окладом на местной швейной фабрике. Она все еще пыталась вернуть дочь домой под свое широкое крыло. 
И Люся махнула в Тотьму.







Половина иконы

   В сенях Люся увидела два велосипеда, два голубеньких одинаковых Минска.
— О, у тебя велики есть. Круто.
— Да, с братом иногда на дачу ездиим.
— У тебя есть брат? И дача? Слушай, а дача-то зачем, вы ж в доме живете, огород, картошка, хозяйство. Что, мало?
   Обстоятельный Кеша отвечал по порядку, что брат у него в Устюге, подженился. А дача – вещь нужная, ну картошка, конечно, матка садит, картошки много не бывает, и себе, и брату с женой. В городе-то что за картошка зимой, тьфу, дрянь гнилая. Ну и летом – то, се, шашлыки, музыка, девки. Мать не возражает, главно токо, чтоб за собой прибрали.
— Кеш, а давай прокатимся. Я сто лет на велике не каталась.
    В самом глубоком детстве, года в три, был у нее Ветерок, ее первый велосипед, сначала трехколесный, а потом – двух. Колеса у него все три были одинаковые, большие, тонкие, не надувные, просто резиновые, похожие на колеса детской коляски, в которой вывозили гулять двух ее сестренок. И когда Люся решила, что для трехколесного она уже большая, четыре с половиной года – закат сопливого младенчества, взрослая школьная жизнь не за горами, дед снял длинную ось с двумя задними колесами и установил в вилку одно. Дед разложил в прихожей на газете массу гаечных ключей и еще каких-то интересных железяк, и они приступили к работе. Люся подавала ключи, и надо было не перепутать, который на десять, а который на двенадцать. Что это означало, она не знала, но какой из них какой запомнила сразу. Она вытирала тряпочкой старую смазку, ось колеса становилась чистой, серебристой, а люсины ладошки покрывались блестящей, черной, вкусно пахнущей грязью. Это были ее последние воспоминания, связанные с дедом. В том же году он умер.
— Ладно, я матери токо записку оставлю.
   Они поехали сначала по шоссе мимо монастыря — длинный трехэтажный корпус с выбитыми окнами, некогда белый штукатуренный, нынче облезлый, с проваленной крышей, да собор с сохранившимися или уже восстановленными барочными луковичками. А перед монастырем – луг, зеленый, яркий («Наверно, это и есть заливной луг, вон трава как прет, хоть и не жарко, а коров-то нетути, вот вам и вологодское масло…»). На дороге они были одни, лишь дважды их обогнали. В первый раз – подразбитые («разбитные») жигули, когда-то бордовые или вишневые, а сейчас и не поймешь, одно крыло вообще не крашеное, капот белесо-ржавый. Кеша фыркнул: «Эка рванина!» Второй раз – пустой пазик. Широко объезжая велосипедистов, вывернул он через сплошную полосу на пустую встречку да так по ней и покатил.
   Шоссе постепенно деградировало. Сначала в конец испортился асфальт.  Потрескавшийся как лунный грунт, он постепенно таял, сменяясь гравием и песком, расчерченным наискоски дождевыми ручьями. Все чаще приходилось Люсе притормаживать на спусках, страшно было на скорости увязнуть в этом глубоком желтом песке, навернуться с велика. Кеша, ехавший рядом, неизменно притормаживал с ней за компанию:
— Да не боись ты, не свалишься.
   По обеим сторонам дороги было ничего. Ни луга, ни поля, ни лес. Пустые плоскости заросшей буйной летней зеленью земли. Еще совсем недавно нужные, а теперь нет, брошенные. И такие же деревни. Без вывесок. Без названий. Без имен. Полумертвые.  Высокие, на подклетях, черные дома без каких-либо огородок-заборов-плетней. Нет коров, чего и городить. Заросшие снытью дворы. Пустые. Разве что какие-то неопознаваемые остовы прошлого, то ли части комбайнов, то ли маслобойки, то ли реле с высоковольтки. Людей не было видно. Но вот там у дома с открытой дверью копошатся в пыли грязно-белые куры, а тут заметался, забился на цепи кудлатый рыжий дворняг, истерично взлаивая на чужих. Вокруг черных домов теснились такие же черные, бревенчатые и дощатые что(?) — сарай, овин, амбар, хлев? Покосившиеся, с наглухо запертыми или наоборот настежь распахнутыми дверями, забывшие за давностию лет о своем предназначении, потерявшие даже собственный запах. Вымороченные. Призраки, хранящие лишь пустоту. 
— Слушай, как тут люди живут? Живет же кто-то.
— Раньше автолавка приезжала. Сейчас не знаю. 
— Да-а, весело тут у вас…
   Дорога превратилась в узкую колею среди травы, а через сотню метров и колея заросла клевером и ромашкой. Последний дом. Такой же с виду заброшенный. Но из-за него вышла овчарка. Залаяла. Они остановились.
— Поехали назад. Здесь конец света. Этот пес охраняет конец света. Чтоб не ходили туда. Туда, где уже ничего нет. Нельзя людям туда ходить. И это и не пес вовсе. Это один из титанов. Его Зевс в собаку обратил: «Сиди, сторожи конец света, не пускай сюда смертных».
— Лю-усь! Ну ты удумаешь. Прикольно, конец света.
   Они поехали обратно. Теперь дорога эволюционировала, превращаясь из колеи-тропинки в какое-никакое шоссе.
— Слушай, Люсь, а давай ко мне на дачу заедем. Здесь рядом совсем.
— А делать там что будем: шашлык, девки, музыка?
— Да ладно тебе. Покажу просто.
— Ну покажи.
   Они где-то свернули, и минут через двадцать оказались в какой-то деревне. Но эта деревня была совсем иной, заборы, заборы, заборы… Из рабицы и штакетника, сбитые плотно и почти прозрачные из тоненькой реечки, из доски оструганной — крашеные и самые простые из необрезной, посеревшей от жизненных невзгод. Дачные участки горожан. 
Кеша тормознул возле сплошного, голубенькой краской крашенного, забора высотой где-то до груди. Прислонил к нему велик, подошел к калитке и, встав на цыпочки, через верх пошурудил рукой с обратной ее стороны. Наверное, отодвинул засовчик или откинул крючок. Калитка открылась вовнутрь.
— Проходи, — пропустил Люсю и закатил свой Минск следом. 
Сразу за забором были заросли высокой сирени, в них заныривала тропинка. По ней они и пошли. За кустами пряталась небольшая дощатая домушка, два окошка, дверь между ними, на крыше печная труба с неизменным здесь на Севере кружевным жестяным дымником. За избенкой шли ровные зеленые борозды — колосилась картошка, основа жизненного рациона. 
— Миленько тут у вас.
Кеша устроил ей настоящую экскурсию: «Тута прудик, еще папанька копал, бочки вот...» Две ржавые бочки, полные воды были вкопаны на задах домушки.
— А зачем они? Вон же вода в пруду.
— Чё б ты понимала, подруга. Это воду греть. Огурцы там... Нельзя ж холодной поливать. Сначала сюда льешь, потом в парник тащишь. Яблони еще.
Яблоней было пять. Вскинув свои корявые руки, они стояли строем вдоль длинных картофельных грядок, как солдаты на плацу. Вокруг каждого беленого ствола был начисто выполотый круг (ни травинки), ограниченный невысоким земляным валиком.
— Кто это у вас тут знатный садовник? — Люся прислонила ладонь к теплому боку яблони, задрала голову, сквозь прозрачную зеленую дымку листвы голубело небо.
— Дак кто? Я. Кому ж еще. Сначала отец, пока не помер, потом братан огородом занимался, теперь я да матка. Я их люблю, — он зашел с другой стороны дерева, приобнял ствол, невзначай накрыв пальцами Люсину ладонь, — вот смотри, белый налив, золотой налив, анисовка, антоновка и бельфлер-китайка.
— Кто китайка?
— Бельфлер. Вот эта вот, под которой стоим. Мамка посадила, когда я родился, — Кешина рука соскользнула с Люсиной, нежно погладила шершавую сероватую кору. — Сестра моя. У нас и у дома во дворе растет такая. Старая-старая... Отец говорил, она всегда там росла, ей уж, поди, лет за сто. Да ты ее видела, корявая такая, толстая.
В этот свой приезд Люся жила в доме Кеши и его матери Лидии, Тетьлиды, как она ее уже звала, родственники все же. Это был очень старый дом, большой, на две половины, зимнюю и летнюю, как строили в стары годы. Прятался он за высоким забором сразу за речкой Песьей Деньгой («Вот ведь названьице!»). Тот самый дом, в котором родилась ее бабушка. Дом бабушкиных родителей Константина и Марии Смольниковых. Прикольно! Могла ли она думать, что окажется в этом доме? В доме, откуда бабушкин брат Петр ушел на войну, на империалистическую еще, где маленькой девочке Юле пришлось самой нянчить своих братиков-близнецов Генку и Саньку, потому что мать ее обезножила после родов, а старшая сестра Ольга вышла замуж, и куда к матери обратно вернулась она, Оля с сыном, когда сгинул неизвестно где в послереволюционном лихолетье ее муж Сергей Холодилов. Сколько судеб, сколько жизней прошло через этот дом, построенный Люсиным прапрадедом Александром Орлом для своей жены Анастасии Холодиловой еще в середине XIX века. Да, не раз пересекались эти фамилии — Смольниковы, Орловы, Холодиловы... Тотьма — маленький город.
Ходить босыми ногами по полу из широченной доски, то прохладному в затененных углах, то теплому в солнечных квадратах, сидеть на лавке у окна в кухне, глядя меж раздвинутыми ситцевыми занавесочками на ту самую «китайскую» яблоню, спать на кровати под кисейным пологом от комаров — погружаться в семейное прошлое. Конечно, была в доме и газовая плита с баллоном, и вода текла из крана, правда из колодца, при помощи погружного насоса. Быт осовременился. Но поленницы дров у сарайки, коза, привязанная к колышку во дворе, пропитанная неизбывным березовым духом банька, походы Тетьлиды на Сухону полоскать белье, все это говорило о незыблемости того старого уклада жизни, который был в этом доме и при дедах, и при прадедах.
Вот только ни при дедах, ни при прадедах, жившим в деревянном доме, в усадьбе с огородом и хозяйством, людям не приходило в голову завести еще и дачку. Это уж точно — примета времени.
— Кеш, а дачу отец твой строил?
— Ага. Как раз успел. Построил и помер. Утоп. Ну, мы думаем, что утоп.
— Как это? 
— А не нашли его. Токо лодку. Значит, утоп.
Они устроились в домушке. Кеша пошурудил под высокой сколоченной их досок кроватью среди банок, втащил бутылку водки:
— Давай?
Люся замотала головой:
— Не, да ну. Лучше чаю. Чай есть у вас тут?
— Да как нет-то. Есть. Счас сварганим.
Он завозился: звякнули чашки, появилась коробочка с заваркой, старая, замызганная, рисуночек почти не разглядишь. Сунул Люсе в руки чайник:
— Воды набери. Там в сенях ведро с чистой водой. Найдешь.
Она вышла в маленькие сенцы, на скамейке стояло ведро, прикрытое доской. Люся взяла в руки доску и обалдела: одна сторона замазана зеленой краской, с другой едва виднеется под слоем грязи какая-то картиночка. Уж больно знакомая досочка. Чтоб разглядеть получше, она вышла под солнышко. С левой стороны доска явно обрублена топором, и оттуда, из пустоты протянута чья-то рука с традиционным благославляющим жестом. Перед рукой, растопырив крылья и раззявив рот, полный острых зубов, замерло некое существо, такой петух-мутант или... Ей пришло на ум из школьной биологии — археоптерикс. Чучело, в общем какое-то, на иконе не уместное. А это точно была икона. Вторая половина той, что показывала ей бабушка. Той, что она так и не забрала, хоть и обещала, и бабушке, и самой себе. Вон, под петухом-не петухом — город, вернее его половина. Это точно бабушкина икона. Откуда?
— Откуда это у вас? — вместо забытого в сенцах чайника Люся принесла икону, сунула Кеше под нос.
— Да фиг знает, всегда здесь была. Маткина, наверно. 
Он повертел доску в руках.
— Мать считает, что отец из-за нее помер. Вот и бросила здесь.
— Как из-за нее? Ты ж говоришь, он утонул.
—Ну. Из-за нее и считалочки.
— Расскажи уж, не томи, — ей было страшно любопытно, как это можно утонуть из-за иконы, а уж из-за детских стишков, считалочки какой-то, и подавно, — давай, рассказывай. Твой отец, он, ведь, мне, кто(?), сейчас посчитаю... Троюродный брат... Ага, точно. Так что я должна знать.
Кеша вздохнул и поморщился:
— Да глупость вышла... Отец эту доску случайно нашел. Искал чё-то в кладовке, она вывалилась. Он мать спрашивает, чего такое. Она грит, это, мол наше, семейное, мне от матери досталось, а ей от отца, ну старая, мол, еще от первых Холодиловых.
Люся рот открыла:
— Постой, тетя Лида, твоя мать — Холодилова?
— Да не, она — нет, ейный прадед был, Степан Холодилов. Во, так этая штуковина еще оттудова. Ну, слушай, вот папашка на эту хрень посмотрел, и у него в мозгу чё-то щелкнуло. Это ж, говорит, Кусалка-петушок из считалочки. Значит, он и впрямь клад сторожит.
— Да какой клад-то? Какая считалочка?
— Простая. У нас тут каждый сопливый пацан знает. Дети в прятки там или в догонялки играют, считаются:
 
СвяМтый Петр сидит на туче,
У него на шее ключик,
С ним Кусалка-петушок.
По реке плывет челнок
Мимо острова Семяна,
Где под синим камнем яма.
В яме — золота мешок,
Его прячет Петушок.
Напои его водой,
Он тебе даст золотой.
 
Люсь, а ты воды-то не принесла. Как чай делать?
— Ох, прости, я забыла. Это все из-за нее, — она махнула на икону и метнулась в сени за брошенным чайником.
Они, наконец, вскипятили воду и сели пить чай, крепкий, с какими-то травками и мятой. Кеша продолжал свой рассказ. Довольно-таки путанный, с перескоками и возвратами, с бесконечными Люсиными переспросами. Давайте, мы вам сами перескажем эту историю, ладно? Может понятнее получится.
 
Кешин отец, Герман Смольников, действительно приходился Люсе троюродным братом, потому что ее мама Тома и Германов отец Иннокентий были двоюродными, а их матери Юлия и Ольга — родными сестрами. Не знаем, понятно вышло, или нет, с этими генеалогическими зарослями всегда проблема. Влезешь в эти дебри и, ау(!), пропал, потерялся. 
Наткнувшись случайно на половину иконы в собственной кладовке, Герман задумался. Крепко задумался. Неделю ходил – обмусоливал. Все жену расспрашивал, откуда у нее эта доска, что она про нее знает. Та только отмахивалась. Ну какое ей дело? Столько лет провалялась в пыли. Что в ней проку? Материны вещи разбирала, как та померла, и нашла. Выбросить икону нельзя, грех, вот и взяла.  Вспомнила еще, что была у них в семье байка. Ну, предание фамильное, что ли. Дескать, давным-давно, еще при царе, братья Холодиловы свое богатство упрятали, клад закопали где-то. И стережет тот клад зубастый петух. Ага, петух с зубами! Еще б свинья с крыльями. Напридумывают страшилок.  А икону эту братья Холодиловы пополам разрубили, каждому по половине досталось. Зачем? А кто его знает! Это тоже как-то с кладом связано. Да только как в такие глупости верить можно, если на каждом углу про тот клад ребятишки кричат, когда воМду в играх выбирают. 
Рассказала Лидия мужу про семейное предание и забыла о том. А Герман не забыл. Повертев старую доску в руках и так, и этак, не добившись от нее никакого толка, сосредоточился он на считалочке. Икона, она только подтверждает факт клада. Зарыли-таки предки богачество в землю, ох, чует сердце, зарыли. А раз никто про тот клад не слыхал, значит он там так и лежит, его, Германа, дожидается. А он-то самое прямое отношение к этим сокровищам имеет, и жена его из холодиловских происходит, и сам он, хоть и Смольников, тоже им не чужой, вроде как бабка его за одного их Холодиловых выходила. 
Взял Герман лодку и начал на Семяный остров плавать, сказано же: «...мимо острова Семяна, где под синим камнем яма...». Почему камень синий? Может редкий какой? Вот найдешь его, синь-камень, и оп(!) — вот он клад, забирайте, пожалуйста. Как бы не так. Камней на острове полно, огромных булдыганов. Повыперли из земли, лежат, спинки греют. Черные камни. Черные-пречерные. Никакие не синие. Только рано утром, когда солнце встает, и лучи его падают на эти валуны, становятся они отчетливо синими, густой такой синевой заливаются. А поднимется солнце ввысь, и все — опять черные. Такой вот коленкор. Так что, поди знай, где тот клад искать. Хоть под каждым камнем рой. Герман и рыл. Все лето. Как выходной, он в лодку и на остров. А потом осень пришла. Сухона — речка коварная. Даром, что не глубокая. Тут тебе и стоячие волны, и прижимы, и водяные ямы или бочки, где течение крутит-вертит, может и на дно утянуть. По осени ветры, шторма. Короче, доигрался Герман в кладоискателя. Однажды уплыл к своему острову, а обратно не вернулся. Лодку через неделю намного ниже по течению поймали. Пустую. Был человек, и нет человека. Кусалка-петушок склевал.
Лидия, Кешина мать, горевала, конечно, но больше осерчала на несчастную икону, виновницу мужниной гибели. Выбросить рука не поднялась. Кто его знает, выбросишь — еще не так аукнется. Отправила икону в ссылку на дачу. И та, помытарившись с угла на угол, обрела прибежище на ведре с водой.
— Кеш, а ты отдай ее мне, икону эту, — Люся обвела пальцем зубастого петуха, — если не жалко, конечно.
— Дак чего жалко-то... Не жалко. Забирай. Ни матке, ни мне она не нужна. Я б давно ее выбросил, да мать не велит, грит, бог накажет.
— А на Семяный остров можно сплавать?
— Зачем?
— Ну так... Не знаю... Можно?
— Ну можно. Лодку у соседа спрошу. Если даст — сходим.
— Кеша, а ты знаешь, почему остров Семяный называется?
Он покачал головой:
— Откуда? Он всегда был Семяный.
— А вот и не всегда. Мне бабушка рассказывала: ее дед, Александр Орел, утопил тут... — Люся наморщила лоб, — только я забыла, баржу или барку, ну в общем корабль с семенным зерном. И стал остров Семяный.
— Тю-ю... Это ж когда было?
— Было. В девятнадцатом еще веке. Вот.
Они допили чай и стали собираться. Заварку из чайника – на ближайшую грядку. Чашки сполоснуть водой из ведра, и выложить вверх донышками на столе под полотенцем, чтоб не пылились. Ну и все. Да, икона-то. 
— Есть во что завернуть?
— На вот. Тряпка какая-то.
— Она ж с вышивкой.
— Да, — Кеша махнул рукой, — старье какое-то, ветошь, давно тут валяется.
Они выкатили велики на улицу.
— Домой поедем?
— А давай еще на плотину завернем. Ты не видела еще.
— Ну давай.
Проехав метров пятьсот по едва намеченной в скошенной траве колее, они выехали на горку, над небольшой речушкой. Совсем летне палило солнце, плавилось в затоне под деревянной стеной плотины. Среди кукушкиных слезок наперебой стрекотали насекомыши, обустраивая свои недлинные жизни. Было невыразимо хорошо. На другом берегу стоял с удочкой какой-то мужик. Кеша свистнул ему. Тот в ответ крикнул что-то приветственное и помахал рукой. Они бросили велики и сами повалились в траву.
Люся легла на спину, нога на ногу, руки под голову, жевала травинку, закрыв глаза. Солнце прижало ее веки горячими пальцами. Травинка слегка горчила, это был вкус лета. Вот так бы валяться в теплой траве целую вечность, окаменеть, превратиться в валун, синим боком отливающий на утренней заре. Врасти в землю. Упокоиться. Что-то щекотнуло ей нос, она смахнула, не открывая глаз. Но щекотание вернулось, что-то ползало у нее по носу. Приоткрыла один глаз: Кеша травяной метелочкой водил по ее лицу от носа к щеке. Он лежал на боку, опираясь на локоть. Она попыталась цапнуть эту назойливую щекоталку. Но он отдернул руку. Засмеялся. Бросил травинку и, наклонившись, поцеловал Люсю. Его губы были теплыми и тоже чуть горчили. Она не стала сопротивляться. Они целовались долго, пока не начало перехватывать дыхание. А потом вернулись на дачу.
Деревянный топчан с тощим матрасом. Старенькое покрывало на голые плечи. Яблони в прозрачно-зеленом ореоле за окном.  Чай с сушками. Завернутая в вышитую тряпицу икона на столе рядом с магнитофоном. Раз за разом выпевает из него Пугачева:
 
...Три счастливых дня было у меня...
...Три счастливых дня...
...Три больших огня на берегу...
 
Через три дня Люся уехала в Ленинград. Впрочем, нынче это уже был Санкт-Петербург. Только-только обновил имя. Переоделся.







Вместо свадьбы — похороны

Вернувшись в город, Люся вернулась и в свою коммуналку. Откуда и почему — мы пропустили. Эта история как раз уместилась между двумя ее тотемскими вояжами. И теперь самое время ее рассказать. Тем более, что это история о любви.
Сашка Плотников подкатывал к ней еще на первом курсе, но тогда она сказала ему: «Плотыч, отвянь». О чем ей было с ним разговаривать? Вчерашний школьник, безнадежно отставший от нее на два года, на два Люсиных взрослых года. Что ей, слушать что ли эти детские рассказки: «Вот пришли мы на школьный дискач бухими, а завучиха нас застукала и...» или «Географичка втюрилась в  Ваську (Петьку, Мишку, на выбор) и письмо ему в тетрадку подложила, а он...»? Еще в кинцо ее пригласит и начнет в темноте неумело лапать. Бр-р-р... Отвянь, короче, парниша. Но к четвертому курсу пацан превратился во взрослого парня. Догнал. Спортивная фигура, бицепсы из коротких рукавов футболки, он явно проводил массу времени в качалке. Девки на него заглядывались. И когда по весне он вновь подвалил к Люсе с предложением метнуться на танцы в ЛДМ, она не отказала. Ей было не особо понятно, что вообще делал на их бабьем факультете, этот маскулинный мачо, не чета кукляшному Славочке.
Славочка, кстати, сразу устроил Люсе сцену.
— Что, Милка, расстаемся? Теперь с этим бобром работать будешь?
Но она его успокоила:
— Нет. С ним я все другое буду. А работать — с тобой.
Он показал ей кулак, маленький, но вполне убедительный:
— А то смотри, Милка... Я измен не прощаю.
Славочка звал ее Милкой. По началу она сопротивлялась, ей не нравилось, козья кличка какая-то, но он упорствовал, и она сдалась. Он говорил: «Ты вот закончишь нашу Тряпку, станешь модельером, бог не дай, известным. И кто ты будешь? Как назовешься? Какая у тебя вывеска будет? «Синяя птица»? Клево. Выходишь на подиум с коллекцией, и все говорят: «Во, птица вышла, кура магазинная, синяя». Я вот себе имя подобрал. «Ярис Маро» — коротко и звучно. От фамилии, правда немного осталась, да ладно. Новая коллекция Яриса Маро. Четко, согласись. А ты? Людмила Блауфогель? Ну туда-сюда. Но «Людмила», извини, не звучит ни разу. «Мила» — несколько сельский вариант, «Люся» — не рассматривается. А вот «Милена Блауфогель» — звучит. Так что привыкай, Милка». Она согласилась с ним и привыкла. «Милка» было проходной точкой от «Людмилы» к «Милене».
Но мы не о Славочке. К нему еще будет повод вернуться. Мы о Сашке Плотникове. Люсин роман с ним развивался стремительно. Уже после тех танцулек в Доме Молодежи, Сашка, проводив ее до дома, остался ночевать. И потом еще несколько раз. И Люся уже пару раз оставалась на ночь в его квартире. Жил Плотыч на краю города, дальше были только гаражи, железная дорога и бескрайние пустыри. Район ГДР, что расшифровывалось как «Гражданка дальше Ручьев», то есть Гражданский проспект дальше деревни Ручьи. Жил он в большой трехкомнатной квартире в доме-корабле с видом на серые гаражи и рельсы. Кроме него в квартире водились еще мужики: Сашкин папочка — работяга с Севкабеля и пятнадцатилетний братан Вовка. Женщин в доме не было, мать умерла от рака несколько лет назад. Была еще сестра Танька, но она вышла замуж за закадычного Сашкиного приятеля и существовала где-то в другом месте, появляясь только по выходным. Своего друга Сашка теперь звал Родственником. 
В субботу Танька с Родственником являлись, приводили с собой двухлетнего сынка Женьку, или Жаконю, как они его звали, или Кокосю, как называл себя мальчик. Кокосю оставлял с дедом, а сами, прихватив Сашку и Люсю, если она присутствовала, отправлялись куда-нибудь. Иной раз ездили в Пулково посмотреть на самолеты и попить кофе. Через весь город, сначала на метро до Московской, потом на автобусе до аэропорта. И обратно столько же. Только чтоб кофейку похлебать.  О, блаженное безделье! 
Раза три Родственник, фанат Кузьмина, таскал их на концерты певца в СКК. А однажды они предприняли вылазку за железную дорогу по местам детских похождений. И как в детстве, развели костерок, пекли в углях картошку. Плюс еще пиво. Но это, скорее, как в юности.
Люся все чаще оставалась ночевать в доме с видом на железную дорогу, и даже отец Сашки, поворчав слегка о современных нравах, привык и сам дал Люсе ключ, чтоб не звонила поздно, а то он спит, ему на работу рано. И вот уже в Сашкином шифоньере обжился Люсин халатик, а за ним и другие шмоточки. Вот уже она печет блины на кухне воскресным утром для всех своих мужиков. Вот они вечером смотрят телик, и Люся с ногами забралась на отцов диван, а только что пришедший домой Вовка, бесцеремонно двигает ее: «Дай-ка я сяду». Вполне себе семейная жизнь.
Люся знала, что не любит своего Сашку. Вот он —да. По тому, как он смотрит на нее, как берет ее за руку постоянно и повсюду, при всех, не стесняясь, по тому, как он целует ее пальчики, один за другим, нежно поглаживая ее ладошку, как обнимает ее, словно втягивая в себя, отстраняя от всего остального мира, по всему этому было понятно, что он ее любит. В этом Люся была уверена. И не могла пройти мимо. («Меня уже давно пора полюбить. Сколько можно жить в одиночестве, висеть в пустоте?») И ничего, что эта любовь только в одну сторону, главное, что именно в ее, Люсину сторону. И ничего, что у нее самой не очень получается отвечать. Он ее любит, и ей тепло.
На летних каникулах они с Сашкой махнули в Крым. Палатка, рюкзаки, поезд до Симферополя. И троллейбус до Гурзуфа. Ты ведь хотела в Гурзуф? Давно хотела. Прогуляться в его тенистом парке, поваляться на галечном пляже, пройтись по набережной. Они поставят палатку на берегу и будут жить настоящими дикарями. Троллейбус причалил в Гурзуфе уже в темноте, и, подхватив рюкзаки, они пошли к морю. Но до пляжа не добрались. Их остановила парочка милиционеров. Посмотрели на их рюкзаки и сразу спросили:
— С палаткой, ребята?
— Да...
— Здесь нельзя палатки ставить. И ночью к морю нельзя. Погранзона.
Люся расстроилась, какая еще погранзона, с какого перепуга:
— А что же нам делать? 
— Идите в парк, там переночуете на скамеечке. А завтра езжайте в Малореченское. Там все палатки ставят. Можно автобусом, можно морем, на кораблике. Не переживайте. Ночи теплые, в парке не замерзнете.
Даже документы не спросили. Наверное, много таких сюда наезжает. 
В парк они не пошли. Пройдя по какой-то улице вдоль железных решеток, они увидели приоткрытую калитку и вошли. И оказались на крыше санатория. Многоэтажное здание фасадом выходило к морю, а спиной прислонилось к склону горы. Оказалось, что весь ряд решеток огораживал крыши, идущие вровень с улицей. Они устроились за кирпичной будкой, расстелив спальники. Теперь перед ними, наконец, было море. Черным провалом неосвещенной сцены оно угадывалось за пустым пляжем, едва лишь обещалось вдали. А на переднем плане фонари набережной высвечивали круги с кустами и чахлыми пальмами. На бархат высокого неба нашиты большущие звезды. Такие звезды из разноцветной фольги висели на высокой театральной елке в Люсином детстве. 
У Сашки была в рюкзаке бутылка коньяка, думали, что выпьют по дороге в поезде, но не срослось. теперь он вытащил ее, и они стали пить теплый резкий коньяк прямо из горлышка, передавая бутылку друг другу. Чем закусить, не нашлось. От выпитого на пустой желудок Люсе стало грустно. Она вспомнила про Егоршу. И вот если бы это был он сейчас рядом, а не Сашка. И почему-то рассердилась на ни в чем не повинного Плотыча. Просто за то, что он не Егор. Наговорила ему каких-то гадостей. Каких, утром не помнила, но помнила, что говорила. Потом она шарашилась туда-сюда по крыше одна в темноте, вроде бы даже сидела на краю, свесив ноги. Как только не свалилась вниз! Но это уже совсем смутно. 
Утром ей было плохо. 
Встать не получалось никак, в голове плясали черти на каблуках, выбивали чечетку, желудок ворочался, потеряв свое привычное место, глаза отказывались разлепляться. Сашка, пригорюнившись, сидел над ее распростертым на спальнике телом. Тело подниматься не хотело, сопротивлялось. 
Но тут дверь в будке открылась, и появились три тетки в белых халатах и мужик в майке-алкоголичке. Сотрудники санатория вышли на воздух выкурить первую утреннюю сигаретку. Почему-то нежданный визит посторонних на их крышу не обрадовал персонал, и одна из теток заголосила: «А ну-ка брысь отсюда, сейчас милицию вызову». И пришлось им быстренько уматывать, Люси хватило лишь язык тетке показать.
Спустившись на пляж, Люся уползла в море. Только там в голубой прохладной невесомости почувствовала она себя более-менее человеком, а не взбитым киселем. Отмокала долго. Почти полдня. И никакой Гурзуф ей уже был не нужен. После обеда в какой-то забегаловке, забитой людьми под завязку, двинули к причалу и, дождавшись прибрежного подкидыша, уплыли в Малореченское. 
И пока нашли место на горе, где разбить лагерь, опять стемнело. Палатку ставили наощупь в полном мраке. Да что у них тут в Крыму делается? Куда не сунешься — везде ночь!
Там, у моря Люся влюбилась в своего Сашку. Как-то проросло в ней. Лопнула ледяная скорлупа, сковавшая ее душу. Рассыпалась мелкой крошкой, растаяла. Когда? Она пыталась ухватить за хвостик растущий в груди пушистый клубок тепла, понять, с чего началось. Может, когда они плавали в перегретом супе моря, и он ловил ее и целовал в горько-соленые губы, рискуя наглотаться воды? Может, когда поднимались из городка к себе на гору? Сашка тащил в одной руке авоську с очередным арбузом, а в другой еще какие-то базарные радости: виноград, помидоры, всякое такое, а она шла сзади, зажав подмышкой бутылку вина, жуя соленый огурчик за пятнадцать копеек. Шла и любовалась Сашкиной загорелой спиной, его сильными руками. Ей казалось, он похож на орла, который, тяжело взмахивая крылами, тащит в свое горное гнездо добычу. Или ночью, когда он любил ее в душной темноте палатки, ласкал ее тело долго, везде и повсюду, доводил ее до неистовства, до того, что она сама бросалась на него. Требовала и получала. («Обхохочешься: я-то думала —  я умудренная, опытная в сексе женщина, чего я там еще не знаю. А ничего я не знала. Не подозревала даже, что вот так можно. Дурища сельская. Ай да Плотыч! А я все его за мальчонку считала. Нет, ну дома тоже было хорошо, но чтоб так!»)
Она целовала его плечи, влажные от пота, теплые и соленые как море, перебирала пальцами волоски на груди, прижималась к нему всем телом, уткнувшись носом в отросшую на щеках рыжеватую щетину, уже задумавшуюся о том, чтобы стать бородой. Невидимый в густом мраке брезентовый кокон растягивался до неимоверных размеров, отметая все лишнее, все, что было снаружи. Снаружи ничего не оставалось. Вся вселенная была внутри, пустая и темная, созданная только что и только для них двоих.  И высоко-высоко, под самым сводом брезентового неба золотыми крабами ползали звезды крымской ночи.
По утрам она первой выбиралась из сдувшегося к рассвету палаточного кокона, спускалась козьей тропкой к морю, погружалась в едва проснувшееся море, плыла сквозь колышущийся на воде солнечный свет. Сквозь собственное счастье. 
Счастье разливалось в воздухе, проникая во все закоулки. Шелестело жесткой высокой травой вокруг палатки, звенело тарелками в дешевой столовке возле рынка, выглядывало из-за плеча старичка, вырезавшего профили из черной бумаги, пятьдесят копеек за один, восемьдесят — за пару. Счастье пахло солью, арбузами и дешевым розовым вином из желтой бочки, стоявшей на набережной. В Люсином городе из такой бочки продавали квас, и в детстве она стояла в очереди с бидоном. А тут толстая тетка в неопрятном переднике наливала в стаканы едва розоватую жидкость, слегка отдающую уксусом и пощипывающую язык. Очередь к бочке двигалась гораздо быстрее, чем к тележке с разливной газировкой, где под зонтиком сонной мухой едва шевелила лапками вторая тетка, с виду — точная копия первой. Поэтому они с Сашкой всегда вставали к бочке и уже минут через двадцать получали по стакану холодного розового и еще наполняли бутылку из-под кагора на вечер.
Вернувшись из Крыма, Люся собрала в складной клетчатый чемодан, тот, с которым явилась в город покорять сцену, все необходимые для жизни манатки и переехала к Плотниковым. Теперь на лекции они ездили вдвоем с Сашкой. И вдвоем же возвращались обратно домой. И Люсе не надоедало. Почти двадцать четыре часа они проводили вместе. Она не выпускала его из своего поля зрения. Она вообще видела только его. Ей казалось, он светит, и только в этих, идущих от него, теплых лучах ей спокойно и уютно. И как только Люся осознала, что любит, она сразу же начала сомневаться, а любима ли она. Не ослабело ли внимание к ней с Сашкиной стороны. Вот на эскалаторе не повернулся к ней — почему? Надоела? Вот после занятий рванул куда-то с парнями, ее не позвал — она лишняя? Если вдруг Сашка пропадал куда-то: уходил с приятелями «посидеть», застревал в библиотеке, готовя дипломный проект или просто смывался по некоей надобности, она начинала ждать. Просто ждать, когда он снова окажется рядом. Это «ждать» изматывало ее. Не давало ничего делать. Мешало думать. Она сидела на письменном столе, гоняла кассету Цоя, смотрела в окно на серые гаражи за рельсами. 
Ждала.
«Поглупела ты, Милка, — говорил Славочка, — на собаку стала похожа, только что хвостом не виляешь перед бобром своим». Она обижалась, грозила бросить своего напарника, пусть строит коллекцию с кем хочет, а она сама справится. Но отчасти понимала — прав Славочка, прав этот Ярис Маро доморощенный. Нельзя превращаться в Сашкин придаток. Но поделать ничего не могла. Видимо, ядом растекся в ее крови страх снова оказаться лишней, ничьей, свободной. Страх того, что ее Сашке будет «интересно» где-то еще, с кем-то еще, не с ней. 
Но ведь он любит тебя, Люся! Ты же сама видишь! Как он смотрит на тебя. Как приносит тебе утром чай в постель, когда ты, нахалка, дрыхнешь чуть не до полдвенадцатого в воскресенье. Как обнимает тебя за плечи, когда вы смотрите киношку по видику, устроившись на папашином диване. Конечно, это любовь. Что же ты бесишься? Ревнуешь? Флиртует с девицами с курса? Дак это игра, не более. Пошел на днюху какой-то Маринки-одноклассницы без тебя? Дак ты там все равно никого не знаешь. Да и сама-то где была в это время? Со Славочкой тренчи денимовские отшивала? Ну вот видишь. Не туда ты смотришь, девонька. 
Ты лучше вспомни, каким твой Плотыч с этой днюхи пришел. Косой в дугу. Языком не ворочал, и ничем другим и подавно. Прямо в ботинках в койку рухнул. А с утра в институт не пошел, брата за пивом послал. А вечером они еще с отцом добавили на кухне. Нет, повод был уважаемый, кто спорит: День Рождения Комсомола. А там уж до седьмого ноября совсем не далеко, так и понеслось — вечером водка, утром — пиво. Ты тогда со своим клетчатым чемоданчиком обратно к себе в коммуналку переселилась, помнишь. Разозлилась. А как Санек в человеческий образ вернулся, да прощенья просить пришел, плакался, обещал больше никогда... Глаза испуганные, взгляд как у брошенного щенка. 
Простила. 
Пожалела. 
Опять свой чемоданчик собрала и на Гражданку вернулась.
Вернулась туда же, в Сашкину комнату с видом на железку. Туда же, да не туда. Вроде все также. Постоянно вместе, днем и ночью. Да только ночи стали не те. Не было того упоения друг другом, как под крымским небом с удивленно выпученными звездами. Не чаще, чем раз в неделю получалось. Да и как? Навалился, быстро-быстро, раз-два. И все. Отвалился сытый. Как комар насосавшийся. А она не успела. Только-только на взлет пошла... А, лететь-то некуда. Нет неба, нет звезд. Пустота. Плотная, колючая, как стекловата, и такая же гнойно-желтая. И снаружи, и внутри нее, Люси. Забивает все: рот, мозг, душу. Горчит на языке, царапает сердце. Но чаще Сашка ложился, обнимал Люсю и, уткнувшись носом ей в плечо, засыпал. Сразу, как-то мгновенно. А она лежала, не шевелясь, глядя в темный потолок, следя за пробегающими по нему скошенными квадратами света от проезжавших по улице машин. «Почему? Его не привлекает больше мое тело? Надоела я ему? Или это у него что-то не срабатывает? Может от запоя этого идиотского? Может пройдет, и все вернется? Ведь не спросишь же. Нельзя. Да и бессмысленно. Окажется, что я во всем виновата. Бросила его, ушла, не захотела быть рядом, когда он сорвался. Найдется причина. Только поругаемся. Слова нужны — рассказки складывать, а объясниться ими невозможно. Надо подождать».
Тогда Плотыч сделал ей предложение. И она согласилась. Сразу. Не раздумывая. Она же хочет быть с ним. Именно с ним. И все будет хорошо. Решили пожениться после выпускных экзаменов. Чтоб и диплом уже в кармане, и новая жизнь впереди, и погода летняя. А то в этом городе вечный серый морок, солнце по спецпропускам.
— Слушай, Славочка, даже не знаю, надо оно мне или нет.
Нет, это Люся не про свадьбу, это она про платье. А с кем ей еще посоветоваться по столь важному поводу. Как-то так за время учебы вышло, что Славочка стал ей то ли другом, то ли подругой. Теперь вопрос о свадебном платье надо решать. 
— Дура ты, Милка, ветром подбитая. Конечно, оно тебе надо. Мы его к нашей коллекции добавим. Западники всегда показ свадебными платьями заканчивают. Роскошными. А мы одним закончим. Джинсовым. В нем потом и замуж пойдешь.
— Корсажик джинсовый с отстрочкой и юбка – облако кружевное, белое.
— Не, Милка, наоборот. Корсаж кружевной. Не чисто белый, цвет чайной розы. А юбка джинсовая. Тяжелая.
— Ага, из двух полотен, как фартуки. И подъюбник на тюльмаринчике.
— На боках кнопки. А потом ты, раз(!) — кнопочки расстегнула и юбка — ффух — падает. А ты вся в кружевах. 
— Ага! А потом и эта юбка падает. Стриптиз по вызову. Ну насмешил, ты, Славка.
— Точняк! Она на запаМхе. Ты ее скидываешь и остаешься в мини-юбке джинсовой.
— В шортах. Шорты короткие и кружавчиком отделаны. И гольфы белые до колена, такая Лолита.
Вот так вырисовывалось Люсино свадебное платье и заодно последняя изюминка их денимовской коллекции. Может, это платье-трансформер и сыграло главную роль в том, что их заметили господа из Монте-Карло.
Надо ли говорить, что замуж Люся не вышла? 
Не вышла, и пощеголять в собственном коллекционном платье удалось лишь перед комиссией в институте, а вовсе не во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота. Хотя именно туда они с Плотычем подали документы в самом конце мая. Они даже кольца купили. Тонкие золотые колечки, что должны были сковать их жизни в единое целое. 
Отметили получение дипломов. Хорошо, надо сказать, отметили, с размахом. Сначала в ресторане «Нева» гуляли, потом у кого-то дома продолжили. Расползались кто как мог, за полночь. Конец вечеринки Люся помнила смутно. Сначала все плясали, музыка гремела. Потом сосед снизу пришел ругаться, ему налили водки, и он остался. И уже никто веселью не мешал. Когда Люся с Сашкой отчаливали, сосед чего-то пел под гитару, девки курили на балконе, кто-то уже дрых, свернувшись калачиком в углу дивана.
Утром у нее раскалывалась башка. Да, наверняка, не у нее одной. Все-таки оттопырились они по полной. Но все как-то постепенно выкарабкивались из похмельной мрачной жижи к свету. А Сашка решил продолжить. Сначала компанию ему составили пришедшие, как всегда, в субботу сестрица и Родственник. Но этого показалось мало, в воскресенье Плотыч гулял с какими-то неизвестными Люсе приятелями. А с понедельника просто пил дома один. Он валялся на не заправленной постели целый день, за кроватью у стены стояла бутылка водки. Когда она опустела он пошел за второй. То ли по дороге он рухнул в кусты, то ли кто-то начистил ему физию, только вернулся Сашка без бутылки и с исцарапанной мордой. Будто кошки драли. Объяснить, что случилось, он не мог. Только бессмысленно повторял: «Все плохо». А на вопрос: «Что плохо?» отвечал заплетающимся языком: «Все хорошо». И требовал, чтобы теперь Люся отправилась за водкой. Лежал и периодически взарывал:
— Люська! Ты купила? Принеси! 
Ночевать Люся пошла в комнату Вовки. Неудобно, конечно, пацан не маленький. Но уйти к себе домой она побоялась: вдруг Сашке плохо станет, вдруг его на улицу понесет, и там еще какой дряни хлебнет, метанола или «красной шапочки». Но обошлось. С утра Вовка брату пива принес. И Плотыч начал выхаживаться. Колбасило его еще двое суток: зрачки сужены, глаза безумные, руки трясутся и самого поколачивает ознобом. Смотреть страшно. Как только очухался, Люся уехала. Не к себе в коммуналку с видом на крышу «Колизея». Дальше, гораздо дальше. Махнула в Тотьму. 
Про это мы уже рассказывали: плотина на маленькой речушке, яблоня бельфлер-китайка под окном и половина иконы, завернутая в вышитую тряпицу.

***

Повторимся: вернулась Люся в город с новым названием и в абсолютно новую жизнь. На пару со Славиком открыли они кооператив, стали отшивать женские тряпки: платья, костюмчики, брюки. И пошло дело. Пошло-поехало. Через полгода у них уже был магазинчик на Гороховой. За название чуть не передрались. Славочка требовал поставить на вывеску его имя «Ярис Маро», а Люся уперлась:
— Обойдешься! Я ж не настаиваю на «Милене Блауфогель». Других названий полно. «Евромода», например, или просто «Шик».
В результате решили отшить две коллекции, одну под маркой Яриса, вторую — Милены, а магазин обозвать просто: «Бутик «Модный дом». В общем, в новую рыночную Россию ребятки вписались. В Модном доме своем вывешивали тряпки по запредельным ценам. И те же, только без лайбы и из более дешевой ткани – на Апражке в паре лавочек. Раскрутились. Славочка машину купил, не новую, само собой, с финской автосвалки. Фольксваген Гольф. Ему правда уже добрый десяток лет, Гольфу этому, но все равно, иномарка. И Люся тоже купила, что подешевле, бэушную восьмеру жигулевскую, «зубило». Сойдет. Машина должна ехать, остальное не важно. На иномарку пожадилась тратиться, опять начала копить деньги, теперь уже в долларах. В рубли не верила. Да никто тогда не верил. Доллары — зеленые бумажки с портретами лучших друзей — только им можно доверять. Решила Люся расстаться со своей коммуналкой. В отдельную квартиру перебраться. 
Из-за денег Люся опять поссорилась с матерью. Там у них полная нищета началась. Цены растут — денег нет. Элька — студентка, да еще с ребенком, мужу ее зарплату через раз платят, Ленка продавщицей в ларек устроилась, водкой торговала, в том числе и левой, в подвале разбадяженной. Не великие деньги получала. Бабушка, неугомонная ее бабушка, всю жизнь зарабатывавшая, осталась не у дел и очень переживала, что кроме своей пенсии не может принести ничего в дом. У матери хорошая зарплата была, она инженером в кооператив устроилась. Говорят, его бывшие золотодобытчики открыли, из команды Туманова. Кирпичный завод выкупили. Еще дорожной техники накупили — дороги строить. Да мать только пару лет и отработала. Начал кооператив разваливаться, завод продали, кого-то поувольняли, а ее на пенсию отправили, как раз возраст вышел. Спасибо, Тамара Сергеевна, за доблестный труд на ниве зарождающегося капитализма. Где зарплата была, и где теперешняя пенсия. Даже не сравнить. 
В общем сидят без гроша. Люся приехала, холодильник загрузила, а то там полморковки и бутылочка с детской кашей. Ну денег, само собой оставила. Много. Чтоб на три месяца хватило. Теперь она уже умела считать копеечку. Не то, что в начале славных дел, когда жила от аванса до зарплаты и в ус не дула. Теперь Люся знала, сколько надо на закупку материалов для швейки, на зарплату швей, на свет, на воду, на то и на сё, и сколько останется им со Славочкой: на шнурки и унитаз или на устриц и «Вдову Клико». Так что просчитала она правильно — на три месяца спокойной жизни ее расплодившемуся семейству хватит.
Но уже через месяц мать позвонила и попросила, да нет, пожалуй, потребовала еще денег.
— Мама, я же оставила много. Куда вы дели-то? У меня нет сейчас свободных средств. Нам ткань закупать. 
Но та не хотела ничего слышать:
— Ты не понимаешь. У Эли маленький ребенок, девочке нужны фрукты, витамины.
— Да ей года нет. Сколько же она съест?
— А еще мясо. Ты знаешь, почем мясо на рынке?
Люся представила свою племянницу, маленькую лысенькую толстушку, в виде огромного круглого, как цистерна, Робин-Бобина, непрерывно поглощающего тонны мяса, фруктов, овощей. Мать определенно чего-то не договаривала, прикрываясь младенцем.
— Мам, вы все истратили? На что?
Конечно, оправдываться перед дочерью Тамара не собиралась. Сразу рванула в атаку:
— Ты подумай о своих сестрах! Ты там в Питере живешь богато, одеваешься модно. А им что? В рванине ходить? А мне?! Ты меня уже совсем в утиль списала. Я как бабка старая должна одеваться?
Рванина — это куртки, которые Люся им подарила осенью. Хорошие модные куртки, стеганые. Даже шикарные. У них в бутике они висят. Стоят как паровоз. Но раскупаются. Потому что фирменные. Импортными буковками написано под воротником «Milenе Blaufogel». Понимать же надо! И пальто матери тоже из той же оперы. Но нет! Мать решила шикануть на безденежье. Надо же выглядеть. Чтоб люди видели, у них все хорошо, не бедствуют. Купила итальянские дубленки себе и Эльке, а Ленке шубу из собаки. Страх и ужас. Потом, когда Люся увидела сестру в этой разлохмаченной пестро-серой шубе с дешевой барахолки, ее чуть кондрашка не хватила. Но видимо, Ленусе купили на сдачу, всю основную сумму, оставленную им Люсей на жизнь, сожрали дубленки. Схомячили и не икнули. Ну что ж, это тоже выбор: голодные, зато в дубленках.
— Мама, ты понимаешь, у меня все рассчитано. Я вам на три (ТРИ!) месяца деньги оставила. У меня нет сейчас!
— Не ври матери, ты сама сказала, что собираешься там что-то закупать. Значит, есть деньги.
— Их тратить нельзя. Это на материал. Чем мы работать будем, если я их истрачу. И они не мои, они наши. Я же не одна работаю.
— Ты просто не хочешь. Купите поменьше своего материала. Ерунда. Можешь меньше тратиться на своих мужиков.
Господи, а это-то откуда? Какие мужики? О чем она? О Плотыче, который уж год как канул в небытие? О Славочке, надежном партнере по бизнесу, но уж никак не «Люсином мужике»? Даже слушать стыдно.
— Я не могу!
Дальше беседа перешла в стадию «Неблагодарная дочь», а потом мать бросила трубку.
 
Тогда же в девяносто втором году умерли Алефтина и Люсина бабушка. Прямо друг за другом. 
Алефтина как чувствовала. Позвала Люсю к себе, говорит: «Забери Зингер». 
— Алефтина Петровна, что вы? Зачем? Вы же со своей машинкой всю жизнь не расставались!
— Именно что, всю жизнь. Жизнь-то тю-тю, на исходе. Мне уж пора на вопрос: «Каким вы видите свое будущее?» отвечать: «Очень коротким». Вдруг помру в одночасье — соседи все барахло на помойку выкинут. Мебель себе растащат, да того не жаль, пусть. А это старье, само собой, на свалку. А мне ее жалко, как зверька домашнего, как собаку или кошку. Забери, Люся. 
Люся и забрала, не стала спорить. А через месяц, это октябрь был, соседка Алефтинина позвонила, сказала, померла. А Люся только в город вернулась. Ее почти месяц, как раз, и не было, ездила ткань закупать в Эмираты. 
— Как? Когда? — Люся всполошилась. 
— Да уж неделю как.
— Что ж вы мне раньше не позвонили? Ах, да... Я же... Меня же... А, похороны?
— Да уж схоронили. За счет собеса. На Южном кладбище. Родственников-то нет. А как померла... Да известно, как. От смерти. Упала в коридоре и все. Скорую вызвали, а уж она и не нужна. Сразу в морг определили. А твой телефон в коридоре у аппарата на стенке записан. Вот и звоню.
На том конце провода еще что-то говорили, но Люся не слышала. Она сидела с трубкой возле уха на полу в прихожей и тихо плакала. Об Алефтине. О ее одиночестве: всю жизнь одна, всех война отняла, а новой родни не нажила. О ее неласковости: не с кем было, а с чужими не хотелось. Вот разве что, с Люсей она слегка оттаяла, подпустила ее к себе. А больше ни с кем. В своих отглаженных блузочках, как в броне, прожила всю жизнь.
А ближе к новому году умерла бабушка. Тоже, как сказала, Алефтинина соседка, от смерти. От инсульта. Быстро. В три дня управилась. Торопилась. Не хотела никого мучить своим, вдруг ставшим чужим, непослушным, бессловесным телом. Только успели в больницу — а уж забирайте, хороните. Элька позвонила: «Приезжай, поторопись...» Люся приехала, а бабушки нет. И больше не будет никогда.
На похоронах Люся не плакала. Плакало небо. Погода была слякотная. С высоты летела мокрая холодная каша, залепляла глаза, покрывала все водянистой сероватой пленкой. Все хотели побыстрее разделаться со скорбной обязаловкой и – в тепло. Пока приехали на расхлябанном пазике с черной полосой по борту, пока добрались до разверстой могилы, пока могильщики наскоро забросали мокрой землей яму, Люся мерзла все больше и больше. Холод пробирал ее сквозь теплый пуховик до дрожи, сквозь шарф студил горло, лез под шапку, замораживал мозг, превращал в ледышку мысли, чувства. И она ощущала себя обледенелым столбом. Бесчувственным, холодным, мертвым. 
Поминки — немногочисленные гости, соседки по подъезду и старенькая уже совсем Полин-Митревна, бывшая театральная костюмерша. Помнишь, Люся, как она тебя в театр с черного хода запускала французскую пантомиму смотреть? А лоскутки, бесчисленные маленькие кусочки пестрых, шитых золотом или серебром, шелковых, шерстяных, ситцевых тряпочек, что ссыпала она тебе в кармашки щедрой рукой? Болтаясь по театру, ты думала, что сцена определит твое будущее, а оказалось: вот эти самые лоскутки. Именно с ними, с тканями, иметь тебе дело. Ткани, нитки, выкройки... Значит, Полин-Митревна еще тогда, в давнем детском твоем прошлом тоже стала одним из истоков, откуда потекла река твоей жизни. А ты и не знала.
Посидели, помянули, выпили по капельке сладкого кагора, разошлись. Долго не засиживались. Люся не хотела оставаться. Не простила матери телефонный наезд, когда та денег требовала. Тогда она им все-таки послала, наскребла, сколько смогла. И теперь отправляла матери перевод каждого первого числа. И больше тему денег они не обсуждали. Кажется, они уже совсем никаких тем не обсуждали. И теперь, убирая со стола посуду, гремя тарелками в раковине, Люся чувствовала, что и делать ей здесь больше нечего. Это уже не ее дом. И места в нем для нее нет. 
В самом прямом смысле нет: в одной комнате Элька с мужем и мелкой, в другой, бывшей бабушкиной, бывшей когда-то и ее, Люсиной — мать с Ленусей. Разве что в прихожей ей место — на папиной тахте с вылезшими пружинами, костлявой, как старая лошадь. Так и стоит тут, хотя родители уже больше года, как развелись, и отец уехал куда-то в дальние дали, на край областной географии. Всю жизнь был охотником, в лес ходил, домой уток притаскивал, у себя в прихожей, разложив на двух табуретках всякие причиндалы, набивал патроны, сыпал порох, вырезал из листа серого войлока пыжи. Потом прятал все свое хозяйство в стенном шкафу, запирал на ключ, чтоб девчонки не лезли. А теперь вот устроился егерем где-то в охотничьем хозяйстве на берегу озера. Надо бы съездить к нему, теперь просто — машина под задницей. 
Эти мысли крутились в Люсиной голове, старательно, но безуспешно вытесняя одну, главную: бабушки больше нет. Нет того тепла, что она создавала вокруг себя бесконечными заботами обо всех и о каждом, бесконечными стирками, штопками, пирожками и жареной картошкой, леденцами, спрятанными в пузатом комоде, двугривенным, сунутым в детскую ладошку на мороженое. 
Ничего этого больше нет в этом доме. Надо уезжать. Да, надо забрать икону. Обещала бабушке, да так и не собралась. Сколько уж лет прошло? Три? Четыре? Пять? А она ведь не напоминала... А, ты, Люся, и не вспомнила.
— Ты чего там роешься?
Люся полезла в бабушкин сервант, открыла запертую на маленький ключик желтую дверцу, начала вытаскивать, вываливать на пол пакетики, коробочки, какие-то книжки. Мать сразу нарисовалась рядом, нависла неотвратимостью. И сразу: «Чего роешься?» она что, боится, что дочь что-то украдет? Что у них украсть-то? Да и вообще, почему «у них»? а она что, чужая здесь?
— Я ищу. Бабушка мне оставила... Тут икона должна быть... Старая такая...
— Нет тут ничего! — безапелляционно заявила мать. — Никаких икон нет! Откуда у нас иконы? 
— Бабушкина.
— Мать в церковь никогда не ходила, зачем ей икону держать. Закрывай давай, Лизок пылью надышится.
Маленькая Люсина племянница была тут как тут, ползала между разбросанными по полу вещами, совала в рот бумажки. 
Не было иконы. Значит, мать все-таки добралась до нее, вынесла на помойку. Не удастся Люсе собрать целую. Вот вторую половину привезла из Тотьмы, а первая пропала. Не судьба. Надо уезжать.
И Люся уехала. И не приезжала больше почти никогда. Раз или два всего. Ограничивалась звонками, денежными переводами раз в месяц, а потом электронной почтой и соцсетями.







Встреча в Дубае

Ну все, больше не хотим про Люсю. И так уж про нее рассказано больше, чем про Лизу, которую мы считали главной героиней нашего повествования. Да собственно, и рассказывать дальше не особо интересно. Никаких высоких трагедий или чего-то особо распрекрасного в ее жизни не случалось. Жизнь устаканилась и с наезженого круга уже не сходила. Как говорила ее бабушка, а теперь, иной раз, повторяла и она сама: «Все так или иначе проходит. Все в море будет».
Швейный бизнес ее процветал и давно уже переехал из снятой в Красном Селе квартиры на небольшую фабричку в недалеком от города областном поселке. С бессменным своим партнером Славочкой она рассталась мирно, без скандалов и судебных разборок. Славочке надоели тряпки, и он перекинулся на меха. Фотки брутальных лысых мужиков в длинных, до пят, Славкиных шубах прочно угнездились на задних обложках явившихся к нам «Вогов» и «Элей». И славный логотип «Yaris Maro» в уголке. А в нулевых, затосковав после дефолта со своими дорогущими шубами на руках, Славочка махнул на туманный Альбион, и подучиться, и развернуться. Люся, а теперь уже Людмила Георгиевна Блауфогель, и сама неплохо развернулась. Марка «Milene Blauf» (да, она тоже слегка обкорнала фамилию) котировалась в провинции, и в самом городе у нее было несколько магазинчиков, которые гордо именовались бутиками.
Накопленных Люсей портретов лучших друзей на светло-зеленых бумажках хватило ей на отдельную квартиру. Но она никуда не переехала, а наоборот, ухитрилась расселить свою коммуналку. И осталась одна в квартире с видом на крышу «Колизея». Одна, потому что никакая большая любовь к ней уже не заглянула. Конечно, у нее были мужчины. И очень хорошие, на ее взгляд. Но больше уже никогда не искрило так, как с Егоршей или с Плотычем. И замуж идти она уже не хотела, хотя и предлагали не раз.

***

Вот разве что еще один эпизод из совсем уже нового времени, из две тысячи десятого, кажется, года. Она тогда в очередной раз поехала в Дубай. Поехала на выставку текстиля и дизайна, масштабную, как все здесь, занимающую несколько павильонов выставочного центра. Если мнишь себя модельером, следи за трендами. Да и показаться, самой переговорить с поставщиками было пора, три года не наведывалась, поди уж и забыли кто в доме «Milene Blauf» хозяин. Такие поездки называются грубо, но емко — рожу продавать. Три дня на выставке, каждый день по часам расписан, во сколько и с кем встречаться, спасибо Ленке, менеджеру по поставкам сырья на фабрику, она и о встречах предварительно договаривалась, и шефине своей расписание распечатанное в нос сунула. Незаменима Ленка в таких поездках, она заодно и секретарша, и попутчица, чтоб не скучать одной вечерами. Ленкой ее Люся только про себя называет. Какая там Ленка — Елена Васильевна, годков-то ей почти как самой Люсе, на пару лет всего и моложе, за сороковник перешагнула. А все в поиске матримониальном, на каждого встречного мужика смотрит, как на чудо — надо же какой вид (или индивид) интересный! 
В Эмираты они со Славочкой поехали первый раз еще в девяностые. Тогда все куда-то ехали, что-то везли в больших клетчатых сумках, челночили. Крокодилья эпоха первоначального накопления капитала. Познание правил таможенной игры на собственной шкуре. Учеба, за которую приходилось платить иной раз очень недешево. 
Они на своей швейке задыхались без нормальных тканей, отечественные враз куда-то провалились, дешевка китайская приводила в бешенство — до первой стирки, а потом только полы этим тряпьем мыть, а Франция-Италия не по карману были на стадии разворота. Кто посоветовал метнуться в Эмираты, уже и не вспомнить. Кто-то из однокурсников, наверное. И даже наводку дали. Короче, оказались они в Дубае на Старом рынке в Дейре, среди сотен рулонов разнообразных тканей, ярких и пестрых, как стаи тропических птиц.
Тогда Люся с первого взгляда влюбилась в эту гремучую смесь запахов, цвета, гомона, обрывков музыки, вылетающих из открытых дверей кабачков.
— Милка, рот закрой, попугай влетит! — вывел ее из восторженного ступора Славочка. — Давай вон к тому, — ткнул пальцем, — у него там вроде хлопок, пошли пощупаем.
В первый день они перещупали половину тканей. Так им казалось. Трогали, мяли, тянули. Пытались по-английски, а больше на пальцах расспрашивать, что за ткани, кто делал, где фабрика. Наивные, они пытались выпытать у ушлых торговцев, откуда у них товар, чтобы выйти прямо на производителя. Получилось не очень. Сидя в дешевой забегаловке тут же у рынка, жадно заглатывая куски шавермы, вырисовывали они план наступления прямо за засаленных салфетках: чего и сколько купить на этот раз и когда приезжать еще, и не метнуться ли в последний день на швейную фабрику, хозяин сам приглашает. Ведь не далеко вроде, в этом, как его, Аджмане, вроде. 
Или в Шардже? 
Да не, точно в Аджмане! 
Или в Аджане другая фабрика была? Где органзу ткали.  Обалденную органзу. Легкую, как первый вздох летнего утра, яркую, как сераль падишаха, знойную, как Шамаханская царица. И это не в первый приезд было, позже, гораздо позже.
 Ну вот опять мы спорим. Опять мы, разноплеменная толпа, прячущаяся за именем «Автор», поднимаем гвалт, птичий базар устраиваем. Не помним, путаем друг друга. Надо нам у Люси спросить как-нибудь при случае.
Тогда она сторговала на рынке всего за десять баксов шикарную кандуру, женское платье, бордовое, с расшитым золотом и пайетками передом, от ворота, до самого, почти в пол, подола.
— За фигом тебе, эта красота? Чё, Милка, хочешь конкурс на звание любимой наложницы выиграть? И куда ты в ней? На коммунальной кухне как елка новогодняя стоять собираешься, мир собой украшать? — Славочка смеялся.
Ну и пусть. Где ему понять. Люся и правда, потом пару лет в этой кандуре по дому ходила. Но главное не это. Она рисунок вышивки использовала. Джинсовые классические куртки с вышивкой во всю спину расхватывали у них в магазинчике, как горячие пирожки. 
Но это тогда. А нынче в последний день выставки Люся постаралась отстреляться побыстрее, и оставив вместо себя незаменимую Ленку, вернулась в город. Хотела пройтись по дорогим магазинам, посмотреть, что покупается, составить некое представление, куда двигаться ей самой в швейной индустрии. В огромном торговом центре, стилизованном под восточный базар, уже слегка подустав от бесконечной череды местных и международных брендов, от обилия стекла и света, от пестроты и яркости пространств, пытаясь присесть где-нибудь за чашечкой кофе, она наткнулась на афишу. 
Возле затянутой изнутри черным бархатом стеклянной стены стоял рекламный «бутерброд» с черной же афишкой: по верху белая арабская вязь орнаментом, а ниже — «URBAN-BIRTH». Перевести это можно было как «рождение города или городской среды». Видимо, символизируя родовые муки, там было нарисовано здание, слегка растекающееся к низу и перевитое пупырчатыми спиралями. Но привлекло Люсино внимание вовсе не это измученной здание, а фамилии чуть ниже. Одно имя ничего для нее не значило, что-то арабское, Мухамед(?), Мустафа(?), она тут же забыла. А вот второе... «Marie Bogin». Нас «французскостью» с толку не собьешь. Маня Богина? Манька Катерпиллер? Здесь? Не может быть! А вдруг может? Плюнув на остальные бутики и вожделенный кофе, Люся шагнула сквозь бархатную портьеру. 
Зал был залит белым, как в операционной, светом. На белых же постаментиках стояли скульптуры, бронзовые, наверное. Металлические, желтовато-серые. Дома, как и на афишке, в рваных обмотках, то ли биртов, то ли пуповины, слегка перекрученные от усилия вырваться из пенящегося Ничто. Или рассеченные, раскрывшиеся перезрелым гранатом. Семечками высыпались из них малюсенькие книги, музыкальные инструменты, столы, кровати, все, что составляло человечью жизнь. Вот только самих человечков нигде не было. Видимо город рождался сам собою, без участия людей. Некоторые здания были вполне узнаваемы. Американский Белый дом, припавший на одну сторону, как собака на передние лапы. лондонский Тауэр, рассевшийся как лопнувший бочонок. А что там? Это же «Прибалтийская». Ее, даже искаженную, треснувшую, с вытекающим ручьем чемоданов, рюкзаков, сумок, не узнать невозможно. 
«Поедем к Прибалтону купаться? Заодно «Рижского» там возьмем, пивка хлопнем». 
Манька, Манька, ты ли это?
На черных стенах висели картины. Или гравюры. Что-то черно-белое, как тушью прорисованное. Тоже здания. С лестницами, закрученными лентой Мебиуса, куда бы ты ни старался по ней прийти, вернешься к началу. С окнами без рам, за которыми была видна стена, опять же с окнами. Дома в разрезе, напоминающие раковину улитки, каждый этаж меньше предыдущего, и наконец, на самом верхнем в комнату способен поместиться лишь детский горшок.
В зале было кроме Люси человека два, они так же, как она, бродили между белыми пьедесталами, останавливались у картин. Никакого администратора или еще кого было не видать. Да и зачем, видеокамеры ведут перекрестный досмотр из-под потолка.
Она прошла уже через весь зал, не слишком большой, всю-то выставку за двадцать минут обойдешь, остановилась в углу, уставившись на небоскреб, обвитый путами, как Лаокоон. И так же как тот несчастный, здание корчилось, напрягая бетонные мышцы, пытаясь вырваться из душивших его объятий чего(?) — змей(?), шлангов(?), пуповин(?). Смотреть на застывшие корчи было больно. 
За спиной скрипнуло. Люся обернулась. Открылась невидимая за тканью, обтягивавшей стены, дверь.  Из бархатной занавески спиной вперед выпутывалась крупная женщина, одетая в ярко-розовую кандуру. Голова ее была едва прикрыта небрежно накинутой тонкой черной шеллой, традиционным платком. Женщина громко говорила что-то по-арабски туда, в покинутое ею пространство, похоже, что ругала кого-то или требовала чего-то. И вдруг по-русски: «Да хрена лысого я буду переплачивать, обойдутся!», и дверью хлоп.
— Мань? Маша? — Люся смотрела в лицо этой женщины, искала знакомые черты. 
Сколько лет прошло? Больше двадцати. Целая жизнь. Вся эта жизнь, вот она — у нас на лицах. В зеркало глянешь — кто эта женщина, что смотрит оттуда, разве это я? Разве это Манька? Та высокая, безбровая, белобрысая, вечно не причесанная, неуклюжая деваха с ладонями-лопатами, руками скульптора?  Ухоженная дама: матовая, цвета топленого молока кожа, чуть рыжеватые волосы гладко зачесаны, неброский макияж, черные брови дугами, руки расписаны хной. А кандура? Такое платье, явно вышитое вручную, немалых денег стоит. Уж в этом-то Люся разбирается. Такие арабские дамочки, жены шейхов, по бутикам фланируют, тряпки дорогих брендов скупают. Если б не этот «хрен лысый», что у Маньки с языка не слезал, разве б она ее узнала?
— Манька, ты что ли?
Та застыла столбом, тоже вглядываясь в лицо, окликнувшей ее женщины. Секунду, другую, третью... а потом:
— А-а! Люська! Ты? Убиться можно! Откуда?
Сграбастать своими длинными лапами, прижать к себе, закружить, смеясь:
— Люська! Ура! Давай рассказывай, чего-как... А я... Во, видела? Наша выставка. Моя и Мишкина. Мишка, ну Мутасим, то есть, он рисует классно...
— Я в Питере... Все по-прежнему... У меня швейка... Я тут ткани... Вот приехала...
Пара минут невнятных фраз. Попытка высказать все и одновременно. Все, что прожито, пережито, достигнуто и потеряно за проведенные порознь годы. Наконец, успокоиться. Не исчезнем же мы прямо сейчас и внезапно. Устроиться в ближайшей кафешке: кофейник с длинным носиком, крохотные чашечки, пестрая тарелочка с финиками, крепкий кофе с кардамоном. И разговаривать, рассказывать друг другу свои жизни. Как в первое знакомство. 
Помнишь, Люся, как вы пили чай с печеньем-курабье в вахтерской будочке на заводе?
— Живешь здесь? В Дубае?
— Нет, не в Дубае, в Аджмане. Недалеко здесь.
— Знаю. Там фабрика. Я там была, давно. Еще в начале девяностых.
— Я тогда еще в Штатах болталась. Знаешь, я почти пол-Америки объехала, где только не жила.
— А уехала оттуда чего? Ты ж на свет факела свободы летела.
— Ага. Как бабочка безголовая. 
— Чё, не понравилось?
— Почему не понравилось? Понравилось. Свободная страна. Общество равных возможностей. У меня были равные возможности. Возможность быть скульптором и возможность мыть посуду в придорожной забегаловке. Абсолютно равные. И одновременные. Мы с Мишкой в Макдаке в Тампе хором кричали: «Свободная касса!» Я скульптор, он архитектор, и оба картошку жарим, бургеры складываем.
— А почему Мишка? Он русский?
— Да ну тебя, какой русский. Сириец. Он, вообще-то Мутасим. Мутасим Захеди. Но учился в Москве в архитектурном. А у нас, сама знаешь, быстро перекрестили. А ему нравится. Мы уж сколько лет вместе. А ты? Замужем?
— Нет. Не срослось... — и перевела стрелку, — А дядя Семен как? Жив?
— Ой, нэ дэлай мине берэменную голову, дядя Сёма — это тема...
Остывал кофе в чашечках. Не до него. Они болтали долго. А потом Манька вдруг подхватилась:
— Сколько времени-то уже? Мне ж закрыться надо. Счас я народ разгоню и зал закрою. А потом... Ты где остановилась? А уезжаешь когда? Целых три дня еще? Слушай, а давай к нам поедем? Я приглашаю. Давай? Завтра Мишка пусть тут сидит, а мы с тобой на пляж метнемся.
«Может на залив метнемся? Маньк, давай? — Хрена лысого! Залив цветет. Лучше к «Прибалтону» пойти...» — эхом из дальнего далека едва слышно прозвенело в Люсиной голове.
И Люся согласилась. Она специально три дня себе приберегла на после выставки. Ленка завтра улетит, а она останется. Погулять-отдохнуть, совместить работу с маленьким отпуском. По-настоящему в отпуск давно уже не выбиралась. Они заехали в гостиницу. Люся сложила вещи, сказала Ленке, что встретила подругу и поедет к ней, так что: «Сдашь номер завтра, ну все, пока». 
Эти три дня в Манькином доме, три дня погружения в собственную юность были каким-то сном, совмещением разных временныМх пластов. Он была здесь и сейчас: ступала босиком по нагретому солнцем полу, выходила на балкон, чтобы с высоты черт знает какого этажа окинуть взглядом панораму города, слушала колыхавшийся в прозрачном воздухе азан, сидела за столом с Манькой и ее мужем, лопала вкуснейший, им приготовленный мачбус. И в тот же самый момент была где-то еще, шла сужающимся коридором дома-раковины, все дальше, все выше: открывалась белая двустворчатая дверь, на пороге стоял дядя Семен — «Давайте знакомиться, сударыня», стучала швейная машинка в общежитской комнате, пахнущая прудом волна слизывала песок с бутылок «Рижского» пива, стучали под полом вагонные колеса — «У меня будешь ты» —  белело в сумраке тамбура Егоршино лицо. 
И разговоры, разговоры... Все, что Люся рассказала своей вновь обретенной подруге, мы, в принципе, знаем. А что поведала Манька? Давайте дадим ей слово. И тоже послушаем.







Мягкий хлеб прародины

Знаешь, Люська, я выпорхнула тогда из Союза дура дурой. Красивая и смелая. Приехала в этот долбаный Израиль и давай натурализоваться: язык учить, то-сё, на курсы записалась. А они меня, как новую гражданку, раз, — и в армию. Худо-бедно «лево-право» понимаешь... Ага, точно, «сено-солома». Вот тебе винтовка — служи. Ну отслужила. Куда денешься. А дядя Сёма у брата тогда жил. Они и сейчас вместе живут, но уже в другом месте. А тогда... Погоди, сейчас запутаюсь. Короче, я когда уехала? Никогда даты запомнить не могла. В восемьдесят седьмом что ли? 
Дядя Сёма меня в аэропорту встретил. И дядя Миша. Они оба меня встретили. Они, знаешь, совсем не похожи. Ну Семена ты помнишь, длинный, присогнутый, унылый, на стручок перца похож. Правда, за то время, что он в Израиле прожил, к моему приезду, он поднаел тело-то слегка, подраздобрел, даже распрямился как-то. А Миша на него совсем не похож, только глаза те же, Блауфогельские, с мировой скорбью. Он маленький, толстый и почти лысый, так, клочки какие-то сивые торчат. Говорит, седой с детства. Помнишь, я тебе рассказывала?
Вот мы в машину загрузились, поехали. Едем, едем... Долго. Я думаю, куда едем-то, скоро география закончится, мы в море свалимся. Оказалось, они в кибуце живут. У черта на рогах. Самый библейский закут: Галилейское море, Магдала, Капернаум. Малюхонный городок, деревней язык не повернется назвать, но всего-то человек триста живет. Дегания Алеф. Не слыхала? Это, между прочим, самый старый кибуц, его евреи из Российской империи основали. Молодые, с идеей во лбу. Нет, ничего плохого не скажешь: красота, Эдемский сад. Домики каменные, дорожки, кустики-цветочки.  Лепота. Они там по сю пору по Завету живут. Ну не совсем Моисея, по-своему, кибуцному, Завету: общественная собственность, столовая бесплатная, зарплаты у всех одинаковые. Такой, знаешь, продвинутый социализм. Мне тогда казалось, вот так оно должно быть. Все работают, у всех все есть, никакого дефицита. За обучение детей кибуц платит, в смысле, если в институте. Лечение оплачивает тоже кибуц, хоть тебе в самую дорогущую клинику надо. Но и на кибуц все работать должны. Вот дядя Миша, он в университете в Хайфе историю преподает. А потом домой приезжает и добро пожаловать в столярную мастерскую, столы ваять. Три часа, три раза в неделю. Это он в Хайфе профессор, а дома — мастер. 
Мне сарай под мастерскую выделили, старый овин или рига, не знаю, когда-то зерно хранили, потом хлам всякий. Отличный сарай, крепкий, сносу ему нет. Крышу починили. Я одну стену снесла, застеклила, чтоб свет был. Такие раздвижные двери, прямо в садик маленький. Так что я себя настоящим скульптором осознала. Со своей собственной мастерской. Но в нагрузку пришлось вести кружок — и с детишками, и со взрослыми заниматься. Думала, не придет никто, кому охота в глине вачкаться. Нет, народу понабежало, чуть не половина кибуцников, пенсионерки в основном, самая активная часть населения. Потом, слава богу, почти все отпали. Но десятка полтора самых упертых бабулек осталось. Два раза в неделю занятия с детьми, один раз — со взрослыми. Да еще работа в столовой два раза в неделю. В субботу, сама понимаешь, ничего нельзя, даже в носу поковырять. На собственное творчество времени оставалось хрен да маленько. Да еще год на армию вылетел. Ну это я уже говорила. 
В общем на дядисёминой прародине я пять лет проторчала. Или шесть? Ну как-то так. Кой-чего добилась. Широкой известности в узких кругах, как говориться. Но в основном частные заказы. Деньги дает это дело не плохие, а вот на имя совсем не работает. Но повезло. Один чиновник столичный заказал мне для своего сада парные скульптуры. Да неважно какие, из еврейского эпоса, ты, Люська, все равно не в теме. Ему понравилось, и он мне спроворил заказ от муниципалитета на городские малые формы. Аллейка такая со скамеечками. Скамеечки бронзовые, а на них то там, то сям люди сидят. Тоже бронзовые. Мужик в кипе, старушка с кошкой, пацан с книжкой. Вроде как личным примером объясняют народу, для чего скамейки. Не, ну смеюсь, конечно. Это солидный заказ был. Я на нем приподнялась здорово. Представляешь, мои скульптуры в городе стоят. И все их видят. И там даже на специальной планкеточке нацарапано, что, мол, дар городу в честь такой-то даты, автор такой-то, такая-то. Я — автор. Ой, я гордая ходила, как фрегат под парусами. И на волне успеха решила-таки в Америку двигать. Это уже успех, настоящий, признание, не какие-то сраные вырезки из советских газеток. Есть, чего миру представить. 
Как они не хотели меня отпускать! Кто-кто. Блауфогели. Миша с Сёмой, Дина, жена Мишина. «Куда ты, девочка, собралась? — Миша меня все девочкой звал. — Зачем? Разве это страна? Это Ноев ковчег, а не страна. Почему ты думаешь, что только там можно имя сделать? Если ты талантлива, слава тебя везде найдет. Нечего за ней бегать». Дядя Миша был прав. Но я не слушала. Разве меня убедишь. У меня тоже идея во лбу. И я уехала. А в этих Штатах... Ладно про Штаты потом. 
Сначала про Сёму и Мишу. Это тема. Драма души. Пьеса Теннеси Уильямса. 
Слушай.
 
 Ругались они здорово. Когда меня в аэропорту подхватили, сначала все тихо-мирно. Меня расспрашивали, что да как, какие планы. Но еще до кибуца своего не доехали, как понеслось: «Ты не понимаешь... Я тебе как историк говорю...» — «Нет это ты не понимаешь... Я там дольше прожил, я видел...» Представляешь, это они на идеологической почве. За Союз за наш. За Эсэсэрэрию. Я на заднем сидении притухла. Ничего себе, думаю, какой накал страстей. И так у них каждый день было. Как соберутся вечером за столом, так и заводятся. Дина их утихомиривает, а они знай себе горлопанят.
Хотя подожди, я с самого начала. Вот приехал, значит, Семен в Израиль. В аэропорту вышел, а там, ну знаешь, всякие встречающиеся толпятся. Вот он по сторонам позыркал, видит пацан какой-то лет двенадцати стоит с бумажкой, «Блауфогель» написано. Подошел — я, говорит, Блауфогель. А тот, бровки нахмурив, серьезно так:
— Вы Семен Борисович?
— Да, я Семен Борисович. А ты кто?
Мальчишка руку протянул:
— Семен Михайлович Блауфогель. 
Ишь ты, тезка значит. Он не знал еще, что у его брата всем детям «семейные» имена дадены: старший — Боря, второй — Сёма, а девочка младшая — Эсфирь. Такое вот возрождение Блауфогелей. 
И тут, значит, бежит к ним какой-то мужик, невысокий, толстый, круглый такой. Бежит, руками машет, кричит что-то. Семен как глянул, сразу понял — Мишка. Мужик бежит, запыхался, пот со лба утирает, хотя кондиционер во всю шпарит. А Сёма видит трехлетнего карапуза на своем дворе. Сквозь этого дядьку пятидесятилетнего видит маленького своего брата. И даже кажется, вот сейчас упадет с разбегу, запнувшись о камень или старое тележное колесо, что всегда посреди двора валялось. Упадет и заревет густым баском. Из каких глубин сожженной, укрытой слоем холодного пепла, памяти всплыла эта картинка?
Семен чемодан уронил и к Мишке рванул. Поймать, не дать упасть.
— Мишка, цудрейтер! Под ноги смотри! — Откуда, откуда выскочило давно забытое, казалось, навечно похороненное бабушкино словечко?
Всю дорогу, пока летел, думал Семен, как встретятся, как будут осматривать друг друга, выискивать в лице, в глазах что-то родное. Какое родное? Два абсолютно незнакомых человека, проживших уже значительный, да, пожалуй, самый главный кусок жизни порознь. Как будут притираться друг к другу. И было Семену от этого холодно. Неуютно. Если бы не сломалась, не разбилась его собственная жизнь, не рухнула с неба искалеченным самолетом, никогда бы не решился он уехать насовсем. Может, в гости, познакомиться. А насовсем — нет. Куда? Зачем? А сейчас ехал он не «куда», а «откуда», выкарабкивался из той черной давящей пустоты, где блуждал со дня смерти жены и сына. И даже встреча с незнакомым братом, который возможно, уже никогда не станет ему родным, не пугала. Не пугала, но и особой радости не сулила. Так он чувствовал.
А тут вдруг чертиком из коробочки прыг: «Мишка, цудрейтер!» — и ничего больше не надо. Ни объяснить, ни рассказывать. Сжали друг друга, плачут. Посреди огромного зала. Идут мимо люди, внимания не обращают. Видали тут такое не раз. И стоит рядом серьезный пацанчик, мнет в руках бумажный листок. Сминается надпись, слипаются друг с другом буквы, превращается «Блауфогель» в единый плотный комок, не разжать. 
Расположившись в небольшом Мишкином доме, в мансардной комнате, Сёма вскоре заскучал. Всего и делов у него было — ходить на курсы, язык учить. Брат был на работе, дети его в школе, и компанию составляла лишь Дина. Невестка Сёмина была женщиной легкой и безалаберной, за домом не следила и почти не готовила. Да и зачем, дети пообедают в столовой, муж тоже, как возвращается, туда заглядывает. А столовая у них в кибуце хорошая, вкусная, как она говорила. Конечно, она работала. Без этого нельзя. Полдня просиживала она в библиотеке, водрузив на самый кончик носа очечки, пролистывая очередную книгу. Дина и сама пробовала писать. Но и к этому занятию относилась безалаберно, захочется — будет целый день чиркать по листу бумаги, сочинять, переписывать, а потом разрывать с треском написанное. А не захочется — не будет. Не хотелось ей чаще. Вновь обретенного родственника Дина использовала как слушателя. Будучи дома, она заваривала чай, ставила на стол непременную вазочку с абрикосовым вареньем и, усадив Семена, начинала ему рассказывать. 
Дина была неиссякаема. 
— Что? Я простая еврейская жена. Меня так воспитали папа с мамой. Дети, муж, дом. Все. Больше ничего не полагается простым еврейским женам. Да? — Начинала она, подперев щеку полной белой рукой с ямочкой у самого локтя.
Она кокетничала. Намекала, что уж кто-кто, а она-то вовсе не так проста. 
— Вы знаете, Семен, как мы жили? Мама вела дом, а папа был на службе. Что? Не верите? Мы в Могилеве жили. Папа в заводоуправлении работал. А потом мы уехали. Да?
Из слов Дины ясная картина не складывалась: все хорошо и правильно, и вдруг ни с того ни с сего они уезжают. Наверняка, какое-то звено в своей повести она пропускала. Семену было все равно. Она только о своих родственниках и знакомых рассказывала. Но он слушал, вовремя кивал голой, соглашаясь, удивленно вскидывая брови, если это требовалось по тексту. Рассказывая, она всегда торопилась, перескакивала с одного на другое. Она и по жизни вечно спешила куда-то. И самая повторяемая ее фраза была: «Ну все, я побежала». Даже своих детей, Борьку, Сёмку и Фирку, она родила одного за другим, выстрелила очередью, будто старалась побыстрее отделаться от этого процесса. Чтобы раз и навсегда. 
Иногда она просила послушать кусок из написанного. Она проговаривала «кусок» своими сочными яркими губами так, что казалось речь идет о куске свежего мяса, купленного для барбекю. Если предполагались чтения, они устраивались в крохотном, размером с кошкин лоб, садике с тем же чаем и неизменным вареньем из собственных абрикосов, где внутри каждого сахарного солнечного плода прятался миндальный орешек. Пожалуй, варка этого варенья была единственным «хозяйственным» делом, которому Дина уделяла внимание. Сидя в тени полотняного тента, помешивая ложечкой остывающий чай, Семен вполуха слушал свою невестку, разглядывал стоящую прямо перед носом невысокую пальму. Гладкий выпуклый ее ствол напоминал раздутую водянкой ногу. Иной раз из-за невысокого заборчика выглядывала соседка, толстая кошелка с золотым зубом и взбитой как безе прической, говорила, приторно улыбаясь:
— Диночка, может я послушаю? Мне так нравятся ваши произведения. Вы так пишите...
Она произносила: «мине», «ви», а «может» звучало излишне мягко.
В отличие от соседки, Дина говорила по-русски чисто, без местечкового налета, чуть акая по-старомосковски: «беленькай», «синенькай», словно не с могилевщины она сюда явилась, а прямиком с Арбата или Кузнецкого Моста.  
В момент, когда Дина доходила до кульминации своего куска, из школы являлись дети. И тут же начинали носиться по дому и по садику. Между собой они говорили на иврите, но ругались всегда по-русски. А ругаться они начинали практически сразу. И над кустами роз и слоновьей пальмой звенело: «Дебил!» — «Аутист!» — «От аутиста слышу» — «Имбецил!». Фирка, десятилетний угловатый подросток, в этой перекрестной диагностике умственной отсталости, пожалуй, занимала первое место, претендовала на золото. 
— Эй, вы, идиот на идиоте, поймайте меня! Ну что за уроды!
— Мы не зауроды, — хором кричат братья.
— Зауроды, зауроды! Ага! Вы — зауроподы, стегозавры, диплодоки безмозглые! — лихо переходила она на семейную палеонтологию.
Была Фирка тоща, одни коленки и локти, но тяжелые черные волосы, доставшиеся ей от матери и темно-карие «оленьи» глаза, тоже Динино наследство, обещали в будущем настоящую красавицу.
Изгнанный детскими воплями Семен возвращался в свою полупустую мансарду. Валился на кровать, смотрел в окно на чистое библейское небо или на белую стену. Думал, что надо бы повесить сюда какую-нибудь картину или фотографию, но каждый раз отвернувшись, тут же забывал об этом. Он попробовал пить. Но Миша, застав его в компании трех верных товарищей — пузырей местной водки, сказал тихо, но безапелляционно: «Нет, Сёма, этого не будет». И Семен бросил. Но не из-за Мишкиных слов, нет. Едва погрузившись в темноту запоя, он понял, что не хочет возвращаться в тот черный давящий мрак, из которого пытался вылететь рейсом Ленинград — Тель-Авив. Едва подучив иврит, он устроился в столярную мастерскую, где работал вечерами его брат, начал осваивать новое для себя деревянное ремесло. А еще стал читать газеты.
Именно из-за газеты, а вернее из-за небольшой статьи про какое-то предприятие, братья поругались в первый раз. 
— Нет, ну ты послушай, Мишка. Почему здесь в Израиле все так разумно устроено? Вот завод. Я не очень понял, чего он там производит — не все слова перевел, а в словарь лень лезть — станки какие-то. Неважно. Но вот комплектующие привозят из соседнего города. Половину. А другую половину делают здесь же, рядом. И станки поступают на производство, которое в этом же городе расположено. То есть весь цикл объединен на одной территории. Это же грамотно. А что у нас в Союзе? Металл едет через полстраны, чтоб из него деталей наделали, детали опять куда-то едут, как ссыльные каторжане. Собрали полуфабрикат, опять повезли. Потом станок собрали. И что? Везут его куда? Да туда же, откуда металл выехал. Почему нельзя территориально объединить? Просто чтоб железная дорога работала?
— Ты бы, Сёма, не сравнивал хрен с пальцем. Какие расстояния здесь и какие там. И вообще советская экономика по другим законам развивалась.
— Да какие законы? Ты мне политэк не толкай. И про соцэкономику не загибай. Нет такой науки. Есть производственный цикл. Это я тебе как инженер говорю.
— А я тебе — как историк. Ты узко смотришь. А ты в исторической ретроспективе возьми. Вот как шло становление...
— Да плевать мне, как оно шло. Важно, куда зашло!
И затрещали петарды спора. И вскоре перешли братья в стадию: «Ты ничего не понимаешь», что, если переводить на язык Борьки, Сёмки и Фирки, значило: «Сам дурак — дебил — имбецил — заурод».
С тех пор братья ругались практически каждый день. Начинали они за вечерним чаем. Семен потрясал очередной газетой, крыл экономику, а заодно и политику Советского Союза, обзывал его не иначе, как «эта страна» и пророчил неизбежный крах по-дурацки устроенному государству. 
— На голой идеологии не проживешь! Да еще на такой одиозной. Развитой социализм — это чего такое? А что раньше был недоразвитый? Развитой! А карман с дырой! Все в эту дыру утекает. Какие-то сраные штаны с заклепками на заднице или венгерские сапоги — предел мечтаний. Почему сами-то таких сапог не наделали? Венгры могут, а они там в Эсэсэре не могут?
А Мишка оказался патриотом давно уже покинутой Родины. И каждый Семенов тезис старался разбить, привлекая исторические справки, цитаты из основоположников, статистику, пытался доказать неотвратимость пути развития социализма, убеждал, что все не так уж плохо, Перестройке же, в конце концов, реформы. Он тоже горячился, махал руками, кричал, что брат видит все в кривом зеркале и не способен оценить реальную картину. 
Дина поначалу пыталась их утихомиривать, но потом отошла в сторону, поняла, что им это нужно, что стычки на самом деле бодрят их, вносят перчинку в сытую спокойную жизнь. Она просто уходила к себе, оставив братьев на диване возле телевизора: смотреть новости, греметь доспехами и потрясать топорами и моргенштернами аргументов.
Когда в декабре девяносто первого телевизор доложил им о развале Советского Союза, Семен вскочил и грозя кулаком то ли зомбо-ящику, то ли улыбавшемуся с экрана Ельцину, то ли самой матери-истории, ответившей, наконец, на вопрос, кто ей более ценен, закричал:
— Я же говорил! Я говорил! Вот, видишь! Рухнул этот колос на глиняных ногах! Рухнул! Развалился! 
Потом плюхнулся обратно на диван и заплакал. 







Катерпиллер на карте мира

Как вы поняли, мы, автор, слегка отодвинули плечом Маню. Приглушили ей звук, прикрутили фитилек. И сами стали про братьев Блауфогелей рассказывать. Ну захотелось. Хозяин, автор, в смысле — барин. Но уж про Америку — это пусть она сама. Нам про Америку самим интересно послушать.
— Я в Штатах носом землю рыла как карьерный бульдозер. Помнишь, меня Катерпиллером дразнили? Во! Я он и есть. А помнишь, тебя Егорша Люсьеной звал? Вы чего с ним разошлись-то? Вроде такая любовь-морковь была?
— Да ну, Мань, какая там любовь... Так, времяпровождение. Увлечение юности. Пустое.
Даже столько лет спустя Люся была не готова обсуждать свою первую, разбившуюся на режущие осколки любовь. «Не зачем. Что мое, то мое». 
— Ты рассказывай, рассказывай, Манюш. Ты откуда наступление-то начала? С Нью-Йорка?
— Да ну. Я решила с Флориды начать. С Тампы. Там теплее. Курорт. Шучу. Просто меня туда позвали...
Когда мои скамеечки открывали, ко мне один мужик подвалил. Не один, вернее с бабой, с женой своей. Я, говорит, вице-президент ассоциации, не знаю, как это точно по-русски сказать, делателей, нет, создателей искусств Флориды — «Creators of Arts», во как. И нам, им, в смысле, такие как я очень нужны. Приезжайте, будет вам бочка варенья и корзина печенья. Предложил мне годовой контракт со своей ассоциацией и почти халявное проживание в кампусе для молодых этих самых криейторов. Ну я и махнула, не глядя. 
Кампус оказался общагой в самых лучших общажных традициях, по четыре рыла в комнате, душ и прачечная в подвале, кухни нет вообще, есть столовка, дешевая и противная — одни ихние гамбургеры, котлетка толщиной с газетный лист зажата между двумя толстенными булками. Больше всего, извини, на пухлую задницу похоже. Старый двухэтажный дом, наверное, бывший особняк. Правда, он и сам вряд ли помнит свое светлое прошлое. Нынче там все внутри разгорожено на конурки для криейторов. Нас там человек сорок, пожалуй, жило. Люди все время менялись. Только с кем-то поближе сойдешься, глядь, а его уже нет, сдуло куда-то, а вместо него в комнате новое лицо. Кроме нашего коммунального дворца на территории еще пяток больших щитовых сараев — мастерские, для художников, для скульпторов, для всякого, там даже секция пэчворка была, ковры делали.
А контракт, тоже знаешь — сплошное надувательство. Мы получали стипендию, восемьсот баксов в месяц, минус двести восемьдесят за проживание и пользование мастерскими. За материал не платили, ассоциация предоставляла. Нужно было лепить, что скажут, и все оставлять в собственности ассоциации. В моем случае это была тема, не поверишь, «Дружба народов», ну вернее, «Единство наций». Я концепцию продумала: такие, знаешь, небольшие парные фигуры, сантиметров семьдесят-девяносто в высоту, бронзовые. Хрена лысого, мне куратор говорит: «Не надо бронзу, у нас литейка плохо работает, делайте из шамота». Пожыдебились просто за металл платить. Да, у меня был куратор. Прикинь! Нас, скульпторов — пятеро. И опекал нас такой дяденька лет сорока, поджарый, загорелый, волосы выгоревшие, ковбой Мальборо, короче. Звали его Дэн Ли. И вот этот Дэн Ли, день ли, ночь ли, постоянно пасся в нашей мастерской. От одного к другому кочует и та-та-та без остановки, чего-то рассказывает, спрашивает, что да как, да почему так, а не лучше ли вот так. Советы дает. Он за всю жизнь даже зайчика из пластилина не слепил, а туда же: «Здесь у вас материала маловато, пропорция нарушена...»
Он меня спрашивает:
— Вы где учились?
— В Ленинграде, — говорю, — в Академии Художеств.
— Э? — не понимает.
Ладно думаю, Союз почил в бозе, Питер перебрендился, поясняю:
— В Санкт-Петербурге.
— О! — разулыбился, головой трясет, гуд, мол, — в Санкт-Петербурге! В Академии Дика Ходжера! Гуд! Дик Ходжер — настоящий мастер! Мой друг. Он за полгода из кого угодно скульптора сделает. Моя жена у него училась. Она делает очень миленькие скульптурки из фарфора. 
Там рядом с Тампой, чтоб ты знала, есть свой Санкт-Петербург, вернее, Сент-Питерсберг, они так выговаривают. Какой-то русский основал.
— Нет, — говорю, — это другой Санкт-Петербург, в России.
— А-а-а... — скис, — но вам будет лучше записаться к Дику в студию.
Прикинь, мне — на курсы ходить. У нас Аникушин с Кубасовым преподавали, мэтры, а я к какому-то Дику пойду, чтоб он меня «миленькие скульптурки» научил лепить. Эти америкосы со своим национальным эгоцентризмом абсолютно чокнутые. Где Аникушин, и где этот долбанный Хождер?! Никто и звать никак! 
Почему я отечественных мастеров не уважаю? Ну да обзывала старыми э-э... Ну дак это от юношеского минимализма. Нет, не максимализма. Именно минимализма. Минимальное уважение к мэтрам на фоне раздутой самооценки. Детский сад, штаны на лямках.
Тогда я и с Мутасимом познакомилась. В столовке. Он ко мне подсел. «Привет, — говорит, — как дела? Новенькая?» А я тогда красивая была, на столовских харчах быстро жирок, в кибуце накопленный, скинула. У меня даже талия появилась. Подзагорела под курортным солнышком, волосы белые, глаза синие. Мечта любого араба. Но и он тоже прям с картинки. Кудри нестриженные копной, гибкий, фигура точеная, арабский скакун. Он и сейчас хорош. Скажи же, хорош? А тогда... Я сразу на него запала. Но виду не подаю, гордая и недоступная такая вся. Прынцесса. Помнишь, да, Чурикова в «Морозко»? — «Прынцесса! — Не, не прынцесса. — А кто? — Королевна!»
Мутасим для ассоциации гравюры делал. Хотя и архитектор. Но архитектура ассоциации по барабану, а он много чего умел. Он рисовальщик хороший. Да ты видела же на выставке на нашей. 
Он спрашивает:
— Ты откуда?
— Из Израиля.
Смотрит недоверчиво:
— Еврейка что ли? Не похожа вроде.
— Неа, — говорю, — Я русская.
И тут он по-русски пропел:
— Союз нерушимый республик свободных...
Я удивилась, надо же думаю, как велик и могуч, даже посреди Америки первый встречный араб распевает гимн схлопнувшейся державы.
— Я в Москве учился. Зови меня Мишкой. Мне нравится.
Он мне говорит:
— Ты работы свои подписывай обязательно.
— Да как? В контракте же запрещено.
— А ты аккуратненько. У тебя что? Скульптура? Человеки? Ну и сделай им татуировку что ли. Где-нибудь на руке или на ноге, да хоть на попе. Я всегда подписываю. Ну мне проще, я арабской вязью в орнамент вставлю, кураторы не заметят. Они ж по-арабски не читают.
Мишка как-то сразу надо мной шефство взял. Не приставал, ничего такого. Хотя я бы и не против. Сам-то он в Тампе уже полгода просидел. Город мне показывал, подкармливал, в какие-то арабские забегаловки водил. Я тогда к восточной кухне пристрастилась. 
А через три месяца мне пришлось срочно домой в Свердловск, вернее, уже в Екатеринбург, улететь. Папа умер. Инфаркт. Думала только на похороны, а пришлось на пару месячишек остаться. Мама сразу как-то сдала. Никак ее было одну не бросить. Вот пока она более-менее не выправилась, я рядом с ней сидела. А вернулась в Тампу, ни Мутасима, ни моих шмоток, и койку мою уже какая-то китайка заняла. Я к куратору — права качать. А Дэн мне объясняет, что сама виновата, контракт нарушила, свалила по-тихому. Меня из ассоциации криейторов поперли. Хорошо, хоть на неустойку не поставили. Скажи «спасибо». Я говорю:
— А шмотки-то? Что, на помойку выкинули?
Он плечами пожимает, откуда, мол, ему знать, он общежитием не занимается, он по искусству. Но вытаскивает конверт. «Вот, — говорит, — тебе какой-то молодой человек оставил». От Мишки. Он, пока меня не было, тоже от криейторов ушел, умотал в Северную Каролину, в малюхонный городок Сансет-Бич, ему там контракт на строительство жилого квартала предложили. Он мои вещички с собой забрал и мне адрес оставил. Ну что делать? Поехала и я в Сансет-Бич, снова-здорова начинать. Там мы с Мишкой уже вместе жить стали. Как-то само вышло.
Полгода в Северной Каролине, потом Чикаго, Санта-Роза и Оушенсайд в Калифорнии, Колледж-Стейшн в Техасе.  Да много где мы жили. Где Мишка контракт находил, туда и ехали. А потом мне опять к маме пришлось улететь. Дядя Семен написал, что она все жалуется, болеет, тяжело одной. Она ему жаловалась, а мне нет. Все хорошо, Машенька, все нормально. А тут еще и руку сломала. Ну я и поехала.
Это какойгод-то был? Где-то в нулевые... Пятый, что ли... Недавно совсем. Приезжаю, а там полный караул. Мама, по-моему, слегка рехнулась. Или от одиночества, никогда одна не жила, она за отцовой спиной как за стеной. Он здоровый был, я вот в него пошла, а мама — маленькая, худенькая, такая вся, знаешь, на просвет прозрачная. Или просто стареть начала. Живет на одну пенсию — значит, экономить надо. На всем. Мы богато-то никогда не жили: квартирка однокомнатная, я за шкафом выросла. Шкаф старый, ждановский, угол у окна отгораживал. Там моя тахта и тумбочка. На тумбочку отпиленная половина кульмана пристроена (инженеры, дак, папа с работы притащил), стол письменный получился. Но мне всегда казалось, это нормально. Квартира же. У дяди Семена с теть Леной вообще комната только на троих. Ну и что, все так жили. Но я уж укатила в Ленинград, только на каникулах приезжала. Говорила им: «Переставьте шкаф, теперь-то зачем комнату перегораживать. Простору больше будет». — «Нет, что ты. Зачем? Пусть так все остается». 
А тут я смотрю, это уже какая-то сознательно культивируемая нищета. И шкаф все там же, Титаником из угла выплывает. И ни одной новой вещи. Кресло разлезлось уже, пружины обивку протерли, дак мама заплатку пришила. Знаешь, она так раньше мне на рейтузы, на коленки продранные заплатки нашивала. На синие штаны – красными огурцами заплатки. Их с папой диван вовсе развалился, она его выкинула, а сама перешла на мою старенькую тахту за шкаф. Там тоже уже пружины видно, она древнее ватное одеяло подстелила, оно аж лезет, ватный сор из всех щелей прет. В ванной кран капает, под него ведро подставлено. «Ничего, — говорит, — вода не пропадает. Как ведро наполнится, я им унитаз сливаю». Эти тряпки чертовы повсюду: стол протереть — какой-то то ли рукав, то ли штанина, неопознаваемое что-то висит над раковиной. Пол протереть — пожалте, прямо в прихожке при входе моя еще детская майка, драная, ноги вытирать. «В чем смысл, — говорю, — старого рваного пододеяльника? Почему он в комоде лежит?» — «Это на носовые платки. Простужаюсь часто, платков не накупишься». Представляешь, сколько «платков» можно из пододеяльника настричь?
Понимаешь, я ведь ей деньги все время присылала. Сначала переводами, потом, когда банковские карты появились, прямо на счет. И она даже научилась карточками пользоваться, пенсия-то туда же капает, на карту. Но она ничего не тратила. Вот все, что я ей годами посылала, так и лежит на счету. Зачем? Куда их копить-то? Она говорит: «Ну мало ли, вдруг что-то испортится, плита, например. Ей, ведь, уже сорок лет. Придут проверять, скажут — меняйте. Деньги и пригодятся. Или вдруг зубы придется ставить. Это сколько ж надо сразу отдать!»
Да и здоровье, правда, у мамы посыпалось. Ей всего-то шестьдесят с хвостиком. Но вот как-то резко. Спина болит, по утрам с кровати еле поднимается. Еще «печенка» донимает, то ноет, то свербит. «Печенка» — это отдельная тема. Она сначала была печенью, потом мама признала ее почкой. А я ей подкинула мысль, что камень в желчном пузыре может быть. И этот диагноз ей тоже понравился. «Печенка», одним словом. Вот она ей жить не давала. Но к врачу не идет: «В поликлинике талончик не получить, люди в очередь к семи утра встают. А в платной сразу все болезни найдут. По телевизору показывали. Мошенники одни там. Лишь бы денежки им платили. Будут лечить от несуществующих болячек. Пусть богатенькие так лечатся». Руку она, слава богу, левую сломала. Запястье. Из автобуса так выходила. Зацепилась за что-то ногой и рухнула. Повезло — не под колесо. Ну, повезло-не повезло, а одноруким бандитом не проживешь: ни яйцо очистить, ни хлеба кусок отрезать. Так что я перешла в обслуживающий персонал: стирка, готовка, доставка продуктов. Под неусыпным вниманием. Яблоки в магазине не бери, там дорого, поезжай на колхозный рынок, там возьми. Какой он колхозный? Те же яблоки. С одной базы, только в ларьках. Ну да, дешевле чуток. Масло бери то, что со скидкой. Это в этом магазине бери, а то – в том. Как волк, корми себя ногами, обегай пять кварталов с авоськой в зубах, сэкономишь три копейки. Картошку — в сетках не покупай, она импортная и дорогая, нашу бери. Ага, грязную. А потом мой в тазике, воду сливай в ведро, копи, чтоб смывать дерьмо в унитазе и лишнюю воду не тратить. Счетчики! За все платить надо! Понимаешь, экономия ради экономии. Я от такого уже отвыкла. В общем, я и домработница, и медсестра, грелку маме то к одному месту, то к другому прикладываю. Она всю жизнь все наши болезни грелкой лечила. Врачи, мол, физиотерапию рекомендуют. А что это? Правильно, глубокое прогревание тканей. Вот тебе грелка, прогревай свои ткани.
И я тогда подумала: хорошо, просижу тут пару-тройку месяцев, рука у мамы зарастет, свожу ее на УЗИ, посмотрим на ее «печенку». А дальше? Через полгода, год, раньше, позже, опять что-то случится. А если она в больнице окажется и даже ни мне, ни Сёме сообщить не сможет? К себе я ее забрать не могу. С нашими с Мишкой вечными переездами — это для нее не жизнь. У нас же как? Только мы в какой-нибудь очередной Оклахоме корни пустили, только я мастерскую обжила, башкой покрутила, заказы один к другому, как пасьянс, выкладывать начала, как все(!) — собирай, Манька, своих уродцев, нанимай машину, грузи — едем в Арканзас или еще куда, Мутасим новый заказ получил. Снимаемся с места и вперед, следующие восемь-девять месяцев проведем там. А может и год. А может и больше. Как пойдет. Заранее не известно. И пришла мне в голову гениальная мысль — отправить маму в Израиль, к брату Сёме под крыло. Там и «печенку» на место поставят, и по всему городу из магазина в магазин колесить, чтоб суповой набор собрать, не придется. Надо только эту мысль в две головы пропихнуть, в мамину и Сёмину. Но это у меня получилось. Хотя пришлось в Екатеринбурге просидеть не пару месяцев, а почти полгода: документы, то-се...
И вот прикинь, уже дело на мази, все оформлено, я даже уже арендаторов на квартиру нашла, договорилась, что после нашего отъезда въедут, сами все старье выкинут и ремонт сделают, а мы им за это скидку – три бесплатных месяца. Осталось барахлишко невеликое собрать и билеты купить. Я, значит, уверенно гляжу в завтрашний день, мама тоже вся в счастье, будет жить в тепле и уюте, у старшего брата за пазухой. И тут звонит мне Мишка мой и начинает сопли по пирсингу размазывать: тебя давно нет... мне надо как-то двигаться дальше... не знаю, как ты на это посмотришь... я решил уехать из Штатов... Крутит-вертит. Все думаю, азохн вей и танки наши быстры, оставила горячего мужика без веревочки, и свела его какая-нибудь, на скаку остановила и свела. А мы ж не расписаны. Так что и делить нам нечего. И возвращаться мне, в общем-то, некуда. Да и не зачем. Написать, чтоб переправили в очередной раз мои работы... А, куда? Сюда, в славный город Екатеринбург? В Израиль к дяде Сёме? Ну я пару вдохов поглубже сделала, глаза зажмурила и заорала в трубку:
— Сдурел совсем? Перегрелся? Хрена лысого уедешь куда-нибудь без меня! Я тебя везде найду! Ты от меня не отвертишься! Поскакал он! Скакун арабский! Найду и копыта поотшибаю!
Как-то так. Я, значит, ору, надрываюсь и слышу, он там ржет. Вот, точно конь. У меня сердце от ревности разрывается, слезы, как из душа, брызжут, а он ржет. Я воздуха побольше всосала, чтоб следующую тираду выдать, а он в паузу протиснулся и тихонько так говорит: 
— МанюМ...
Ты слышала, он меня на какой-то французский манер зовет «МанюМ», с ударением на последний слог. Вот откуда, спрашивается?
— МанюМ, — говорит, — это ты, кошка моя злая, сдурела. Ну куда ж я без тебя.
И я сразу сдулась. Аж подавилась воздухом всосанным. Закашлялась, слезы, правда, дождем во все стороны — прыск. Вот нет, чтоб дослушать мужика. Не орать сразу, как потерпевшая. Будто кошелек на базаре сперли. Оказалось, он связался со знакомым мужиком, тоже архитектором, и тот позвал Мишку в Дубай в свое бюро. А Мишка, как услышал слово «Дубай», так и потек тоской по родным пескам. Зов пустыни. Это дело серьезное. Это у них, у кочевников чертовых, в крови. Сопротивляться не моги. А мне что? Мне же лучше. К маме буду ближе. Все ж не через океан. Короче, пока я маму до Маалота дотащила, Мутасим все наше хозяйство в Америке свернул и в Эмираты укатил. 
Спрашиваешь, почему в Маалот маму повезла? Блауфогели старшие туда перебрались. Дети выросли, разлетелись, кто куда, а Миша с Диной и Сёма к ним в придачу тоже кибуц свой покинули, купили таунхаус В Маалот-Таршихе. Им знакомые посоветовали. Там дешевле, много русских, в смысле, из Союза уехавших, в общем, все свои. И попрохладнее. Тихо, спокойно. Как говорится, что еще нужно, чтобы встретить старость. 
Там, кстати, для меня кстати, устраивают фестиваль скульптуры «Эвен Галиль» — «Камень Галилеи». Прикинь, я такая приезжаю с мамой, а там как раз под Песах эта самая тусовка. Ну, думаю, это я удачно зашла. Сначала в парке прямо на глазах изумленной публики из каменюг вытесывают кто что, а потом собственно конкурс — жюри, раздача мест и розовых слонов. Прикольно. Камень белый, мягкий, режь-не хочу. Выиграешь, твою работу куда-нибудь торжественно впихнут, в какой-нибудь столичный музей, например. А всех остальных вкруг города расставят. Там их уже море. Как грибы повсюду торчат.
Ну вот, Люська, оказалась я в результате здесь, в Эмиратах. И не жалею. Язык выучила, после иврита это раз плюнуть, любого торгаша на базаре переговорю. С работой все классно. Мишка строит, я скульптурой украшаю, у меня, можно сказать, постоянный заказ от ихнего бюро, абонемент. Как живем, сама видишь. До известности Неизвестного может и не дотянула. Как говорил ослик Иа: «Все же не могут...» А, так все — зашибись.
Люся слушала подругу и казалось ей, что Манька – молодец, все ей удалось. Ну не стала всемирно известным скульптором. Но ведь и она, Люся, тоже не вышла на уровень Сен-Лорана или Коко Шанель. Но так или иначе и она, и ее старая подруга в своих профессиях достигли уровня мастеров. Пусть не с самой большой буквы, но все же. Значит и правда, все — зашибись. И нечего, как сказала Маня, сопли по пирсингу размазывать.
Расстались они в аэропорту, обнялись, поцеловались, пообещали друг другу звонить и переписываться в сетях и думали, что будут теперь хоть иногда, но видеться.

 






Люся и Лиза

Лиза шла по каналу Грибоедова. Она гуляла. Гуляла неспешно, в одиночестве, вдыхала холодную морось. Ей было хорошо. Она чувствовала, все идет правильно. Этот заключительный питерский аккорд в печальной сюите «Прощай, любовь» был очень к месту. 
Необходимо и достаточно. 
Как при доказательстве теоремы в школе. 
Необходимо и достаточно — шляться целыми днями по мокрым улицам, кружить по сувенирному рынку у Спаса-на-Крови, заходить в маленькие кофейни, садиться у окна, греть ладони о кружку капучино. Не вспоминать. Примерять на себя будущее. У нее будет прекрасное будущее. И почему «будет»? Оно уже наступило. Будущее — это написать, наконец, статью для Вестника их местного Университета, материалы давно лежат, да все как-то руки не доходили. Будущее — это коньки-конечки, ни за что не бросит, ну и что, что будет на Игоря натыкаться, надо и к этому привыкнуть. Она привыкнет.  Она считала, что все, выветрилась боль. Ну был Игорь (Игорь, Игорь, Игорек, Игореша), а теперь его нет. Был, да весь вышел. Она заполняла оставшуюся после него пустоту Питером. Этими прогулками, музеями, кофейнями, вечерним чаем с Люсей. С Люсей ей было комфортно. 
Правда, в первый же день Лиза ей нагрубила. Лиза нагрубила! Кто бы мог подумать! Причем так, что думала, придется сразу уехать.
— Кто это, Игорь? — спросила Люся, выгребая из морозилки упаковки с цветной капустой и фасолью.
Приехали в Город поздно, очень хотелось есть, а в магазин тащиться было лень. Решили сварганить ужин из мороженных запасов.
— А что? — Лиза удивилась, она ничего не говорила своей тетке про него.
«Откуда она знает?» —Рука непроизвольно накрыла лежащий на столе телефон.
Люся этот жест отследила, усмехнулась:
— Нет. Я в твой мобильник не лазила. Ты в машине спала не особо спокойно. Все мычала чего-то и будто звала: «Игорь! Игорь!»
Лиза отдернула руку от телефона, зажала между колен. Лицу стало жарко: «Краснею. А чего краснеть-то. Почему я должна чувствовать себя неудобно?» 
— Игорь? Так. Приятель. Уже никто. 
Люся посмотрела в Лизины глаза. Лизе захотелось отвернуться, спрятаться, нырнуть в норку: «Вот уставилась! Ей-то что. Ненавижу эти понимающие взгляды. Дома от этого чертового «понимания» еле отвертелась. И тут опять».
— Я-а-асно, — протянула Люся, — первая любовь?
— Да какая первая... — сказала Лиза и вдруг подумала: «А ведь и правда, первая... Надо же, а я не задумывалась. Все что было до, это так, ерунда, влюбленности, выдумки. Дым над водой. Растаяло все. А Игорь — да, это была любовь. Моя первая настоящая любовь. Была... Моя! И нечего в мое своими руками лезть! Всяким тут...» 
А Люся лезла:
— И что? Все закончилось трагично? Слезы, сопли... И ты, Елизавета, уехала лечить душевные раны хвойными ваннами? А как возвращаться думала? Полагаешь, вы больше не встретитесь? В вашем городке, где все как в тесной бане попами толкаются. Думаешь, вы больше не увидитесь? Тоже мне — Старуха Изергиль. А он к тебе домой придет выяснять отношения? Дверь не откроешь? А если на работу — под стол залезешь?
«Да, да, да, именно так! Уехала, спряталась. Скулить и зализывать раны. А тебе-то что?! Ты сама-то, вон, одна живешь. Видно же. Ни одной мужской шмотки в квартире. Ни одного тапка даже. Гнездо одинокой цапли. Еще ты меня воспитывать будешь!» — Лиза разозлилась.
Лиза, ты умеешь сердится? Мы даже не предполагали. Чего еще мы, Автор, не знаем о тебе, Лиза? Посмотрите-ка на нее — она не только разозлилась, она и молчать не стала. Вот это, действительно, для нас оказалось полной неожиданностью. Лиза нахамила Люсе. Именно нахамила. По-другому и не скажешь.
— Тебе-то какое дело, Люся? Ты-то любила кого? Учить меня будешь. Вон, одна как сыч в своей стометровой квартире сидишь. Только на свою фабрику и мотаешься. Больше-то занять себя нечем. Некем! Прямо по народной мудрости: «Я умею детей воспитывать, сама семерых похоронила». Лезешь, тычешь пальцами ледяными, прозекторскими. В чужое лезешь.  В мое! Это только мое! И мое я возьму сама!
Лизу несло. Она никак не могла остановиться. И вываливалась из нее неожидаемая ею самой злость, обида, обиженность несправедливостью мира именно к ней, Лизе. И прорывалось сквозь колючки слов — «За что? За что караешь меня? Почему отнимешь у меня? Отнимаешь главное, самое ценное мое?» 
А потом она захлопнула рот, кончились острые стекляшки, перестали лететь с языка, иссякли. И увидела, что стоит перед ней не особо молодая женщина. Не особо счастливая. Стоит, прижимая к груди холодный пакетик мороженой фасоли, ее родная тетка. Вот Ленусе она никогда так... Не позволяла себе. А та ведь тоже всю жизнь одна прожила. Не одна, конечно, с ними со всеми, ее, Лизу, как вторая мама растила. Но одна, в смысле, без мужа и, наверное, без любви. Что-то не помнила Лиза, чтоб Ленуся с кем-то... 
Не всем дается. 
Да у многих отнимается. 
Опомнилась, Лиза? Нахамила тетке ни за что, ни про что. Теперь стыдно, да? Сейчас извиняться начнешь? «Ой, прости, Люся, я не хотела...» А, чего ж орала, если не хотела? 
Хотела, хотела. 
Хотела выкричать из себя остатки душевной боли. А теперь сидишь на табуреточке восточной, шестиногой, в уголке, ладошки меж колен зажала, молчишь, в пол смотришь. Боишься — сейчас Люся тебя либо выгонит: «Вон пошла, тварь неблагодарная!» либо расплачется, и тогда придется тоже плакать, утешать ее, утешать себя, наворачивать бабьи сопли на кулак. 
Но Люся ни ругаться, ни плакать не стала. Покрутила в руках хрустящий пакетик, бросила его на столешницу:
— Прости, Елизавета. Действительно, лезу не в свое дело. Ты права. Это только твое. Но и я права. Тебя по башке треснуло: не любит, бросил или еще что, я не знаю. Ты же не рассказывала. И ты — хрясь, шашкой рубанула. И сама же ускакала дикой кобылицей за край географии. Еще, небось, и в черный список его скинула, чтоб не достал. Так? Так. Вижу, что так. Ты даже не поговорила с ним. Ведь, не поговорила, не выяснила, как говорится, отношения. Я вот тоже по молодости сразу шашку наголо — рубить, рвать. По живому рвать. Так, что не пуговицы, кровавые сгустки, ошметки души во все стороны. Теперь думаю, может зря? Может не надо было так резко и непримиримо. Может, срослось бы что-то. Выросло, зацвело. Может, стоило разобраться... Бить-колотить любая дура может. Много ума не надо. А понять, что происходит — это, знаешь, не просто. А вдруг и твоя вина найдется. Обидеться и страдать гораздо проще, чем ответственность на себя взять: все зависит от меня.
Она говорила хлестко и безжалостно. И это было хорошо. Правильно. Чтобы не впадать в сопли, в безнадежную жалость к себе. Брошенной, покинутой. Наверное, права была. Если говоришь, что возьмешь сам, так бери все. И про ответственность не забудь. Не делай вид, что это лишнее, чужое, всегда здесь под скамейкой валялось. Хотя... какая ответственность? Что там выяснять, если они вот так. Эта рыжуха малолетняя и ее Игорек вот так, в обнимку. Уходят с вокзала, и будто никого вокруг. Они одни. Абсолютно одни. В солнечном коконе любви.
— Нечего выяснять, Люся. Я видела. Она прыг прямо ему в руки и целует его, куда придется, будто заклевать хочет. А он счастливый — такое сокровище с неба свалилось. Весь аж сияет от счастья. Ну что мне там делать? Что я для него? Для чего я? Просто переспать пару раз в неделю, пока вот эта вот не объявится? Проходной вариант? Что я буду там выяснить? Выпрашивать... Канючить... Я не буду. Я больше вообще ничего ни у кого просить не буду. Ждать не буду. И врать не буду. Приеду и расскажу, что в Питере была у тебя. А потом, ну подожду пару дней, не сразу чтобы, потом про коньки расскажу. Что фигурным катанием занимаюсь. И буду. И пусть хоть они все, и мама, и бабушка, и Ленуся сверху, штабелем в обморок уложатся. А с Игорем...
И Лиза вдруг и быстро, и как-то очень коротко, а ведь казалось, это целая жизнь, выложила все свое: про Игоря, про то, как была счастлива просто так, ни от чего, от того что он с ней, что тащит ее куда-то, что сидит рядом, что... Да, и про гостиничные номера на пару-тройку часов для... Сама знаешь, для чего. Про то, что вращалась вокруг него и готова была продолжать вращаться бесконечно. Хотя, по большому счету, ничего про этого человека не знала. Так, очень поверхностно: бывший спортсмен, из Питера, переехал в их город, живет с мамой. Все. Больше ничего, как оказалось, она о нем не знает. И про тот последний день на вокзале, когда рухнуло незыблемое (ха-ха) Лизино счастье, когда раскололся и поплыл мертвыми осколками в пустом космосе ее мир, когда выскочила из питерской Ласточки эта мелкая рыжуха, схватила ее, Лизиного, Игоря, и утащила прочь, неведомо куда. 
Навсегда.
И после этого стало легче. Будто стошнило, и перестал болеть и мучить желудок. И Люся стала ей ближе. Потому что слушала. Слушала, молчала, и понимала. Лиза чувствовала Люсино понимание. «Наверно, у нее когда-то давным-давно было что-то подобное. Она же сама сказала: рвала по живому, так, что клочки души, как пуговицы градом сыпались. А теперь я так же. Вот хорошо, что она меня не утешает: ничего, мол, все пройдет, все раны затянутся, зарастут. Зарастут. Но шрамы останутся. Даже мама так бы меня не поняла. Ей, что, она с папой всю жизнь живет, все у них хорошо, ровно. Если бы бабушка не вмешивалась, вообще был бы рай. А я? Чуть ли не до тридцатника дотянула, а даже и не знала, какая она, любовь. Ну узнала, и что? Теперь, прости-прощай,» — тут Лизе стало смешно. Перед глазами почему-то оказался попугай Кеша из мультика, когда он трагично поет: «Прощай, любовь!» и падает вниз головой из окна. «Вот, я уже способна поржать. А, девки, не любовь и была!» 
И эхом отдавалось то ли в висках, то ли в запредельной космической выси: «Любовь... Была...»
Пора бы перевести тему, тем более, что и ужин готов. 
— Слушай, давай прямо со сковородки? — Они уселись на резных табуретах у небольшого столика на кухне.
— Угу, — Лиза зацепила вилкой пару зеленых палочек стручковой фасоли, — а что у тебя за табуретки, такие волшебные? Восточные. Прямо «Тысяча и одна ночь».
— Да это я из Эмиратов привезла. У меня много всякой арабской шулупени. По рынку болтаешься, обязательно что-нибудь купишь. Даже если не собираешься.
— Ты в Эмиратах была? Здорово! Я вот почти нигде не была... Расскажи. Восток — это так интересно.
— Восток — дело тонкое. Я в Дубай регулярно мотаюсь. Ткани, фурнитура. Там оптимальное соотношение «цена-качество». Эти рынки огромные — это прямо караванный перекресток, со всего мира товар. Индия, Пакистан, Китай, Египет. Я про ткани. Да и все остальное. 
Мы первый раз туда еще в девяностые поехали. Был тогда у меня партнер и бывший однокурсник Славка Сумароков. Мы с ним вместе швейку начинали. Великая была фабрика, три швеи и мы со Славкой. Сами за машинками сидели. Что значит, почему? Потому что умели. Да, мы с ним ловко вписались в рыночную экономику. В экономику Апраксина рынка. А тогда у нас дефицит был полнейший, ничего нет, фуфло одно, а у перекупщиков — дорого. Ни материи нормальной, ни пуговиц. Что, мы сами не сможем что ли за товаром метнуться. Тогда все челночили. Даже шутка была: «Нам нужно срочно выйти на международный рынок и что-нибудь там купить». Вот мы и поехали в Дубай. Та, первая поездка — это вообще анекдот был...
Мы, вроде, уже что-то говорили про ту первую поездку в Эмираты? Да? Но мы коротенько и со стороны. А сейчас Люся сама Лизе расскажет. Послушаем или пропустим? Ладно, послушаем.
Поездку через турагентство заказали. Тогда ж ни интернета, ничего не было. Как еще? В агентстве говорим: «Нам самый дешевый отель, можно вообще без звезд. Номер один — кроватей две». В дьюти-фри литровую бутылку виски за двенадцать баксов взяли, знаем же, что там не купишь алкоголь, мусульманская страна. А на рестораны у нас денег было не выделено. Вообще впритык было, еще и на все, что хотели купить, не хватило. Прилетели, трансфер до гостиницы, человек десять в микроавтобус погрузили, повезли. Там все рядом, в принципе. 
Оказались мы недалеко от порта. Там, знаешь, канал Дубай-крик в море впадает, он такой кривой, с завертуями. Мы его Обводным каналом называли. Вот прямо на канале рядом с рынком пряностей была наша гостиница. Небольшая, всего пять этажей. Зато на крыше — бассейн. Славка меня по утрам будил, выспаться не давал:
— Вставай, Милка, купаться пошли.
Мы, наверное, первыми туда приходили. Никого кроме нас и не было. Знаешь, как здорово? Плывешь и на город, на порт, на корабли смотришь. И азан... Ну, когда муэдзин на молитву народ сзывает. Недалеко мечеть была. Тогда еще муэдзин сам надрывался, не электроника.
Потом завтрак, и в город. На рынок. Жарко? Да, жарко было, конечно. Но не мучительно. Все-таки сухой воздух. Но вот если в час-в два посреди города останешься, вот тут действительно жарко. В сиесту мы старались в гостиницу вернуться, поваляться в холодке под кондиционером. Там везде кондиционеры, даже в подземных переходах.
Номер нам дали с одной кроватью. Кинг-сайз, огромная как аэродром. Славка посмотрел и говорит:
— По идее, я должен по середине кровати меч положить. Чтоб, если я среди ночи к тебе приставать начну, ты меня зарубить могла.
Я ему:
— А ты приставать собираешься?
А он:
— А надо?
В общем, мы не пошли права качать и требовать номер с раздельными кроватями. Я говорю, там такое было лежбище, что мы и без меча ночью не встречались.
Я в Дубай влюбилась сразу. С первого вдоха. Я ж говорю, совсем рядом был рынок пряностей. Представляешь, какие там запахи? Умопомрачительные! Не опишешь словами. Пестрые, яркие, такие терпкие, коричневые, бирюзово-оранжевые запахи, закрученные турецкими огурцами. Орнамент есть, знаешь? Пейсли, или турецкий огурец. Ну знаешь, конечно. И рядом совсем с рынком — пристань, где эти пряности выгружали. Средневековье! Лодки большие, на китайские джонки похожи, с них по доске идут грузчики в белых длинных рубахах, на плече мешок. Эти мешки тут же загружаются в машины. Наверное, не только на рынок, кто-то сразу здесь оптом покупает. 
Мы вечером приходили сюда посмотреть-понюхать и заодно поужинать. В первый-то день мы сразу у рынка где-то поели, а все остальные дни сюда приходили. Маленькая забегаловка на пять столиков под названием «Настоящий итальянский ресторан». Ну да, посреди Востока нашли себе европейскую забегаловку. Но, я тебе скажу, он того стоил. Да, он, в смысле, ресторан и еще его хозяин. Он сам всех и обслуживал. Настоящий итальянец. Здоровенный такой мужик, равномерно-направленный во всех трех измерениях. Высоченный, плечи широченные, брюхо и задница как у сумоиста. Человек-гора. Мы его про себя Розарио Агро звали. Агро-менный. Готовил он, пальчики оближешь. Я до этого думала, что ничего примитивней макарон нет. Сварил — съел. Ну на крайняк, сварил — поджарил — съел. Какие там могут быть изыски? Вот там, у Розарио Агро, я впервые поняла, что такое настоящая итальянская паста.
Да бог с ним, с ресторанчиком этим. Какие там в Дубае люди? Прямо на улицах. Обычные горожане. Понимаешь, сейчас мы все в информационном поле живем, если чего-то не видели в натуре, знаем картинку из интернета. И когда встречаешь что-то первый раз, ты уже это знаешь, видел. Теряется свежесть восприятия. А я тогда, что называется вырвалась. Пустили Дуньку на Восток. В районе нашей гостинички много африканцев жило. Все оттенки черного. Какие у них женщины! Стоит на остановке красавица, откормленная тетка, зады как комоды, вся с ног до головы в цветастый шелк замотана, на голове нечто. Я до сих пор понять не могу, как они платки наматывают, что получается огромный цветок. В общем не женщина, а оранжерея. Мечта любого поэта. 
Нет, в паранже арабки не ходят. У них есть гишва, это платок, который все лицо и голову закрывает, или бурка, это когда глаза видать. Но это бедуинки так ходят.  В Дубае я таких почти не видела. Там чаще женщины ярко одеты. У них такие платья длинные, многослойные, весь фасад расшит блестяшками. Голову тонкие платки прикрывают. Там, знаешь, под солнцем в сарафанчике особо не побегаешь, сгоришь. Ну и замечание могут сделать: оденься подобающе, женщина. Причем, если ты с мужчиной идешь, это ему замечание сделают, что за бабой своей не смотрит. Кто замечание сделает? Да кто угодно — полицейский, охранник в торговом центре. Бдительность и нравственность.
Когда мы со Славкой по рынку бегали, меня вообще никто не воспринимал. Потому что девка. Я пытаюсь деньги продавцу дать за пуговицы, а он не берет:
— Где хозяин? — Спрашивает.
Только со Славочкой разговаривали. Он по-английски не особо, у него французский. Поэтому, я при нем вроде толмача. А потом он какого-то марокканца отловил, и там они уже без меня обходились, сплошное парле-ву-франсе пошло. Продавцы на рынке — только мужики. Все в белых своих рубахах или, если угодно, платьях. На голове плат белый или арафатка под бублик, чтоб не сползал. Торговаться с ними можно до умопомраченья. И нужно. Иной раз в половину цену сбивали. Понимаешь, я торгуюсь с каким-нибудь из этих красавцев и через слово: «Хозяин сказал... хозяин хочет...» — типа это и не я вовсе цену сбиваю, это вот он, Славочка. А Славочка только гордо головой кивает. Надулся как индюшонок. На индюка-то он не тянул, ростиком мелкий был и худенький, но за индюшонка подрощенного вполне сходил. 
А еще нас один мужик на свою фабрику швейную пригласил. Я у него кандуру покупала, то самое женское платье, все в блескучках и вышивке по переду от горла и до подола. Слово за слово, говорю ему, что сами, мол, шьем в России, он разулыбался и давай к себе зазывать: посмотрите, как это тут делается. Мы и согласились. Интересно же. Это не в самом Дубае было, мы в Шарджу поехали. Он нас сам и повез. Свернул свою торговлю в час дня. У них до четырех сиеста, все закрывается. Вот как его звали, не помню, имя самое распространенное: Ибрагим или Мухаммед, а может Абдула. Да неважно. Привез сначала к себе домой — обедать. 
Жена его стол накрыла, а сама ушла на женскую половину. По идее, и я должна была на женской половине обедать, раз у них так в доме заведено, но я ж не правильная женщина, русская, мне и на мужской половине можно. А потом на фабрику повел. Здесь же, дом и фабрика на одном участке. Такой длинный сарай, в нем машинки швейные рядами, за ними мужики в белом. И строчат быстро-быстро, без остановки. Да, тоже одни мужики. Женские платья шьют. Мне тогда казалось, что работают только мужчины. Везде — в барах, в дешевых забегаловках с шавермой, в гостинице, на рынке, в магазинах и вот на швейке тоже. А женщины или по домам сидят или по бутикам шляются, наряды выбирают. Чтоб я так жила, как они мучаются, думаю.
Короче, Елизавета, та первая наша ходка в Дубай удалась. Неофитам везет. Накупили мы материи и фурнитуры на восемьсот баксов и сами на себе всю эту тяжесть перли. В тех самых классических клетчатых баулах, с которыми все челноки мотались. В следующий раз уже на горбу не тащили. Уже ученые были. Приезжаешь на рынок, даешь торговцу список того, чего тебе надо, цену оговариваешь, деньги оставляешь, и он сам все тебе каким-нибудь DHL-ом отправляет. Правда пока в цене по каждой позиции сойдешься, может полдня пройти. Торговаться на восточном базаре — это искусство. Садишься в тенечке на раскладных табуретах и под непременный кофе торгуешься. Два часа с одним, потом еще столько же с другим. За ткань. За пуговицы. За нитки. За все.
Люся еще много чего рассказала своей племяннице. Про следующие поездки, про встречи с Манькой Катерпиллер, превратившуюся в настоящую восточную пэри. Уже и сковородка опустела, и чай был выпит, а они все сидели на резных табуретах у кухонного стола, разговаривали, отставив в сторону пустые чашки. И заглядывал в незанавешенное окно месяц, тыкался любопытным носом в стекло.
 
Но это все было в первый вечер. А сегодня уже последний Лизин день в Питере. И они с Люсей вместе двинули на выставку Босха и Брейгеля в «Этажи». Потому что суббота, Люся может себе позволить не ехать на свою швейку. 
День был холодным, преимущественно серым. Небо надвинулось, нависло раззявленным голенищем старого валенка. Того и гляди заглотит Город. Но Город не испугался. Выгнул кошкой спину, ощетинился шпилями и башнями, потерявшими цветность, слинявшими, как старая фотография. Посреди этого бесцветия-бессветия абсурдная пестрота Босха и яркая толчея Брейгеля сверкали драгоценными каплями рубинов, аметистов, изумрудов, опалов. 
Это было очень вкусно для глаз. Но постепенно, двигаясь от одной картины к другой, вдоль вычурного ряда грехов и греховодников, чудовищ и уродцев, они начали уставать. И в какой-то момент Лизин мозг завопил: «Стоп! Хватит! Я не могу больше поглощать! Отдыха, дай мне отдыха!» Между Босхом и Брейгелем они устроили кофе-брейк, присели тут же в первой подвернувшейся на этаже кофейне, неказистой, с бумажными стаканчиками и одиноким печеньем в качестве закуски.
Выставка была большая, туда впихнули обоих художников целиком. Не подлинники, нет, конечно. Откуда? Собрать такую выставку невозможно. Это были напечатанные на холсте фотокопии. Но в натуральную величину. И цветопередача была годная. Под этим Лиза, как музейщик, могла подписаться. 
Они вышли на улицу. Шел снег. Первый в эту осень. 
Редкие хлопья между серым небом и серым асфальтом. Белыми парашютиками покачивались в пространстве, превращая его в плоское полотно, такое же как они только что видели. Под ногами тротуар прикрылся грязноватым, чуть драным тюлем, как дура-вековуха, мнящая себя невестой. 
И пахло пломбиром. Так пахло в детстве, в Люсином детстве, в кафе-мороженом на углу Горького и Комсомольской. Там в окне стоял большой заводной медведь. В лапах у него было эскимо. Он лизал его и от удовольствия крутил плюшевой лобастой башкой. Сначала ее приводила мама, потом она бегала туда сама, если были заветные двадцать две копейки: «Пожалуйста, сто грамм пломбира с сиропом». Два шарика в металлической креманке на высокой ножке и неопределимый, но вкуснющий янтарный сироп. Если денег не было, она просто стояла у окна и смотрела как медведь лижет свое эскимо, дышала сладким запахом, плывущим из дверей на улицу. Потом она водила туда своих сестренок, усаживала их, брала им по одному шарику и смотрела как они тянутся ложками в вазочки выше их носов. На три порции двадцати двух копеек хватить не могло.
«Интересно, а девочка тоже бывала в этом кафе? Вряд ли, там давно уже, наверное, ресторан или магазин с тряпками. Ей медведя не досталось».
— Слушай, Елизавета, а давай по мороженому?
— Холодно же...
— Ерунда не холодно. По вафельной трубочке, а?
Они забежали в первый попавшийся магазинчик, вытащили из сундука две сахарные трубочки в полосатой сине-серебряной фольге, и вот уже стоят на улице под падающими хлопьями, рвут обертку и предвкушают. Сладкая холодная радость.
Лиза откусила от шоколадной круглой шапочки. Подержала шоколад во рту, давая ему нагреться, растаять, наполнить ее своим бархатистым вкусом. 
«Как в детстве. «Баскин Робинс» на углу Газона и Новолучанской. Мороженое поливали шоколадом. Он был точно такой же как этот сейчас. Мама говорила, там всегда было кафе-мороженое. Они туда еще в глубоком детстве бегали».
Вечером Лиза села в Ласточку на Московском вокзале и заскользила в сторону дома мимо пустой платформы, мимо рекламных призывов купить и уехать, мимо махавшей ей за окном Люси.
Она открыла купленную в «Доме книги» повесть и попробовала читать. Это была не совсем повесть — дневник. Если верить автору, то настоящий, найденный в старом чемодане. Но это вряд ли. Просто такой литературный прием. Некто, живший в Петрограде во время Первой мировой войны, записывал свои мысли, свои личные события. Ей нравилось читать, как он ходил по улицам, по которым только что прошла она сама, как смотрел на Город, и Город этот совсем не изменился к моменту Лизиного явления. Называлась тоненькая книжица заковыристо — «Дао Евсея Козлова», много там было рассуждений о Пути и путях, и это тоже ей нравилось. 
Она думала, что ее собственный путь, тот, на котором пришла к ней любовь, закольцевался, вернулся в отправную точку, и теперь она начнет новый. И будет этот новый путь лучше или хуже — не важно. Главное, он будет новым. Ей казалось, что и она, как книжный Козлов, складывает в чемодан все, что осталось у нее от прошлой жизни. Складывает вовсе не за тем, чтобы тащить эту ношу дальше, а наоборот, чтобы оставить нагруженный воспоминаниями сундук, и уйти одной и налегке.





Лиза

Лиза двигалась по проходу вагона, вглядываясь в череду окошек, стараясь разглядеть сквозь отражения выходящих Ленусю. Она же отправила эсэмэмку о своем приезде, значит, Ленуся должна быть здесь, встречать. Мысль, что Лиза доберется от вокзала домой одна в начале первого ночи не допускалась. 
Но разглядеть знакомый силуэт среди немногочисленных встречающих не получалось. А это что еще? В последнем окне у раздвинутых вагонных ворот маячил Игорь. Да не одни. Вокруг него как обезьянка на веревочке вилась его мелкая подружка. Лиза остановилась так резко, что следующая за ней тетка налетела на волочащийся чемоданчик.
— Девушка! Ну вы идете?
— Простите, — не оглядываясь буркнула Лиза.
Выходить все-таки придется. Прямо навстречу этим. Прямо в руки, можно сказать. Чего они-то тут? И где Ленуся? Она шагнула на перрон, Игорь ловко подхватил чемоданчик из ее руки. Рыжуха укрылась за его спиной.
— Привет! — он улыбался.
Он имел наглость улыбаться! Приперся на вокзал! Притащил эту свою! А как он, кстати, узнал, что она приезжает? Значит, ему сказали дома. Значит, он общался с мамой и бабушкой. И те сдали ее. Хотя, они же не знали. Лиза же не сказала им, что уехала из-за Игоря. Ну вот, опять выходит, что сама виновата. «Все зависит от меня», — вот уж верно.
— Где Ленуся? 
Забрать свой чемодан и уйти.
— Елена Георгиевна не приехала. Она делегировала мне почетное право встретить тебя.
Сдали... Продали... Обманул, заболтал всех... 
— Отдай чемодан, я на автобусе доеду.
Она сопротивлялась. Она захлопнулась, не пускала его внутрь. Мысленно Лиза подняла руки, обвела себя кругом: «Я в скорлупе, я — иголка в яйце, я не вижу тебя и не слышу, тебя вообще здесь нет».
— Лиза, познакомься, — он вытянул из-за спины свою обезьянку, — это моя сестра Соня. А это, — он взял Лизу за локоть, потянул к себе, — моя любимая девушка Лиза. Знакомьтесь, девочки.
Рыженькая что-то пискнула, сморщив носик. Лиза не расслышала, она даже «любимую девушку» пропустила, у нее в голове бабахнуло полуденной питерской пушкой: «Моя сестра!» Сестра... Господи, ну конечно, сестра! Почему она даже не предположила этого? Скорлупа пошла трещинами, посыпалась на асфальт перрона. А может, он врет... Это же классика жанра — представить любовницу кузиной. Лиза подхватила последний осколок своей брони, выставила щитом:
— Двоюродная?
— Почему двоюродная? Родная. Софийка, подтверди!
Девчонка кивнула:
— Ага. Сестра. 
И пропела: 
— Здравствуй, сестра-а-а, дак ёлы-палы...
Они загрузились в Игореву машину, но с вокзала свернули не налево — в сторону ее дома, а почему-то направо.
— Ты куда меня везешь?
— К себе. Хочу с мамой познакомить.
— Игорь, ты сдурел? Полпервого ночи. Самое время для высочайших визитов. А дома у меня все уже на ушах: Лиза пропала. Мама сейчас в полицию названивать начнет.
— Не начнет. Мне разрешили умыкнуть тебя на выходной. В воскресенье вечером я лично верну тебя твоим исскучавшимся домочадцам. Не веришь? Позвони домой.
— И позвоню.
— И позвони.
— И позвоню!
Она вытащила из кармана куртки мобильник, набрала мамин номер:
— Мама...
— Лизок, здравствуй милая. Мы так соскучились. Добралась? Игорек встретил? Молодец! Да, да, я в курсе. Завтра вечером, в воскресенье мы вас ждем. Да, с Игорьком и с Сонечкой.
С Игорьком... Пока ее не было, этот прохиндей угнездился у нее в доме. Очаровал всех, заставил, взявшись за руки, радостно кружить вокруг него. Она представила, как мама, Ленуся и бабушка в белых длинных рубахах, с распущенными волосами водят хоровод вокруг майского дерева, сквозь которое проступает полупрозрачная, мерцающая, очень знакомая фигура. «Ох, Игорь, Игорь, Игорек, Игореша, никуда нам от тебя не деться. Мне не деться. А надо?» — Лиза чувствовала, как рассасываются в ее душе шрамы, разглаживаются. Нет, рвать нельзя. Да больше и не нужно.
Машина тормознула у блочной пятиэтажки в глубине дворов не особо далеко от Ледового дворца. Второй этаж. Небольшая двушка. В дверях — Игорева мама, миловидная полноватая женщина, такая же светловолосая, как и ее сын. Спортивный красный костюм и кроссовки. 
Лиза, тебе не кажется, что это не совсем домашний наряд для несколько заполночь?
 «Здравствуйте, Лиза... очень рада познакомиться... Игорь так много о вас...» Обязательные фразочки. Но как-то набегу: «Пойдемте-пойдемте, я вам сейчас все покажу... вот здесь в кастрюльке пюре, вот тефтельки... Лиза, это Тефтельки, Тефтельки, это Лиза, знакомьтесь... надеюсь, вы проведете вместе несколько приятных минут... Софийка, перестань лопать, потом поешь... я вам на своей кровати постелила, в комоде есть плед, если холодно...» Ошеломленная Лиза металась за красным трикотажным протуберанцем из кухни в комнату и обратно и ничего не понимала. Вслед за ней, как была в куртке и шапочке с помпоном, не раздеваясь, прыгала рыженькая мартышка, морщила конопатый носик, ловко выхватывала вилкой то тефтельку из-под крышки, то кусок огурца из салата. Звякнул домофон. «Еще кто-то? Я что на ночной шабаш попала? Масонское сборище? Сходка иллюминатов? Святой Дэн Браун, храни нас!»
— О! Всё, Валерик приехал. Соня, где наши вещи? Взяла? Молодец! Ну мы понеслись. Лизочка, мы с вами еще увидимся. Гошка, ты помнишь: заберешь нас во вторник. Пока-пока.
И мама с Соней вымелись из квартиры.
— Игорь, это что сейчас было? Куда они на ночь глядя? — Лиза стояла в крохотной прихожей, уставившись на захлопнувшуюся дверь.
— Не беспокойся, они не будут всю ночь слоняться под окнами, жалобно стеная. — Игорь потянул ее на кухню, — пойдем, я буду тебя кормить. Ты — голодная.
— Но все-таки... Странно как-то... Познакомили меня с фрикадельками и умчались.
— С тефтельками. Это мамино фирменное блюдо. Сложнее у нее ничего не бывает. Они на дачу уехали, мамин бойфренд их отвезет. А я во вторник заберу. Так что до вторника я совершенно свободен. И ты тоже. Давай садись, — он выставил перед Лизой тарелку, с горкой пюре, украшенной, как короной, пахучими мясными шариками.
Только что ей казалось, что есть она совсем не хочет, Люся покормила ее перед выездом, и в поезде, читая книжку, она нет-нет да отламывала кусочек от большой шоколадки. Но аромат домашней еды, запахи уютной кухоньки, перца и мускатного ореха, вдруг пробрали ее так, что слюнки потекли, и Лиза схватилась за вилку и нож. 
— А ты? Почему только мне положил?
— Ты ешь, ешь, а я тебе буду рассказывать, как я тут без тебя с ума сходил. Ты ведь из-за меня уехала, — не спросил, утвердил он.
— Нет, —Лиза мотнула головой, сквозь полный рот вкусноты пробубнила, — у меня отпуск был.
— Угу, отпуск. Я тебе звоню, номер не отвечает. Я в музей пошел — «Взяла в счет отпуска две недели, сказала, что родственница какая-то заболела, надо срочно уехать». Я потопал к тебе домой, извини, позвонить твоей маме не мог, номера мне никто не давал — «В санаторий укатила», никаких болящих родственниц не обнаружено. Ох, Лиза, Лиза, врать нехорошо.
Она покивала головой, сказала, дожевывая очередной кусок:
— А я больше и не буду, вот доберусь до дома и все им расскажу, и про Люсю, и про коньки. Самой надоело байки сочинять.
Игорь, сидевший напротив, почесал в русой бороде:
— Люся, это кто?
— О! Это кино. Болливуд. «Родные незнакомцы». Я в санатории свою родную тетку встретила. У меня кроме Ленуси еще одна тетка есть, их старшая сестра, она в Питере живет и к нам не ездит, не знаю почему. Последний раз приезжала, когда мне четыре года было. Мы случайно познакомились в глуши белорусских лесов, гуляем, разговариваем, я про своих, про себя стала говорить, а она мне: «Здравствуй, Лизок». Понимаешь, так меня только домашние зовут. Я обалдела, откуда незнакомая тетя знает. Ну вот. А потом она уезжала и меня с собой в Питер позвала: «Что ты тут одна скучать будешь, поехали». Я и поехала. Так что врала я долго и самозабвенно. Пора с этим кончать. И так и быть, начну не врать с тебя: да, все из-за тебя. Я вас на вокзале видела. Ты стоишь на перроне, а я билет начальнице покупаю, сквозь окно тебя вижу. Сейчас, думаю, подойду. А тут эта, ой, прости, твоя сестра прыг из поезда и прямо тебе в руки. И знаешь, я такого лица у тебя, такого счастья, такого любования, что ли, никогда не видела. Я чуть с ума от ревности не сошла. А дальше все само собой пошло: убежать, спрятаться, не встречаться. Можно сказать, я бежала в панике, теряя тапки. Люся меня спрашивает: «А как возвращаться будешь? Под столом от своего Игоря прятаться?» Она жесткая, Люся-то. Но правильная.
— Ну и как бы ты вернулась? Ну если бы я... Если бы Софийка не сестра моя была, или не она, а какая-нибудь эта, как ты говоришь.
— Я заковалась. Прочно. В броню. В скорлупу. Ты бы не пробился.
— Не пробился бы... — он поднялся, забрал у Лизы пустую тарелку, погладил ее по голове, как ребенка, — Бедная моя девочка... А, поговорить, спросить, скандал, в конце концов устроить?
— Я не умею. Ты мне лучше про сестру расскажи. Почему не сказал раньше, что она есть?
Игорь поднял кстати вскипевший чайник, сунул пакетики с чаем в две кружки, залил кипятком:
— Тебе что к чаю? Есть варенье, и еще конфет немного осталось, Сонька все слопала. 
— Ничего, я с таком. Рассказывай.
— Слушаю и повинуюсь, моя госпожа. Рассказываю. Понимаешь, она мне не просто сестра, она фактически мой ребенок, я ее вырастил. Мне двенадцать лет было, когда она родилась. Нежданно-негаданно. Никто и не рассчитывал. Нулевые. Жили так себе. После дефолта еле-еле выкарабкивались. У меня отец бизнесом мелким занимался, таскал из Финки кондиционеры, обогреватели, прочие прибамбасы. И тут он остался со всем добром на руках. И этот товар, лежа на складе, день ото дня в рублях дико дорожает, и по таким заоблачным ценам никому не нужен. Закупалось-то за баксы. Распродавалось все по такому демпингу, обоплачешся, лишь бы в какие-то деньги это барахло превратить. Не поверишь, бизнесмен сыну ботинки нормальные купить не мог. В школьной раздевалке уперли хорошие, новые пришлось на Троицком рынке покупать, на китайской барахолке. Распродал папочка весь свой склад и пошел на маршрутке баранку крутить. По двенадцать часов за рулем. Домой только спать приходил. Мама бухгалтером работала, на такого же бизнесмена, что враз без денег остался. В общем пошло-покатилось. 
А тут, здрасте-пожалуйте, дитё образовалось. Выгуливать коляску после школы — на мне. Нагуляю ее и на тренировку. Подросла чуток, мама на работу вышла на полдня. Я с уроков пришел, пост принял, мать на работу умчалась. У меня в одной руке учебник, в другой погремушка. Покормил, памперсы поменял, на улицу потащил. В коляске внизу сумка спортивная. Когда мне на трынпроцесс пора, матушка вернется, Соньку перехватит, что не успеет по бухгалтерии своей — дома доделает. А я в Юбилейный, на тренировку. Мутота еще та.
 Как-то, ей уже месяцев десять было, ходить стала пробовать, я ее гуляю-гуляю, а мать не идет. Мне уже бежать надо. Звоню, а мама: «У меня налоговая проверка, я уйти не могу. Ну пропустишь разок, ничего страшного». Ага, ничего страшного, у меня Зона на носу, зональные соревнования, меня тренер убьет. У нас одна уважительная причина для пропуска тренировки была — смерть. Поперся в Юбилейный с коляской. Бегу, сам плачу, сопли варежкой по щекам размазываю. Соньку шепотом матерю, мать тоже. Ну куда я с девкой на тренировку? Влетаю в вестибюль... А, у нас на вахте тетка сидела строгая, у нее кличка была Пиночет. Она, по-моему, всех знала, кто из какой группы, кто у какого тренера. Бог не дай, ей что-то не понравится, сразу орет: «Вы чего тут устраиваете, счас тренеру нажалуюсь!» Короче, влетаю, а она мне: «Громов, ты зачем дитё приволок, куда ты его? Совсем с ума посходили, малохольные!» Тут уж я не выдержал, заревел как маленький: «Мать не пришла... оставить не с кем... отец на работе... тренировку нельзя пропускать...» Тетка руками всплеснула: «Ишь ты, какой папаша малолетний. Давай сюда дитё свое, посижу с ней, — и уже Соньке, — а кто тут у нас такой хорошенький, а кто тут у нас такой сладенький?» В общем оставил я ее на вахте. Тогда в первый раз. А потом уже частенько. Пиночет, в смысле, тетя Нюра, с ней хорошо управлялась.
Софийка, можно сказать, возле катка выросла. Тетя Нюра ее на трибуну приведет, сидят, смотрят, как мы круги по льду нарезаем. Конечно, меня дразнили. Папашей, папочкой, папиком. Но все привыкли. Девчонки нянчились, косички заплетали, конфетами кормили, игрушки дарили. На детских соревнованиях принято не цветы на лед бросать, а всяких мишек-кошечек плюшевых. У нас их скапливалось — тонны. Вот Соньке и «скармливали». В общем, типичная дочь полка получилась. Не поверишь, один раз я ее даже на соревнования выездные взял, в Москву. Но это я уже в молодежке катался, в танцы ушел. Нет еще не с Никой. Другая была партнерша. Уже школу закончил. Сестрице, соответственно, шесть годков стукануло, большая девица. Почти на выданье. Вот родители и воспользовались случаем, в отпуск вдвоем укатили. Меня в Москву не брали. Наша пара в команду не вошла, и я думал поволынить слегонца, пока все на соревнованиях. Но в последний момент одна пара отпала, девчонка колено повредила, и они вылетели. И нас вместо них поставили. А у меня Сонька. Тренер рукой махнул: «Ладно, бери, дам вам свой номер, отдельный, сам на твое место пойду».
Почему сейчас приехала? Потому что избалованная бездельница. Три года назад мать с отцом развелись. Я не рассказывал? Что значит, вообще ничего о себе не рассказывал? Ну да, ничего. Я играл таинственного томного незнакомца. Черный ловелас. Заигрался, каюсь. Чуть моя девушка от меня не сбежала. Не буду, не буду больше. Теперь я весь у тебя на ладошке, Лизок. Нет, буду так звать, и только так. Я теперь тоже домашний. Твой домашний. Значит, мне можно.
Короче, разошлись родители: отец в Питере остался, а мать сюда подалась, назад, на малую родину откатилась, в доставшуюся, как наследство, родительскую квартирку. Мы с сестрой посовещались: Сонька с отцом остается, ей школу заканчивать, чего дергаться на новое место. А я мать не смог бросить, она этот развод пережила тяжко. Все, аллес, конец жизни, дальше лишь одинокая старость. Это она, конечно, напрасно. Она у меня совсем не старая. Да, ты видела. И вон, только приехала, сразу бойфренда завела. Валерика. Хороший, кстати, мужик, добрый и ласковый, как сенбернар. Ага, и такой же здоровый. У меня спортивная карьера закончилась, и я с матерью сюда к вам перебрался. Ничку перетащил. Говорила, наверно? Вот. Теперь поднимаем тут у вас фигурное катание на должный уровень. А в этом году сестрень школу закончила. И? И никуда поступать не стала. Не определилась она, видите ли. Не придумала на какое попрыМщэ кости бросить. Вот и думает тут у меня под боком. Под приглядом.
Поздний ужин закончился, чай выпит, тарелка и кружки сдвинуты на край стола. Лиза сидит у Игоря на коленях, все там же на кухне, слушает рассказ про Соньку. Не только ушами, всем своим телом слушает, через тесно прижатый к его груди бок, через обвивающие его шею руки, через тонущее в его распущенных волосах лицо.
Еще немного, и все слова будут сказаны, и тогда... 
И тогда мы, пестрое, вечно спорящее и порой даже громко ругающееся сборище, гордо обзывающее себя Автором, уберемся из маленькой двушки, что расположена в глубине дворов совсем рядом с Ледовым дворцом. Тихо утянемся за дверь, стараясь не топать и не уронить что-нибудь напоследок. Но пока еще можно притаиться в уголке, подглянуть-подслушать.
Лиза полезла в свой чемодан за зубной щеткой. Трамс-бамс — на пол выскользнуло что-то плоское, громкое, в пакет от Пятерочки засунутое.
— Что там у тебя, дрова? Сейчас нервные соседи по трубе стучать начнут — разбудили.
— Ой, прости. Это, знаешь, что?
Лиза потащила из пакета доску. 
— Наша семейная реликвия. Икона.
— Ты что с иконой в санаторий поехала? Не знал, что моя девушка так набожна.
— Нет, — Лиза сунула Игорю под нос темную деревяшку, — тут целая история. Ну, я коротко, спать уже охота. Мне ее Люся в Питере дала. Видишь, тут отколото.
Она провела пальцем по левому краю доски.
— Это половина. А вторая — дома у меня лежит в столе. То есть, первая. Первую половину моя прабабка хотела Люсе отдать, но не успела — умерла. А Люся ее не нашла и думала, выкинули. А она, половина, в серванте завалилась куда-то в зады и там прозябала. Мы недавно случайно вытащили на свет божий. А эту, — она провела ладонью по иконе, — Люся в Тотьме забрала. Это откуда моя прабабка родом. Люся там, ни много, ни мало, родственников нашла. Тут вот, видишь, страхопудило зубастое. Кусалка-Петушок. Из-за него Люсин двоюродный брат, а мой, значит, дядька, утонул. Все клад на островах искал.
— Какой клад?
— Не знаю. Это какая-то легенда. Примерно так: жили были два брата-купца по фамилии Холодиловы. Это пока не легенда, это, правда, какие-то наши предки или родственники. И был у тех братьев клад. И зарыли они его на острове. И вот эта икона как-то с кладом связана. И еще песенка, считалка детская. Ее моя бабушка в детстве знала, да забыла, а Люсе в Тотьме рассказали, и она записала. Я не помню. Там этот Кусалка-Петушок клад сторожит, а ключ от клада почему-то у Святого Петра на шее. Петр, он на первой половине иконы. Не знаю, почему икона расколота. Говорят, сами братья-Холодиловы ее раскололи. В общем, Люся мне вторую половину отдала, чтоб я в музее реставраторам подсунула, почистить. Вон она как зеленью купоросной заляпана. Давай спать, что ли, а то я сейчас прямо в прихожей или в ванной со щеткой в зубах усну.
Ну все. Слово «спать» прозвучало — выметаемся. И до середины воскресенья, часов до двенадцати носа в эту квартиру не сунем. Пусть спят.
Или еще лучше, займемся пока своими делами, и к нашим героям вернемся уже часиков в семь вечера, когда Лиза с неизменным своим колесным чемоданчиком и Игорь в парадном костюме, ну хоть без галстука, и то слава богам, ведающим застольем и праздничными посиделками, окажутся на пороге Лизиного дома. И папа, мама Эля, Ленуся и бабушка Тома смогут, наконец, обнять свое долгожданное блудное чадо.

Кстати, об Эле и Ленусе. Нам кажется, пора уже познакомиться поближе с девочками-близняшками.
Наблюдать за близнецами всегда забавно. Наблюдать и задаваться вопросом: что скрывается за внешней одинаковостью, есть ли разница внутри. Они чем-то похожи на того древнего бога с двумя лицами, который мог смотреть в обе стороны, но идти только в одну. Так же и мы, автор — пестрое сборище сжатых в одном мозгу личностей. Каждый тянет на себя ткань сюжета, но в результате мы так или иначе толкаем его в одну сторону.
Так что, если хотите узнать непростую историю Эли и Ленуси, открывайте вторую книгу.
 




[1] Нахабница — нахалка (белорус.)


[2] Знайдыш — найденыш (белорус.)


